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«37 И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них [Иаков] белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях,
38 и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями.
39 И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами».
                             
                                                          Бытие. Глава 30
        
                             
                               Двадцать восемь кукол 

Каждая женщина, по образу Девы Марии, через рождение дитя, участвует в мистерии спасения рода человеческого… 

У нее было двадцать восемь кукол, и каждое утро она вставала раньше на полчаса, чтобы перед дорогой в садик успевать одеть, усадить и накормить своих малышек.
Она росла, похожая на отца: красивого крепкого мужика, охотника, державшего в доме свору породистых собак. Девочка любила забираться отцу на колени, лазить по нему, как по дереву, и он брал ее в охапку сильными руками с толстыми пальцами. Они строили дом, и маленькая Таня тесала бревна маленьким топориком вместе с отцом. Все так было хорошо, радостно. И вдруг мама с папой стали ссориться, ни с того, ни с сего, страшно. 
-Что ты все с этой охотой?! Пока ты зайцев стреляешь, друг твой вон, Севастьянов, уже магазин открыл! - тыкала куда-то в сторону указательным пальцем мама. 
Папа молчал, забивал пыж в патрон.  
-Ты будешь помогать мне по огороду?! - кричала мама, копаясь на грядке. 
Папа жарил картошку и колдовал у самогонного аппарата, пробуя зелье. Полез на чердак, и дочка по стремянке увязалась за ним.  
-Куда ты, пьяный, ребенка потащил? - волновалась мама, - уронишь ее оттуда!
- Не уроню, - хмуро отвечал отец.  
-Картошка у тебя тут пригорит! - скоро опять с огорода шумела мама, - ты помешай сначала, потом лезь. 
-Я знаю, когда мешать.
На чердаке, как тюль на окошках, висели полоски света. Сохли шкуры зверей на веревках. Папа мял их руками, подносил к носу, неторопливо снимал и укладывал стопой. Она была «вылитая папа», и также, с усладой, утыкалась лицом в колкий мех, вдыхая запах, зная, что выделанные папой шкуры станут мягкими, как плюшевые игрушки.
Они стали спускаться вниз: сначала папа, со шкурами, а за ним дочь.  Мама у плиты мешала картошку, морщилась: 
-С кабанятиной опять нажарил!
- Ты зачем, сука, лезешь, куда тебя не просят?! - взревел охотник-отец. 
И схватил нож. Мама отпрянула, наткнулась на палку с гвоздями. Замахнулась ею на отца. Тот бросил нож, выхватил из рук мамы палку, несколько раз ударил ее со всего маха. Мама с визгом выбежала на улицу, папа нагнал ее, бил кулаками, ногами. Вернулся во двор, взгляд его пал на ящики, полные пустых бутылок: их собрала мама, чтобы сдать в пункт приема посуды.  Папа схватил топор, и начал обухом молотить поклажу. Собаки заливались лаем. Во двор влетела окровавленная мама, заскочила в дом, и выбежала почему-то с трансформатором от телевизора.  
-Это я покупала, я его забираю! - прокричала она. 
Дочка понимала: папа поступает плохо.  Маму надо жалеть. Но глаза ее видели: мама стала некрасивой. А папа все равно был красивым: он высоко взмахивал топором, и осколки стекла со звоном разлетались по двору, сверкая на солнце. 
Мама крепко взяла Таню за руку и потащила за собой. Так она и шла с тяжелым трансформатором и дочкой, волоком тянущейся за ней.  
У остановки автобуса папа догнал их. И снова ударил маму. Но здесь толпились люди, а он был в одних трусах, развернулся и пошел себе.
-Сволочь! Я тебя посажу!  - сквозь рев кричала мама. 
Девочка вжимала голову в плечи, прячась от людских взглядов. Хотелось снова на чердак, где было так тихо. Накрахмаленными занавесками стояли полосы лучей. Высели шкуры зверей, которых другие дети видели только на картинках. Пахло кожей, и папа был таким добрым!  
По заявлению мамы папу посадили на пятнадцать суток. Мама носила ему еду, и упросила начальника, чтобы выпустили его раньше. Но скоро все повторилось.
Бабушка говорила: 
-Вот, я тебя предупреждала, я сразу видела, что он зверь! Татарин, он и есть татарин! 
-Какой он татарин, у него только бабка татарка! 
-Татарин, татарином был, и татарином останется! Ухаживал за тобой Севастьянов, порядочный человек, вышла бы за него, жила бы сейчас, горя не знала. 
Мама показывала дочке этого Севастьянова: 
-Мог бы он быть твоим папой.  
Таня косо посмотрела на хлипкого суетливого дядю, который открывал перед тетей дверцу нового легкового автомобиля и усаживал, поднимая с трудом, в него ребенка. И усмехнулась, вспомнив, как она, ничуть не боясь, взлетала к потолку и вновь падала в большие сильные надежные папины руки. Только этого больше не было: они с мамой жили отдельно от папы, рядом с бабушкой. На одной лестничной площадке.
Не было и двора с собаками, машущими хвостами, больших бревен и маленького топорика, который все равно стал не нужен, потому что нечего тесать. Только песочница, откуда бабушка вытягивала Таню за руку, ругаясь, что песок сырой и можно на всю жизнь остаться «неродихой».
Таня усаживала рядком своих двадцать восемь малышек, кормила их, одевала: а кому еще о них позаботиться, ведь у них тоже не было рядом папы. Однажды мама одела ее во все нарядное и повела на концерт камерного хора.  

                                       Богородица Дева, радуйся!

Молитвенные голоса текли по жилочкам, пробирались под сердце, забирая его в ласковые, как у мамы, ладошки.

                             Благодатная Мария, Господь с тобой 
    
Концерт давали в старой пустынной Церкви.  Под ее сводами молодые женщины стояли полукругом в строгих черных одеяниях и белоснежных воздушных шарфах, легко накинутых на головы. Лилась набожная песнь. 

                             Благословенна Ты в женах… 

Высокий дирижер в белом костюме плавными бережными движениями лепил из светлого многоголосья единый пронзительно бьющийся звук, подкидывал его ввысь, где и вершилось соприкосновение с Господом.

                             И Благословен Плод чрева Твоего… 

Первый класс Таня Малинина окончила на отлично, и твердо знала, что в ее тетрадках и дневнике никогда не будет никакой другой оценки, кроме пятерки.  Темные длинные волосы были старательно заплетены в тугую косу, высокий лоб переходил в чуть насупленные долгие брови, из-под которых, будто из двух глубоких распадков, неподвижно смотрели большие карие глаза. К той поре она уже отучилась в музыкальной школе по классу фортепиано, и даже имела похвальную грамоту за усердие и прилежание.    
Мама стояла рядом, изредка поправляя и без того идеально уложенный белый воротничок или, по ее мнению, чуть выбившую из ровного пробора прядь волос. Она гордилась дочерью, всегда была за нее спокойна, как за лучшую в классе ученицу и внимательную, серьезную девочку. Но сейчас, не зная почему, волновалась и робела перед ней. Дочь внимала музыке не по-детски, и не по-взрослому: словно исчезнув, вбирая пение, все видимое и еще что-то, неведомое.

                                 Яко Спаса родила…  
         
На мгновения Тане казалось, будто она в Храме совсем одна. Рта не раскрывала, а молитва лилась из нее, иным, мотыльковым порхающим голосочком.

                                 Еси душ наших…

Звуки рассыпались под куполом, сходили с выси теплым безводным дождем. Лица исполнителей стали похожи на иконописные лики.   
Дирижер размеренно, в такт растекающимся капелькам звука, развернулся с благородным, степенным поклоном. Большой, русобородый, он был красивым и добрым. 
Вдохновенные глаза руководителя известного в городе университетского хора на миг невольно остановись взглядом на все еще внимающей голосам девочке лет восьми. Дирижер удивленно и одобряюще кивнул ее маме, отдал третий поклон. И вновь, с распростертыми руками, развернулся к хору, став похожим на большую птицу. 
Таня запоздало улыбнулась, чуть-чуть, уголками губ, одарив, будто протиснувшимся сквозь появившуюся малую брешь в ночи, счастливым лучиком солнечного света. 
И вновь она была одна в старом Храме с потускнелыми, почти неразличимыми ликами икон. И ангел пел из души ее…

Мама записала Таню в детский хор при «Доме пионеров». У входа в репетиционный зал была нарисована забавная картина: с одной стороны, на тощих полусогнутых ножках смешной рыбак с сетью, с другой - большая пучеглазая старуха у разбитого корыта. Сказка Пушкина. Жизнь с детским хором стала такой интересной: поездки, выступления, конкурсы! И репетиции, репетиции… Малинка выстраивалась рядком с другими детьми-хористами, набирала в грудь воздуха, чувствуя, как учили, плечо соседа, и лился единый сильный звук:  
           
               Слышу голос из прекрасного дале-ока-а…

                             Мисс «Красная Талка»

В двенадцать лет, в пионерском лагере, расплели ее длинную косу, распушили волосы, подкрасили ресницы, и Таня Малинина взошла на пьедестал с маленькой короной на голове и крупной надписью на алой ленте поперек груди «Мисс «Красная Талка». 
Королева стояла под восхищенными взглядами, стыдливо сутулясь, по-детски косолапя ноги. Весь оставшийся и последующие дни Таня ловила на себе взгляды, еще более прилипчивые, скрытные, любопытные, посматривали мальчики из старшей группы, почти мужчины и даже физрук улыбнулся странно, протяжно, будто заскользил вокруг. Около палатки, где располагался ее отряд, стоял Алешка, которого называли «проблемным». Хулиганистый, непоседливый, он смотрел робко, покорно, низко опустил голову и словно сквозь мрак проговорил: «Давай с тобой дружить». 
 Вечером с девчонками они играли в «больничку». Таня была «больной», лежала с чуть опущенными трусиками и подружка, «врач», ставила ей игрушечным шприцом в ягодицу укол. Пальцы касались кожи, под веками всплывало, вспыхивая краснотой, лицо Алешки, и вдруг немотой налилось тело, сладкой и почему-то постыдной. Накануне отъезда они с Алешкой долго гуляли по лесу, молчали. Так хорошо было, шишки хрустели под ногами, и слышалось дыхание друг друга. Горн трубил сбор, Алешка развернулся перед ней, замер на миг и резко ткнулся в губы. Поцеловал! Горн трубил, трубил, а они шли, шли, и никуда не спешили. Пока физрук не увидал их на опушке и не закричал, страшно выкатив глаза: «Где вы бродите, вас все потеряли!»
Она написала Алешке. И долго не отправляла конверт, пряча его то в столе, то в книжке.  
-Это что?! - бабушка держала раскрытое письмо в руке. Клочки бумаги полетели в мусорное ведро, и свернутая бельевая веревка затряслась перед глазами, и почему-то так стыдно, стыдно, и жалко, жалко того, чего уже не будет, лопнувшего, как большой разноцветный шар. 
Она ждала, что напишет сам Алешка: он тоже брал ее адрес. Но письма от него не было, может, ему тоже не разрешила бабушка? Но ведь он же мальчик!? Мужчина!
С началом учебного года возобновились занятия в хоре. И шар внутри, казалось, превратившийся в лохмотья, на первой же репетиции разгладился, стал заполняться, шириться. 
В школе ее, старосту класса, председателя совета дружины, называли «звездочкой», не переставали ею гордиться, и она оправдывала надежды. Занималась в музыкальной школе, служила хору и училась, училась. Вытягивала в учебе отстающих: брала шефство над захудалым двоечником, сама в назначенный час приходила к нему домой, и скоро, на удивление учителей и родителей, махнувших на лоботряса рукой, парень выходил даже в «хорошисты». Но одноклассники сторонились ее и побаивались. Бабушка стала настоящей подругой: внучка жила рассказами о войне, о том, как в молодости бабушка осталась одна с ребенком на руках. У первого ее мужа – тогда, после войны, почти все не женились, а «сходились и жили», - вдруг нашлась утерянная в войну семья, и он вернулся к ней, хотя здесь уже была дочь.   
И все бы шло гладко, но иногда на Таню нападало страшное, просто парализующее волнение. Еще звучал последний аккорд на заключительном экзамене в музыкальной школе, Малинина, едва взглянув на членов комиссии, с опущенной головой вышла из класса.  Выпускники разрозненно ожидали результата в коридоре. Дверь распахнулась, послышалось объявление оценок. К ней вдруг подошел человек, возглавлявший комиссию, и предложил продолжить обучение у него, в классе фортепиано музыкального училища. Тут же руководитель известного в городе детско-юношеского вокально-инструментального ансамбля позвал в свой коллектив. А через два дня, на выпускном концерте, перед полным залом людей, Малинка словно оглохла, отупела, и закостеневшие пальцы невпопад бухали по клавишам рояля, и сама, как в пустой бочке, слышала обрывчатый гул. Тот же руководитель ансамбля, стоя в сторонке, лишь покачал головой, и уже не подошел.
Перед боязнью ли публики, или, скорее, по совету бабушки, она не пошла в искусство «плодить нищету», а как золотая медалистка, вне конкурса, поступила на самый престижный тогда экономический факультет университета. Пения, однако, оставлять не хотела: на концертах хора, где выступали сообща, Таня никогда не испытывала страха, а как раз наоборот: свободу, полет! Однако, увы, на индивидуальном прослушивании у самого Бобруйского голос дрожал, пропадал, она переставала себя слышать, готовая убежать от стыда.  
- Вы всегда так волнуетесь? - заботливо спросил опытный хормейстер: так, в мечтах её, разговаривал с ней отец.  И Малинка стала посещать известный на всю область хор при университете, который некогда, маленькой, услышала впервые в Божьем Храме. 

                                            Бездна    

Поцелуев носился по стране, словно ведомый, пока его среди зимы каким-то чудом не закружило на Волгу. В клуб санатория, на дискотеку, Валю затянули местные девчонки: просто подхватил под руки, одиноко идущего, и со смехом понесли на рысях. В темном зале жались к стенкам или танцевали друг с другом грузные тети, наломавшиеся за жизнь у станков и направленные сюда заботливым производством: двигались они при этом весьма элегантно. Загромыхала другая музыка, дамы отлипли от стен, проявляя всю нерастраченную за жизнь на поприще веселья энергию. Местные юные бестии, не оставляя шефства над Валентином, вжарили своим кругом. Он танцевал, все с большим сопереживанием выслеживая, как на хороших окладистых выпуклостях одной из бойких девчонок, от упоенного вращения, все ниже сползает замочек молнии обтягивающей кофточки. И вдруг, голову его словно развернуло – вывернуло градусов на девяносто. Там, возле длинной шторы, под слоеными покровами стыда, в смущении скрестив на животе руки, стояла девушка с так притягательными для него длинными черными волосами, с глазами, большими, отстраненными и внимательными.  
Танцевала она неумело, и торопилась вернуться на свою излюбленную позицию, к шторе. 
Следующим утром они катались с обрывистого берега на лыжах. Здесь, где некоторые вчерашние лихие танцовщицы визжали и побаивались, тихая большеглазая девочка скатывалась молча, смело, точнее, оставаясь невозмутимой. Он дождался, когда она упадет, помчался по склону, сделал крутой поворот и протянул руку поднимающейся со снега девушке. 
Ничто не предвещало длительных отношений. Ей было девятнадцать, ему сорок восемь.  Он сожительствовал с молодой надежной женщиной, и в этом плане не собирался ничего менять. Таня училась на третьем курсе Ивановского университета, уже собиралась замуж.
- Нас с первого курса все стали называть «жених» и «невеста», - рассказывала она, растягивая слова. – Мы сразу стали соревноваться в учебе: кто лучше? Так выходило, что первой оказывалась я – у меня по успеваемости лучший рейтинг по университету.  А он второй.  И бабушке он очень нравится: говорит, выходи за него. И его мама, Татьяна Ивановна, она преподаватель, тоже хочет, чтобы мы поженились. Она как-то пригласила домой меня и еще одну девочку из нашей группы. И спросила: как вы думаете, кто должен руководить в семье? Женщина или мужчина? Та ответила, что мужчина, а я сказала, что мужчина на работе пусть руководит, а в семье главная – женщина. А у Татьяны Ивановны, я посмотрела, муж вообще подкаблучник. Потом, вот уже перед новым годом, она вдруг говорит: «Я знаю, вы с Женей хотите пожениться?» - его так зовут, как и моего отца, Евгений. А он мне ничего не предлагал, и речи не шло о женитьбе. «Давайте, - говорит, - летом». И в комнате нас одних оставила. 
- И что там было, в комнате? – чуть игриво, с неожиданной ревностью спросил Валентин.
- Ничего там не было. Что там могло быть? 
- Так, я не понял. – Брал Валя иной тон. – Он нравится твоей бабушке. Ты нравишься его маме. А вы-то, как меж собой? Кто у вас кому нравится?
- Я не знаю. Просто я выросла среди одиноких женщин, которые без мужей воспитывали детей.  И мама, и бабушка, и тетка, все вокруг. Я никого не знаю, чтобы жили с мужьями. У нас же город женщин.  А как можно без мужчины воспитать детей? Так мне надоели эти бабы, и я не хочу так жить. Хотя какой из него мужчина? Без мамы шагу ступить не может. Но он же пока молодой? 
Был праздник «Крещения», и они шли с типовым санаторским электрическим чайником, держа его с двух сторон, за крещенской водой. Вокруг стояли заснеженные деревья, играя нарядами в свете матовых фонарей, воздух полнил грудь, мороз пощипывал носы и щеки. Тропа вела к Волге, маня высвеченным звездным простором. Высокий берег ухал вниз, во тьму, где, словно выползая из бездны, сгущалась белая гладь великой реки, распростиралась, тянулась и вновь, как небесная дорога, растворялась в бездне. 

Сгустилась бездна звезд полна,
Звездам числа нет,
Бездне дна…

Прочитал Валя с интригующей интонацией. 
- Кто это написал? – шуточно экзаменовал он. 
Как правило, в этом сюжете следовал ответ: «Пушкин». Реже: «Лермонтов».  И дальше Поцелуев имел возможность удивлять!
-Ломоносов, - поразила отличница его.  
Малинка смотрела на Валентина, ровно это он пришел пешком с далекого Белого моря, чтобы открыть людям закон сохранения энергии, иными словами, закон присутствия вечности на Земле.  
Они набрали из родника воды – крещенской, особенной. Вновь вместе держали чайник, и он, скользнув по овальной ручке, чуть коснулся своей рукой, в перчатке, ее руки, в варежке: она одевалась по-детски. И ничего не надо было, кроме этого касания, и никакая телесная близость не заменила, не восполнила бы его. Ему так и хотелось, как в юности, преодолевая робость, как не случилось, может быть, тогда, когда должно было случиться, а все началось сразу. И такой же разряд проскочил там, через ткань перчатки и шерстяную вязь, между двумя пальцами, сердцами. И бездна вобрала их, улетающих под звезды с чайником, полным крещенской воды.
Таня Малинина совершенно не подходила для флирта, для мимолетной плотской утехи или санаторного романа: в ее больших сумрачных глазах жил иной порядок. Валентин так и не сумел растолковать выражения глаз вечной отличницы, но под их взглядом он чувствовал себя небожителем, пришедшим людям на радость.   
Он уезжал раньше. Сидел в теплом автобусе, смотрел в оттаянный дыханием глазок замерзшего стекла. Она стояла на морозе, подтянув плечи и пряча в рукава руки в варежках, сдвинув лодочкой тупоносые носки немодных сапог, сутулясь, как все очень старательные ученики, вечно согбенные над книжками. И глаза ее большие, глубокие, широко посаженные, с весенними снежными белками, снизу-вверх, неподвижно, глядели так, будто он был волшебником, уносившим единственную на земле надежду. 
На следующий день Валентина встречала близкая женщина: быстрая, подвижная Вероника, с фигурой, отточенной художественной гимнастикой, едва касаясь носочками земли, с разбегу бросилась ему на шею, и отлегло от сердца. Все хорошо. Ничего не надо было предпринимать, менять, крушить, строить заново: он называл ее женою, она была любящей, непоколебимой, и легко было следовать за ее решениями. Философ по призванию, Вероника всем образом и поведением соответствовала удивительной, редкой своей фамилии - Непорочная. 
 В семнадцать лет, после школы, Вероника с подругой приехала из Белоруссии поступать в институт. Как это бывает, провинциалок пригласили к себе изысканные молодые люди столичной наружности и без долгих подходов объяснили дурехам, что нужно делать для того, чтобы выйти обратно. Подруга не посмела ослушаться, и впоследствии родила от насильника ребенка, посвятив ему всю жизнь. А матер спорта Вероника вышла…  в окно седьмого этажа. Спасло ее чудо, тренированное тело да великолепная реакция: сумела зацепиться и несколько этажей катилась по водосточной трубе, а потом амортизировала на ветвях деревьях. Поломалась, но осталась живой и верной себе: Вероникой Непорочной.   
- Какая я счастливая, что ты у меня есть! – прижималась трепетная женщина. 
А из его души омутом утягивал взгляд: юный, сумрачный, с неизъяснимым светом в глубине. И он крепче прижимал жену, как бы выдавливая из себя эти донные родниковые всполохи. 

Валентин передвигался по Москве, трудился, чувствуя, как все более слепнет, обращается взглядом внутрь себя, где жил этот ребенок, девочка, с ожиданием и верой в больших глазах. Набрал оставленный Малинкой номер телефона.
Таня с мамой и бабушка жили на одной лестничной площадке, в смежных квартирах. Телефон был только в квартире бабушки, которая в свои восемьдесят пять лет одна управлялась с двумя огородами, и такого бы задала, если б поняла, кто и зачем звонит. Вале пришлось исхитряться, чтобы вызвать Малинку. 
- Кто это? Откуда? -  недоверчиво выспрашивала бабушка грудным бдительным басом.
- С факультета, по поводу зачета, - импровизировал Валя.
- А что у нее с зачетом?
- Все в порядке, просто перенесли сроки. И я бы хотел уточнить время. 
- А вы кто?
-Я преподаватель, профессор Сидоренко, преподаватель м-м-м истории.
- И теперь что, профессора сами звонят студентам?
-Демократия, знаете ли. Студенты имеют право выбора, и я заинтересован, чтобы выбор пал на меня.
Бабушка была дока, но и Валя не промах. Угрожающее дыхание в трубку сменилось на милость: она позвала внучку к телефону. И к полной для него неожиданности Таня вызвалась приехать к нему в гости. 
Поцелуев предусмотрительно снял номер в подмосковном санатории, так, чтобы и «Златоглавая» рядом, и природа. Но вечером позвонил друг, Андрюха Шипилов. Попросил быть свидетелем на свадьбе. Причем, бракосочетание должно состояться уже завтра. Так как в Москве, в отделениях ЗАГСа, очередь, важное событие произойдет где-то в Конаковском районе Тверской губернии. Там ждут. 
Друг – есть друг. Надо, значит, надо. У Шипилова иначе и не могло быть: стихия, талант, не разбери-пойми еще похлеще, чем сам Поцелуев! С другой стороны, так даже интересней - встретит Танюшку, в машину, и на торжество!
                                     
                                   Все возможно!
              
Ранним сумеречным утром, в тусклой обвальной привокзальной толпе, радостным пасхальным яйцом выплывало лицо девочки с лучистой, застенчивой, счастливой улыбкой: такие в столице давно перевелись! 
- У тебя есть паспорт? – спросил он первым делом.
Танюшка насторожилась: сколько рассказывают таких историй, когда заманивают, забирают паспорт, а потом продают в рабство.
- Зачем? 
- Свидетельницей на свадьбе быть.
- На какой свадьбе?
По пути, за рулем, Поцелуев рассказывал историю Андрея Шипилова и его жены, которую тоже звали Татьяной: история-то ему на руку - показательный пример!
Шипилов в среде андеграунда был известным бардом. Гуляка, вихрь! Тринадцать лет жил без паспорта! Ему паспорт был не нужен, везде его ждали, везде был накрыт стол, заслана постель! Пил, понятно – запивался! Вдруг откуда-то из Белоруссии объявилась девчонка, которая еще в детстве услышала его песни: окончила школу, и на поиски. Нашла битого жизнью мужика, уже «конченого», как всем казалось. Пошла за ним, каков он был, сначала и выпивала заодно, и жила, как он: неведомо, где проснутся. А потом давай в церковь ходить, посты соблюдать, исповедаться, и его за собой. Шипилова поставили регентом. Образовался ансамбль «Гамаюн». Запели и церковные, и мирские песни – фольклорные. Диски пошли, концерты. Высоцкого спели на древнерусский лад! «На-ад обрыво-о-ом, по на-ад про-па-астью–ю-ю… - показал Валентин протяжное пение, сомкнув большой и указательный палец колечком. 
Таня молчала. Сам Бобруйский, руководитель университетского хора, говорил, что в мире хоровой музыки - ансамбль «Гамаюн» неоспоримый авторитет! И что? Сейчас она так сразу окажется на свадьбе Шипилова, которого Евгений Борисович назвал выдающимся музыкантом?! Малинка ощупала контуры документа в нагрудном кармане: паспорт она не отдаст.
- Понятно, что это не рок, не попса, популярность такая относительная, в определённой среде, но… - продолжал Валентин.
- Я попсу не слушаю…
На обочине ждали двое. Как прилепленные к улице люди. Шипилов был на голову ниже невесты и, казалось, на жизнь старше: из далекого прошлого. В кожаном пальто, как у комиссаров в революцию. Густые усы и морщины стекали по лицу одинаковыми длинными запятыми. За плечом его, как винтовка у часовых, висела гитара в футляре. Беременная, рослая, круглолицая девушка держала в руках зачехленные концертные костюмы.
Тане пришлось пересесть на заднее сиденье: Николай поросился на переднее, снял обувь и закинул ноги на панель автомобиля, под лобовое стекло:
- Извините, пятки разбиты, ноют…– голос у Шипилова был густым, с хрипотцой. 
- Отплясывал так, что разбил?! – со смехом спросил Валентин.
- Пришлось поплясать…- говорил музыкант скороговоркой. - Пистолет наставили, с пятого этажа пришлось прыгнуть… 
И опять у Малинки затаилось сомнение: да так ли все? На стене «Облонских-Центра», где у них проходили репетиции хора, располагалась галерея фотографий выдающихся музыкантов – на одной из них Евгений Борисович стоял с руководителем ансамбля «Гамаюн». Но там они оба такие молодые, юнцы. Единственное, что похоже – Бобруйский выше на голову!  
Дорога была забита машинами. Валентин поехал в объезд, по бездорожью, через вросшие в землю железнодорожные пути: глушитель у машины зацепился о рельсы и часть его оторвалась. Поцелуев закинул огрызок железа в багажник, снова выехал на нормальную дорогу и погнал под оглушающее гудение со страшной скоростью. 
Свернули, остановились, действительно, у ЗАГСа. Невысокий немолодой жених и рослая беременная невеста переоделись. Николай предстал во фраке, с галстуком-бабочкой, как на торжественном концерте. Так преобразился! Белорусская молодая женщина Татьяна в длинном, до пола, платье – сарафане – виделась Масленицей, пришедшей накормить всех блинами! 
Малинка категорически отказалась быть свидетелем: но уже не потому, что боялась за паспорт. Примета такая сесть – незамужняя девушка побывала свидетельницей, замуж потом не выйдет. А уж если и приглянувшийся мужчина с другой стороны в свидетелях, то и вовсе счастья не видать! Прежде Таня сомневалась, а могут ли они с Валентином быть вместе, как муж и жена? Теперь видела: все возможно! Никого не удивляло, что по возрасту жених годится невесте в отцы, люди принимают свадьбу, как она есть, даже такую спешную, с наскока! Радуются, поздравляют! 
- Так и не успел, Андрюха, нагуляться, - чуть слезным тоном произнес Валентин, стоя рядом с женихом во фраке.
Жених, как школьник на уроке, который вдруг «проглотил смешинку», сдавленно, до слезы, зашелся смехом.  
А когда расписывался «свидетель», раскрыл паспорт, сотрудники ЗАГСа полегли от хохота: «имя» - «Валентин». «Фамилия» - «Поцелуев». «Место рождения» - «деревня Любимовка»! 
Здесь же, радушные женщины, накрыли богатый стол! Молодые пели под гитару. И если внешне – муж был малорослым рядом с дородной женой, то в песне – он был мощным, твердыней, суперменом, а она – дюймовочкой, уместившейся бы на его ладошке…                                
На ночлег отправились в деревенский дом. С темнотой прибыли участники ансамбля «Гамаюн». Развели костер в огороде. Женщины – в долгополых платьях из лоскутиков под накинутыми куртками, мужчины – в сапогах, длинных подпоясанных рубахах, - отплясывали с песнями вокруг огня с улетающими ввысь искрами! Голоса клубились, ветвились, расстилались с туманом по округе. 
Поцелуев прижимал к себе озябшую Таню, грел. И она к нему припадала, уверенная, что если у человека такие друзья, то ему должна очень нравиться музыка! 
- У меня на музыку и пение аллергия, - посмеивался Валентин. – Я же программу на радио вел. Сидишь в эфире и целый день идут и идут, поют и поют! Выходишь, а они опять тут, поют тебе – им же в эфир надо, раскручиваться! Страшнее только политики! Вот садится к микрофону, и начинает пластается за народ, ну, дорвался, думает, он один такой, с истиной, с пониманием! Сейчас раз, и спасет Россию! А он у меня уже десятый, и все ее спасать кидаются, всем во власть надо! А чего ее спасать?.. 
Он протянул руки к складно танцующему и поющему люду с похожей на матрешку большой беременной юной женщиной посредине.
Несмешливая Малинка счастливо улыбалась. Представляла, как она вернется, расскажет в хоре, что с ней было!.. А, как и расскажешь? 
                                          
                                       Кедровая роща

С первым летним теплом Валентин с утра пораньше приехал в Иваново, забрал Малинку, и уже днем они купались в Волге, плавали на лодке. Она сидела на веслах, а он попивал винцо на корме и поражался, с какой мощью это робкое юное создание гребет. В немодной, будто от бабушки доставшейся одежде Таня казалась порой неловкой, а здесь, в купальнике, на речном приволье, с раскинутыми длинными черными волосами, девушка увиделась складной, сильной, приспособленной для земной работы, пахоты.  
Вечером прогуливались по набережной, взявшись за руки, а как стемнело, устроили ужин на балконе. Волга текла сосем рядом, в свете ночных фонарей ее движение, казалось, возникало из ниоткуда, из тьмы и столь же внезапно западало в никуда, в толщу вязкого мрака. Вода заманила их ночной истомой, и они вышли, выскользнули из гостиницы, стали купаться, все еще не смея обнажаться.
Не в первый раз они лежали в одной постели. Но прежде Малинка даже не снимала джинсы. Теперь же, когда, после холода воды, тело рядом было таким горячим, согревающим, и озноб купания переходил в иной, жаркий, жарящий, а шум близкой реки перетекал в сбивающееся дыхание, шелест движений, само собой скинулись одежды. Но дальше – ни-ни. Таня головы не теряла, все помнила, как требовала бабушка, что до свадьбы нельзя, она обещала. И если бы он, Валя, сказал, что все, намеченная свадьба отменяется, будет другая, тогда бы, конечно. Но так – ни-ни, смыкала она крепче ноги. 
Валентину большего было и не надо - от нее. Он обрел то, чего не достало ему в юности: ощущение первозданности. И как мгновениями не захлестывала похоть, он удерживался, довольствуясь близостью губ, глаз, дивных ее волос, маленькой подростковой груди. Пальцы искателями спускались вниз, в ложбину, к надежно укрытому сокровищу, как вдруг она вздрогнула, запрокинув голову, успев испуганно и беспомощно на него взглянуть, не понимая и пытаясь скрыть то, что с ней происходит, и уж в полном забытье прогнулась еще и еще раз, сомкнув веки.
Она смотрела на него изумленными громадными глазами, зная, что испытала это, о чем говорят, чего жаждут и что должно быть, когда мужское внутри. Но ведь этого не было, мужчина был просто рядом, и она осталась, как была. И не осталась. Ничего не случилось. И случилось. Потому что узнала это. Побывала там, где тебя почти нет, и ты сразу движущаяся река, и распахнутые берега, земля плодоносная и он, как небо, улетела и вновь вернулась в свое высвободившееся тело, в сгущающуюся в животе усладу. 
Уезжать ему надо было утром, часов в семь.  И в четыре она потащила его в кедровую рощу, километров в пяти от поселка. Юная, крепкая, она шла впереди по лесной топи, и он, после бессонной ночи, похмельный, шагал за ней, засыпая на ходу, старался соответствовать, быть впечатлительным и любопытным. 
Кедр – дерево сибирское, на Волге его не должно было быть. Но кедры росли, посаженные каким-то энтузиастом, высились. Только с полыми шишками. В стороне от глаз людских, мужчина и девочка купались, обнаженные. Мокрую, со скатывающими каплями, он прижал ее к кедру, и оставалось движение, небольшое насилие, или, скорее, слово - и в суматошной голове мелькнули нужные слова. Он отстранил с ее глаз поток темных волос, прошумели в порыве ветра верхушки высоких кедров, занесенных сюда из далеких мест. И покатились по его руке сумрачные пряди колющей хвоей.  Если сейчас это случится, -  немело жалостливо сердце в простом понимании, - эту девочку так оставить будет нельзя, не имеет право, нужно менять всю жизнь, а готов ли он к этому? Старый, нищий и, главное, уже не желающий того, на что должны быть настроены молодые: ему не хочется зарабатывать на новые большие квартиры и коттеджи, радоваться новорожденным и растить детей, провожая их в садик, встречая из школы. Он уже прожил это. Малинка отвечала на поцелуи, скрестив сжатые ноги, полагая, что это она не позволяет пойти дальше, сохраняя девственность.  
Так он и ехал, боясь заснуть за рулем, жевал хлеб, как советуют знатоки подобных ситуаций. Остановился, выпил в придорожной забегаловке кофе, чувствуя, как его покачивает, и голова идет кругом. Желание ночное ли измучило, выкрутило силы? Любовь накатывающая, уносящая? Или странное, жалостливое, щемящее чувство заботы об этой мало знакомой девочке, больше, чем о дочери? Валя стискивал челюсти и убеждал себя, что должен порвать с ней, ради нее. Жить ей надо, семью строить, а что он?

                                        Примерка 
                     
Малинка слышала вокруг себя отдаленные, нелепые голоса, произносившие бессмысленные слова: «свадьба», «заказан зал», «куплены продукты», «гости», «семьдесят человек». Благо, днем она управлялась по огороду, а вечером опять начиналось это наказание: и мама, и бабушка, и Татьяна Ивановна, все, будто приплясывая, вкручивали ее в свой хоровод. Она шла куда-то за ними, передвигалась, думая только об одном: как им сказать? Ведь ничего же не будет, не надо ничего. Хорошо, не появлялся Женя, он тоже трудился у своей бабушки на огороде. 
На примерку в свадебный салон они пришли вместе. В пышном белом длинном платье и фате с широкополой белой шляпой Таня обмерла: неужели это она? Из зеркала смотрела принцесса или королева прошлых веков. И сердце забилось, так захотелось пойти в таком наряде под радостные восклицания этих семидесяти человек!
Жених вышел из примерочного отсека в белом костюме: высокий, подтянутый, как оловянный солдатик, с русыми волнистыми волосами.  И тотчас незнакомая элегантная женщина, оценивающе откинув голову, протянула ему визитку и пригласила сотрудничать в журнал в качестве модели.
- Вот какой тебе жених достался, вот, цени! – всплеснула руками Татьяна Ивановна.
Малинке почудилось, что ее обрызгали из лужи.
- Невеста ничуть не хуже, - нашлась незнакомка, - они оба – замечательная пара. Просто я представляю журнал мужской моды.
Молодые встали рядом. 
- Вам нужно венчаться! – закачала головой Татьяна Ивановна. -  Будете обязательно венчаться: ой, как вы в церкви будете смотреться! И ты будешь, - решала она за невесту, -  как раньше было положено, звать меня мамой.
Таня не сразу поняла, почему должна звать своего преподавателя «мамой», а когда дошло, решительно сняла подвенечный наряд. Там, внутри, распростирался свой храм, не нуждающийся в обрядах и одеждах. Среди высоких прямых кедров, на берегу реки, стояли, припав друг к другу, двое.  
- Не знаю, давать или нет? – протянула мама конверт, едва Таня переступила порог квартиры.   
Письмо было от Вали! Она поспешила в свою комнату, ощущая хлынувший свет, который сейчас разрешит всю эту путаницу, и не надо будет делать всего того, что почему-то необходимо всем, кроме нее.  Будет другая свадьба.
«…Я спешно уехал, потому что дальше не мог: ты стала невыносимо нужна мне, как женщина. А ты девочка совсем, почти ребенок.  У тебя назначена свадьба, и все должно быть так, как тебе представляется.  Как ни тяжело вырывать эти слова из сердца, но я не имею на тебя морального права. У тебя должна быть своя молодая жизнь, а у меня своя, на моем уже довольно изжитом материале, на потрескавшейся от невзгод почве…», - дальше почерк становился размашистым и нестройным: «Ночь! Тоска моя и печаль неизбывны! Ты, прости, я немножко выпил, самую малость.  Прости, что, может быть, и тебе баламучу душу! Не надо! Я очень хочу, чтобы ты была счастлива.  Спасибо тебе! Не ожидал, что могут пролиться на меня чувства такие удивительные, зовущие, настоящие. И опять смущаю душу твою, не надо этого! Бабушка права. Но ведь ты в бабушку? Все верно поймешь и жестко истолкуешь. Мы можем и не пропадать совсем, а существовать друг для друга, как миражи, узнавая, что с тобой, что со мной? Письмо это порви: они, письма такие, имеют обыкновение попадать близким людям, которым не предназначены. Порви сразу. Ты обязательно будешь счастлива...»
Слезы, как дождь в окне, размыли видимость. Теперь все было ненужным, и готовящаяся свадьба, и высокие кедры. А нужно было лишь сдержать рыдания, не показать маме. Она вышла на балкон, словно рыбина на берегу, жадно хватила ртом воздух. Низко опустив голову, стремительно вернулась обратно, миновала коридор, вышла на улицу. 
У затянутой илом, заплесневевшей реки, Малинка поплакала вволю. Вытерла слезы, умылась из родника у часовенки, направилась, было, домой. Но перед дверью остановилась. Свернула к бабушке, и снова разрыдалась. Сидела на диване и плакала, плакала, а бабушка ничего не говорила.  Замолчала и она: решение созрело.

                            Невидимая история

Валентин открывал письмо от нее, руки немели: он сам дал ей отповедь, но сейчас так боялся, что она может уйти из его жизни.
«Ты человек, о котором я мечтала. Люблю». Четко и организовано. 
Он перечитал нехитрые искренние строки еще раз, еще, высокий кедр восстал над головой, и прижавшаяся к чешуйчатому его стволу обнаженная девушка с длинными распущенными волосами по плечам, и глазами, как воды полной реки, молящими, любящими.
Неужели он лукавил, когда писал ей, хотел проверить и попытать? Да нет же, нет, искренне так думал, и корил себя, и убеждал, что надо расстаться! Почему же весточка от нее, словно маленький ковер-самолет, понесла над землей его душу? И московская улица поплыла веселой каруселью. И перехватило дыхание, потому что весь этот воздух, все пространство – она!
Профессор Сидоренко опять звонил бабушке по вопросу зачета. 
- Отвяжись от нее, - отрубил на этот раз грудной голос. – Чего ты к ней привязался? Ты ее на сколько старше, на тридцать пять лет?  - набавила старуха и без того большую разницу в возрасте. – Не звони больше!
Дать телеграмму? Ехать? Валя собирался в командировку, времени не оставалось. Малинка позвонила сама ему на работу. Он позвал ее с собой в поездку, не очень веря, что она, за две недели до свадьбы, отправится с ним в Сибирь. Если поедет и решится быть его, переступив через свои домостроевские представления о первой брачной ночи, значит, действительно любит, и ни возраст, ни что другое, не преграда. Он женится на ней. 
Она радостно диктовала ему данные паспорта для покупки авиабилета. 
Вероника Непорочная, невероятная женщина, которую он называл женой, выгладила и ровно сложила ему в дорогу рубашки, белье. Устроила дивное застолье. 
- Ты знаешь, почему тебе надо постоянно куда-то ехать? -  заботливо подкладывала ему на тарелку «белорусские драники».
Она писала докторскую диссертацию по теме генезиса в родовой жизни. 
- Наследственное, наверное, - учитывал Поцелуев род занятий женщины. – Мои предки некогда пришли в Сибирь, отцу также на месте не сиделось.
- А почему?
- Почему? – подливал он вина.
Вероника щелкнула мышью стоящего уголком ноутбука:  
- «Исследования американских генетиков показали, - с улыбкой причастности к тайному познанию читала женщина, -   что каждый двухсотый мужчина от Прикаспия до Тихого океана несет в природе своей одну и ту же генетическую структуру. Данные были получены в результате исследования Y-хромосом, которые есть у мужчин и отсутствуют у женщин. Структура Y-хромосомы каждого мужчины неповторима, но в то же имеет нечто общее, что позволяет установить семейные связи в пространстве и времени, так называемые «звездные скопления».  Ученые просчитали, что общий предок мужчин из отмеченного звездного скопления отстоял примерно на восемьсот – тысячу лет. Причем, у людей разной национальности: русского, киргиза, якута – был примерно одинаковый процент мужчин, имеющих ту же наследственность. И только в Монголии вариация такой хромосомы повторялась чаще. Так разбросать свое семя на этой территории мог в истории только один человек, – подняла она глаза от листа бумаги, - великий вождь кочевников Чингисхан».
Поцелуев состроил коварные азиатские глаза:
 - Ты хочешь сказать, что он и мой предок?  
-  Прародитель. Как Авраам для семитов.
Постель рядом с Вероникой Непорочной ширилась до размеров Вселенной.  
- Монголы просчитывали родословную, выбирая жену и мужа, на сорок поколений. Поэтому в этом народе мог появиться Далай Хан – Повелитель Вселенной, как он сам себя называл, и его «люди длинной воли». Потомки Авраама более всего пеклись о сохранении и передаче своего семени в согласии с Божьим заветом: скажем, Фомарь соблазнила своего тестя, но делала это не ради похоти, а ради исполнения Завета. В Иудеи все верили в пришествии Мессии, и каждая женщина жила надеждой этого Мессию родить. Поэтому со свиньей Бога не мешали. Только в народе, который строго следовал Закону, -   мог появиться Христос!
- По-твоему выходит, он мог родиться только у евреев, и сам был евреем?! – гневался Валентин. - А Он – Сын Божий!
- Зайчик, - погладила его Непорочная по голове, - я понимаю, тебе было по душе, если бы я сказала, что Иисус – чисто русский. Он – сын Божий. Но представь, вот если ты захочешь, чтобы у тебя родился сын, который должен спасти заблудшее человечество? Какую женщину ты выберешь? Наверное, проститутку не возьмешь? Пьяницу не возьмешь? А найдешь чистую девушку, наверное, юную, романтично верующую в заповеди, законы и легенды? 
Валя с этим был решительно согласен. Но ответил: 
- Я обращусь исключительно к тебе!  
Она улыбнулась: учтиво, со скрытой болью – ребенка Непорочная очень хотела, но, что называется, Бог не слал. 
- Другое дело, что евреи не поняли, не приняли Христа, как Мессию: - перста Вероники с мессианским значением смотрели ввысь. - Они и не могли его принять! Потому что вера состояла в выстраивании генеалогического древа. Жить: как завещал Авраам, как учил Моисей, как богател Соломон, пока не стал цацкаться с царицей Савской, а по-народному - Цацкой, не потерял голову и не отошел от заветов. И рожать, рожать, рожать, от своих женщин, продолжая свое семя, распространяя свой род. Народ – был телом Божьим. Иисус вырос в семье Иосифа, потомка Авраама, Моисея и Соломона. Но он не был сыном Иосифа, а был Сыном Божьим. И каждый после него рожденный христианин уже не эллин, не иудей, не сын Авраама, не сын Цезаря, а сын Божий. Иисус вырвал человека из родовой плоти и сделал его свободным! Есть Господь, Дух, и ты, человече, с дарованной Богом жизнью и Богом наделенный душой. Есть ты под Небом – и ты вместилище Господа. Это была, выражаясь языком марксизма, историческая необходимость. Генеалогическое древо разрослось слишком широко, разлетевшиеся взросшие семена тоже дали поросли. Родовая память угасла. Человек высвободился. Ему требовалось отмести закабаляющие условности рода. Но вот прошло еще две тысячи лет – и человек не знает¸ куда девать себя от свободы. Под ним Земля, над ним Небо, и Святый Дух меж ними, а истины в душе нет. Истина осталась с Христом в Палестинских пределах. На распятье осталась она. И вдруг пришли генетики, расщепили геном человека, и говорят: а никуда вы, ребята, далеко не убежали от Авраама или от Цезаря. От Чингисхана или от Княгини Ольги. Вот они, предки, все в вашем ДНК, давайте-ка опять позанимаемся генеалогическим древом. Они не отменили Бога Сына, а как раз наоборот, подтвердили, что все мы дети Божьи. Только не каждый отдельно, как соструганная с дерева щепа, а участники эстафеты, передающие заветную палочку бегуну следующего этапа. Когда-нибудь человечество обязательно проследит историю мирового генеалогического древа, прочитает код ДНК – и тогда откроются «вечные вопросы». Но, может быть, это и будут последние времена... 
Смотрел Валентин на женщину, изящную, будто литая статуэтка. Откуда что в этой головке с глупым фонтанчиком волос на темечке?   
Возможным ли было оставить ее, так трогательно верящую в предначертанный смысл всего сущего, в том числе и его невнятных передвижений?  Веронику Непорочную, рядом с которой мир становился вневременным мифическим пространством? 

                                 Испытание Алтаем

Самолет парил в ночи. Малинка спала, припав к мужскому плечу, обвив руку своей рукой, и крепко, несмотря на сон, удерживая сплетенные пальцы. Валя бодрствовал, стараясь дышать осторожно, испытывая мятную негу, растекающуюся от плеча до ладони.   
Праворульная, как почти все здесь автомобили, «Мазда» понесла их по легендарному Чуйскому тракту, вдоль стремительной многопалой Катуни. Коровы на лугу, забывая жевать, встречали машину взглядами, будто истосковавшиеся солдатские жены.   
- Непокрытые какие-то они у вас! -  решил пошутить Валентин.
- Остановить, что ли? – тотчас нашелся водитель. 
Так было здорово! Таня без мамы или бабушки, ехала по далеким, иным землям, с чужим, но таким дорогим человеком, который теперь засыпал, скользил щекой на поворотах и ухабах по плечу, груди, утыкался в низ живота. Она гладила его, как младенца, по волосам, и смотрела во все глаза на красоту природы и кипучую жизнь по сторонам.  
Травное и цветистое холмистое предгорье с березовыми рощами обнимало дорогу. Стихийные рынки каймой сбивались к обочине.  Здесь так много чего продавали: то пирожки, то игрушки.  А то прицепы для легковых автомобилей.  Как будущий экономист, Таня хорошо понимала, что прицепами, видимо, расплачиваются с рабочими вместо денег.  Прицепы, расширяющиеся к кузовам, как бутоны цветов, стояли по три четыре штуки, словно громадные букеты. Торговля шла не бойко, и у каждого такого «букета» сидел мужчина на стульчике и читал книгу. «Самая читающая страна», - помнила она из уроков литературы.
- У нас же зарплату – годами не платят! - Водитель Вова, с торчащими, будто рога у черта, волосами, мчался, как угорелый.
- А на что живете?
- А что своруешь, продашь, на то и живешь!
- Так, поди, уже и воровать нечего? - разомкнул глаз Валентин.
- Воровать есть что. Продать некому!
Вова обгонял машины слева, справа, сигналил им, грозил иным шоферам кулаком. У Тани обмирало внутри, она вцеплялась Валентину в плечо, но не будила, преодолевала страх, уговаривая себя, что здесь, наверное, так и надо. Все-таки Сибирь, суровый край, суровые люди. 
Вова рулил одной рукой, в зеркальце заднего вида он иногда бросал на Малинку жуткий взгляд, свирепо подмигивал, рожки волос поднялись еще круче, и виражи его делались все замысловатее. «Би-и-и», - сиреной гудел сигнал, и черт Вова пролетал меж двух машин, встречной и попутной.  Открыв окно, семиэтажным матом крыл мотоциклиста, поравнявшись с ним и прижимая к обочине.
Валентин прибыл сюда для создания рекламного проспекта туристических маршрутов. Водитель Вова, в котором, при всей взъерошенности угадывался бывший спортсмен, тренированный, сухощавый, на полном ходу успевал вводить в курс дела, указывая на торговые ряды корений, мумия, меда, кедровых орехов, и прочих целебных даров древней благодатной земли.
 «Марал», «рога марала» – «панты», -   повторял Вова благоговейно, как открытый им код спасения человечества.
«Пантопаровая бочка», - это завораживающее словосочетание из его уст просто пленяло чудодейственной силой целительных свойств. Выходило, что Алтай, собственно, и сформировал   отечественную политику: приезжает сюда едва известный человек, к святым камням прикоснулся, окунулся в отвар маральих рогов и, глядишь, завтра премьер-министр! Энергия-то потом - так и хлещет! Энергия – она космическая, накопленная за миллионы лет в небо устремленными горами! А рога марала – это антенны, несущие информацию вселенной! 
Правда, иных мужчин после алтайского паломничества ждала совсем иная, но, судя по вдохновению рассказчика, не менее завидная участь. Так, прибыл в курортный город «Белакуриха» мужичонка, давно надорвавшийся на какой-то северной работе, то ли «химии», то ли «уране». Ничего там у него не маячило и не светило, но вот испил он, как некогда хворый Илья Муромец, зелья, настоянного на пантах марала, да в пантопаровых бочках омылся, и почувствовал в себе силу великую! Соловья-разбойника рядом не нашлось, и Калина-царя не оказалось, чтоб сразиться. Зато женщин было – пруд пруди!  И два года новоявленный герой не мог выехать из этого оазиса, молва шла, женщины передавали его из «срока» в «срок», и все были счастливы и довольны: ну, если четыре-пять «рогачей» оплодотворяют примерно сто самок, то и богатырь, переживающий нескончаемый маралий гон, с задачами справлялся. Пока не рассекретила его бабка уборщица: милок, спрятавшись под женской кроватью, вдруг прихрапнул. И долго гадал директор – директриса, понятно, - над просроченной на пару лет «курсовкой» пациента. А когда подняла глаза, силы маральих рогов уже вернулись к герою, и вместо слов из горла ее вырвался зов оленихи, и трубным маральим криком ответил он. И больше никто их не видел, но рассказывали охотники о двух прекрасных маралах, самце и самке, неразлучно скачущих по непреступным горным заоблачным вершинам. 
В селе Майма холмы вырастали в горы, нависающие вратами, и яркое солнце обрадовано выскакивало из распадка навстречу. Дорога круто уводила вправо, дома старого поселка вдоль Катуни меняли на новые строения, коттеджи, вблизи которых мелькали машины с московскими номерами. Валентин уже перестал этому удивляться, встречая столичные автомобили по всей России, в самых диких, но красочный местах: «москвич», словно вирус, распространялся по стране, и пять тысяч километров для него не преграда!
Посреди реки, на острове, располагался замок. Новый и странно безжизненный.  Спортивный Вова также задорно и жизнерадостно пояснял: 
- Местный депутат построил! А теперь сидит! Из Казахстана приехали торговцы с пушниной: пятеро человек – будто мало на Алтае своей пушнины?! Депутат устроил прием по случаю сделки на даче, – Вова очень гордился местным колоритом, - здесь их закопанными и нашли! 
Река и тракт, словно неразлучные попутчики, ломаной лыжней забирались меж склонов ввысь. Там, за Катунью, на солнечной стороне, горы были лесистыми, вздымались грядами елок, которые венчали далекие, призрачные вершины «белков». А слева – высились обрывистые скалы, с редкими, словно выстреливавшими наперекор судьбине, взбирающимися по склонам деревьями. Машина останавливалась. Водитель Вова, как собственное достижение, показывал наскальные рисунки человеческого детства – и ведь тоже все олени, рога, – признаки поклонения самой древней на земле цивилизации! Пили ледяную воду из источника, бьющего из каменьев водопадом. Таня морщилась, будто хватанула спирту: сводило скулы. Валя смеялся, обнимал ее, и она к нему тотчас податливо прижималась. 
Катунь зловеще гудела внизу, разбиваясь о пороги, бурлила, тужилась, будто роженица, выдавливающая чреслами младенца, ухала и уносилась потоком дальше. Мужчина и девушка на высоком берегу, в цепенящем ощущении опасности, скоротечности всего сущего на земле, припадали друг к другу, жались теснее, воспаряли душами, как влажный воздух над водами.
Ему нравилось смотреть ей в глаза, всегда обращенные вглубь его, впитывающие. С плавящимся веществом фанатизма внутри.  Такие глаза были у Марии Кюри, орудовавшей смертоносным ураном в продолжение дела мужа. Или у Пенелопы, десятилетия, распуская ночами днем сотканный ковер, верно ждущей Одиссея. 
Вероника из памяти, провожая его, все махала рукой, привставала на цыпочки, как привыкла, занимаясь художественной гимнастикой. 
В горном распадке, словно игрушечные, стояли маленькие одинаковые домики, огороженные забором, который расходился усами от ворот и терялся по обеим сторонам в лесной чащобе. Мараловодческое хозяйство. 
- Бора, бора, - сзывал у лесной опушки оленей мараловод, постукивал по ведру, - бора, бора, - сыпал он корм в расставленные банкетными столами корыта.  
Марал смотрел из чащи леса, сверху вниз - со склона холма, словно бы размышляя: что нужно этим людям, вставшим на тропе? Ушастые самки, появляясь одна за другой из теснины деревьев, замирали вокруг неподвижного рогача. Лунные глаза их чисто по-женски выражали изумление, мол, стоят ли эти безрогие и двуногие внимания его величества царя оленей?!
 Валентин и Татьяна не в силах были оторвать глаз от стаи прекрасных животных. Рогач выжидал. Оттуда, снизу, источал запах корм. Мелкие пятнистые олени, давно прирученные человеком, спускались без опаски, пристраивались, будто на фуршете, вокруг длинных деревянных корыт. Марал пока еще подчинялся инстинктам вольного зверя: человек на пути был для него угрозой.  Он стоял, словно мучась противоречием: им также владела уже привычка к кормушке. 
Царь оленей развернулся и стал гордо подниматься по откосу вверх, туда, где в высокогорье обитали его дикие собратья. 
- Зачем я, рожденный здесь, живу там, где тесно, где истоптаны людские следы? – потянуло вместе с маралом на волю Валентина. -  В детстве, помню, рассказывали, приехавшие из столицы: в метро встаешь на лестницу, а она едет – и это было чудом!  А чудо … 
И чем дальше марал уходил, тем ниже клонились долу прекрасные коралловые рога его. Самки подобострастно трусили следом.  Скоро стадо скрылось в чаще природного леса, который на десятки километров был огорожен высоким забором, и куда бы олени ни шли, все тропы вели к расставленным человеком кормушкам. 
Мараловод, невысокий, неприметный мужичок, усиливая впечатление собственной невзрачности, незначительности, рассказывал о своем деле, чуть морщась, как о чем-то неважном:
- Ну, подумаешь, рога, без продуктов из которых, скажем, корейцы за стол не садятся: у них и продолжительность работоспособной жизни самая высокая в мире. Да и вся медицина устроена иначе: не врач начинает лечить, когда уже крышку закрывать пора, -  аптекарь знает возможные наследственные болезни человека.  Люди там, в отличие от нас, где вся страна стронулась с мест и куда-то подалась, мигрируют мало, - здоровье укрепляется с рождения препаратами из пантов и женьшеня с учетом потомственной индивидуальности каждого, с нашей точки зрения, абсолютно здорового человека. Девяносто процентов алтайских маральих рогов лично я продаю за бесценок в Корею: у нас не отлажен спрос, нет понимания. 
- А почему самец один, а самок много? – задумалась Малинка.
- Мы выбираем лучших: берем срез рогов, и для осеменения оставляем тех, у кого лучшие показатели пантокрина.   
На поведение многих сибиряков повлияла тюрьма, даже если они там не были. Простенький мужичок говорил, и руки его, словно помогая вытанцовывать речи, находились в постоянном круговом движении. При этом крепкие, короткие, натруженные пальцы, были сплошь унизаны крупными золотыми печатками. 
Малинка уверенно держалась в седле, и ступни ее, развернутые внутрь, как влитые, приточенные веками, стояли в стременах, поджимая коня под ребра. 
Лошади под гостями были спокойными, привычными к разным седокам: подготовленными для конных туристических маршрутов.  Скромный мужичок правил вороной кобылой редчайшей стати: тонконогой, остроухой, резвой. Хозяин маральника был еще и коневодом:
-  У нее порода, медалист на медалисте, - гладил он лошадь по загривку. -  Не досмотрели. Перепрыгнула через загон, сломала ногу. Что делать? Ладно, думаем, для скачек она уже не годна, будет как матка, для приплода. И опять ушла! Нам бы сразу понять, почему? Там деревенский жеребец пасся, к нему. Понесла от него. Пришлось выбраковать. 
Гости явно не понимали.
- Если породистая кобыла, - добавил он, - первый раз побыла с непородистым жеребцом, то потом и от породистых жеребцов породистого приплода не дает.
Брови Тани были приподняты, чуть приоткрыты, разомкнуты губы, высокий открытый лоб плыл в вышине, в пористом воздухе: она с жалостью и оторопью смотрела на породистую выбракованную кобылу.
Конники остановились на склоне, напротив – казалось, рукой подать -  сияла, дыша холодом, ледовая заснеженная вершина. Вереница человечков ползла по ней вверх.  Хозяин подал бинокль.  Альпинисты шли в связке, снаряженные ледорубами, с большими рюкзаками за спинами.  Покорители высоты!  Чуть ниже – визуально, рядом, -  на травянистом выступе, алтаец на лошадке пас овец. Как он с ними туда забрался? Алтаец поглядывал на поднимающихся во льды людей, видимо, с давним, неразрешимым недоумением: какой шайтан их туда несет?  
Глаза Малинки отображали горное сияние. Валентин передал ей бинокль, и распростер руки, чувствуя, как пальцы пронзают линию горизонта, объяв самые дальние хребты!
- Шамбала! 
Каземат, где маралам отрезают по весне или ранним летом рога, был таким же, как в средние века или доисторические времена. Марала загоняли в стойло, убирался настил под ним, и животное ухало в яму. Настил сдвигался, так, чтобы осталась одни ветвистые рога, покрытые, в отличие от окостенелых рогов быка, живой тканью и шерстью. Усовершенствовалась только пила, но суть не менялась, так же текла, фонтанировала, наполняя емкости, драгоценная кровь, и так же пили ее, свежую, люди. И как тогда, это становилось церемонией, обрядом, который, кроме оздоровляющей пользы, нес в себе и принадлежность к особой касте, ибо далеко не каждый мог и, тем более, может позволить себе подобное пиршество!  
Чудодейственная пантопаровая бочка находилась за перегородкой - бочка, как бочка, - как для соленых огурцов, кадкой еще ее называют, только больше – для человеков.
Бочка наполнялась паром целительного отвара, впитавшим силу измельченных в серебристую крупу маральих рогов.
Гость опускался в ее парной банный настой, возносящий по судьбе. Вова, счастливо улыбаясь, будто ожидая великого поворота в собственной судьбе, кивал в сторону оставшейся на улице Малинки с воодушевлением четырнадцатилетнего подростка, мол, довольна-а буде-ет! Спортсмен знатоком, показывая большим пальцем на домики за стеной, говорил, как приезжают сюда обычно парами, день, другой, ничего, а потом такое начинается!.. Как-то ученый заехал, на исследование, его предупреждали, что одному не стерпеть, он только отмахнулся, мол, йога, сублимация. Так что с ним творилось!.. За сорок километров средь ночи убежал, в поселок!  Боксеры также очень любят здесь попариться: потом молотят!
Валентин, оставшись один, видел себя в бочке то Диогеном, отринувшим мир, то древним воином. Монгольские тойоны натирались кровью тигра или оленя, делая это, конечно, не для того, чтобы прыгать челноком по округе. Перед боем, вбирая силы природы, готовые отдать себя в жертву ради победы: имя в Степи было дороже жизни! 
Тело делалось налитым, странным, почудилось, что пятки стали с цокотом выбивать дробь, и гул раздался внутри – там все загудело весенним маральим призывом! Мир, все духовные устремления, остались за пределами острого угла, в который превратился его взгляд, все существо. Виделись только женские бедра, чередующие колебательные движения, с поворотом девичьей головы всасывали, словно распускающиеся бутоном, губы, и запах, осклизлый, отупляющий, до озноба, уводил за собой его обострившееся звериное чутье.  
Мужчины относились с пониманием. Вова подал стакан с водкой. Размерено и спокойно, присутствуя в вечном деле, хозяин доставал из кипящего котла казы – сплетенные длинными косами ленты из оболочки бараньих кишок, набитые требухой и пропитанные чесноком. И все это обжигающее, сытное, приглушало внешнюю жизнь окончательно, переполняя телесные силы. 
Вот и сказка о «Золотом петушке»: искупался в кипящем молоке, и превратился в юношу.  
Из ближнего домика выскочил полный мужчина в плавках, окунулся в устроенном посреди целительного поселка горном пруду, счастливо фыркая. 
- Ну, как Петрович? – крикнул Вова.
- Со своей, как с чужой! – размахнулся Петрович, и пулей умчался обратно.
Валя теперь видел насквозь жизнь этих двадцати пяти домиков, заселенных парами: они ходили ходуном, как на курьих ножках, припрыгивали, содрогались в угарной людской страсти, в плен которой добровольно попались люди.   
Малинка вышла из декоративной юрты в национальных убранствах. Встала у лошади, поглаживая ее по длинной морде. Степные крови угадывались в девушке: Татьяна превратилась в древнюю кочевницу, обязанную одинаково хорошо ездить верхом,  стрелять из лука и управляться  с котлом у очага. Свершающие долгие переходы люди, как и она, были не многословны и не расточительны в движениях.  Кобыла и женщина стали одной овальной линией, и он был захвачен этим чертящим кругом, был первобытным человеком, повстречавшим в безлюдном мире женщину.
- А у людей, также, как у лошадей? – смотрела на него Малинка.
- В смысле? – заторможено проговорил он.
- Ну… Ее же забраковали?
- В принципе, законы природы одинаковы, - Валентин ответил, и только тогда понял, о чем она.
Гостей увозили: бережно, без лишних слов, понимая, что людям нужно на покой. Если бы мужики знали, усмехался про себя Валентин, какие у них с Татьяной отношения на самом деле, что бы они о нем подумали? Пытка, братцы, пытка: была ли у древних такая страшная пытка, напитаться возбуждающим снадобьем и охранять женскую невинность?
Машина свернула с трассы, поехала по ущелью, тенистому, зеленому, с молочными прогалинами берез, искрами мягкого разливающегося света.  Прохлада легкостью полнила дыхание, слышалось умиротворяющее пение птиц, с гор бежала неширокая, лучезарная река.
- Это Куба, - пояснил Вова. -  Здесь микроклимат. Зимой не бывает холода, а летом жары.
Среди высоких деревьев, по кромке берега, не нарушая ландшафта, высились светелки и терема.  Гости двигались медленно, оглядываясь и кружась, шагали на полусогнутых ногах: и здесь она была, Шамбала, или на русский лад, Беловодье: обжитая людьми страна гармонии и счастья. 
Водитель Вова, оказавшийся директором строящегося пансионата скромных угольщиков, как бы выпрыгивая из себя от радости, пояснял, кто свил уютные гнездышки в столь дивном местечке: все известные стране имена! Как далеки они от народа!
Куба нисходила по ущелью ступеньками: заводи чередовались водопадами. Расторопный водитель-директор, видимо, едва дождавшись желанного мига, на ходу прихватил удочку и принялся, как кнутом, с оттяжкой, понукать вихрящийся поток. Крючок был голым, без насадки, обвитый волосяной кисточкой: обманка - «мушка». И через три, четыре взмаха из водных брызг чудодейственно вылетело сверкающее лезвие рыбины. Бьющийся, словно выточенный водами, остротелый хариус! Малинка тоже захотела поудить. А Валя улыбался, кивал, изо всех сил стараясь не показать виду, что он уже не совсем человек, а переполняющаяся, рвущаяся оболочка.  Женское движение с удилищем, зацепившаяся, будто вырванная из водопада серебряная струя, рыба, все опять шло единой линией, бичевой, вгоняющей его в свой умопомрачающий круг.
Но и на этом пытка не завершилась. Рачительная повариха споро чистила рыбий улов, и летела чешуя, кажется, облепляя, покрывая уже почти негнущегося Валентина корой, хрустящим покрытием. 
Сибирское национальное блюдо — пельмешки — истомой дополнили телесную тугость.
На Урале пельмени крупные - как ухо. На Севере — с глазок. А на Алтае — ровно с роток. Подцепил на вилку, окунул в рассол квашенной капусты, и ах как славно!
С рюмочкой в руках Вова, похоже, совсем из иного бытия провозглашал гимн туризму, который в комплексе с пантами, конными прогулками, рыбалкой и сибирской стряпниной набьет мошну деньгами, ну и, - без этого мы никуда – восстановит связь человека с космической энергией!   
В просторной светелке пахло свежо струганным деревом.  Мужчина и девушка, нагие, скользили друг вокруг друга, как хариусы в водопаде. Он сделал движение коленом, наткнулся на закрытые сжатыми кулаками врата, и замер, теперь обожженный досадой: любила бы, не посмотрела ни на какие обещания! Может, у нее, выдержанной, ровной и верной слову, в душе и нет такой способности? А без слепой любви, когда хоть в полымя, весь поворот судьбы имел ли для него смысл?  
 Мужчина, готовый завыть, как зверь, сделать то, что надлежит зверю, и не вправе этого сделать, потому что он не зверь, и в объятьях его юное, трепетное, доверившееся ему создание, - прижался, припал к девушке, и разрешилась страсть.  Высвобождено, он угасал с поцелуями рядом. Малинка долго, изумленно рассматривала оброненное по ее животу семя, уютно гнездясь к мужчине, будто свершившееся могло перерасти в их будущую жизнь.
Он и она лежали на широкой кровати, через окно, врезанное в крышу по типу телескопа, наблюдали, как по усыпанному низкими звездами небу скользила пульсирующая огненная точка. Спутник. Точка скрывалась за рамой окна, и тотчас, в другом углу, появлялся новый мигающий, медленно ползущий справа налево огонек. Только здесь, вблизи чистого неба, можно было понять, насколько городской воздух замутнен смогом, и как настойчиво человек шагает в космос. 
Непорочная откуда-то оттуда, из космоса, переместившегося под темечко Валентина, звала, махая рукой.
И снова, по всей ночи, его забирал гон, исторгалось, лишь на минуты освобождая от муки, текло, как разливается по воздуху и земле жертвенное молоко в священный монгольский праздник первого кумыса. 

                                       Через реку                     

Раздирающий маралий крик, вырвавшийся из его трубного горла, поднял Валентина. Он сидел на кровати, осознавая, что нет, панты на голове пока не выросли, и крик был во сне: Малинка спала: лежала на животе, раскинув руки и ноги, будто пыталась проломить пространство. 
Машина теперь весело катилась вниз по тракту, над рекою, и маралий гул из груди Валентина эхом выстреливал меж горных склонов. Татьяна, кажется, слышала его, улыбалась, вдруг просияв, прижималась щекой к плечу.    
Озеро Ая располагалось по другую сторону реки, на вершине горы. Возле поворота Валентин отпустил машину: теперь они были только вдвоем среди красоты.  
Пекло: ноги проминали асфальт, и парной банный воздух перехватывал дыхание.  
По подвесному мостику направились через реку. Дощатый настил ходил под ногами, прогибался, как качели, снизу несло прохладой, напоенной стремительными водами. Грохочущие ритмы музыки вдруг стеганули поперек поймы.
У заводи, на отлогом берегу стояла «Волга» с широко распахнутыми дверцами. Из машины, под шум магнитолы, выскочили смуглые чернявые парни, и размягчено выкатилась девица с выбеленными волосами. 
Мускулистые ребята на ходу скидывали с себя одежды.
- Ра-аздэвайся, па-ашли вода! - с гулким горским выговором звал самый нетерпеливый из них. 
- Я купальник не взяла! - девушка, нестойко колеблясь, сигналила белыми вздыбленными волосами.
- За-ачем купальник?! Я тоже бэз плавка! – парень был в семейных трусах. 
- Купайтесь! Я лучше посмотрю!
Возбужденные, радующиеся речной прохладе, они орали на всю реку, стараясь заглушить музыку.
- Осторожно, - крикнул парню рыбак вдогонку, вытаскивающий моторную лодку на берег, - там течение, уносит!
- Да я такой тэчений видал, - крутанул над головой пятерней, как в пляске, горец, - это разве тэчений!
Течение здесь было не такое бурное, как в верховье: река шла стремительной лавиной. Двое поплыли, красиво, сильно, взмахивая руками. И третий, долго разбиравшийся со штаниной, тоже поспешил за ними в воду.
Валентин заметил, как Малинка засмотрелась на героическое поведение парней. Он ревностно, с определенной решимостью взял ее за руку и повел: да, вот эти бы не цацкались, сделали свое дело, и были б горды. И они ей нравятся. И ему надо ставить точку. Замужество, ни замужество, она будет его.  
Он сделал три-четыре шага, как что-то заставило его взглянуть на реку. 
И тотчас, будто в комбинированном кадре, парни исчезли с лица водной глади. Первый – будто и не было, второй – еще мотнул над поверхностью рукой, мгновение, не больше, не успев позвать на помощь. Словно снизу кто-то живой и всесильный утянул их одним злым рывком, и мчащиеся в кружении воды пошли своим чередом.
- А-а-а! – страшно заорала девушка на берегу, приседая и прижимая колени к груди. – А-а-а!
Третий парень, забредший всего по пояс, пулей выскочил на берег и замер в семейных обвисших трусах лицом к воде.
Рыбак вновь столкнул лодку в воду, дернул ремень стартера, и поплыл наискось, ниже того места, где исчезли парни. Стал кидать корчажку – якорь на веревке – в воду, и вытягивать ее. Но где там? Воды неслись мощной равнодушной массой, и внутри этого движения происходило свое состязание, борьба, выживание, когда один поток опережал, поглощал, наползал, пожирая другой. 
И маралий гул, так переполнявший его, с водами улетел вдоль реки, оставив где-то на донышке пульсирующий звук: «Вот – и вся жизнь…». 
Они шли по шаткому мостику, взявшись за руки, поднимались цепочкой по склону, словно оглоушенные и опустошенные.  Встречные люди, не видевшие в мгновение произошедшей трагедии, казались пугающе веселыми и опасно раскованными. 
С наступлением темноты, будто в таежном Лос-Вегасе, вдруг откуда-то из кустов заревом вылетала реклама, вспыхивало название ресторана или гостиницы, рассекая темень лесистого склона. И везде, словно соревнуясь, где громче, зазывая толпу и отпугивая людей, грохотала музыка.
Татьяна отказалась купаться. Смотрела на теплое озеро, уже зная, что это бездонная чаша, поземным рогом внутри горы соединяющаяся со стремительной рекою.
Ая, с переносицей острова посредине, поблескивала в сполохах огней, будто глаза прекрасной наложницы, взывающей к небу о пощаде.
 Он кормил Малинку из ложечки белым цветочным медом, благоухавшим так, что медом обязана была казаться вся жизнь. Он пытался ее ласкать, зацеловывая, как после разлуки, и скользнув рукой, обнаружил комочек, крепче кулаков закрывавший сбереженье: стало ясно, почему она, такая ловкая пловчиха, не хотела в воду. 
- Я же не могу тебе сама предлагать, - тягуче разрешала Малинка свои думы, сидя на кровати захудалой гостиницы. – Я не хочу за него замуж. Пойми! – девушка преодолевала себя. – Я с тобой быть хочу.
Он долго не отвечал. Гладил ее по волосам. Разговор она начала ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда к душе подступила муть, как глинистые воды Катуни, способные вмиг слизнуть человеческую жизнь. Мир виделся иллюзорным, и все происходящие добавляло ощущение сна, чудного, милого, но не реального.
-  Мы по разные стороны жизни, - вымолвил Валентин. - Хотя, конечно, пока еще в одном железнодорожном составе. Только ты еще въезжаешь в этот населенный пункт, именуемый «жизнь», а я уже где-то ближе к выезду. У меня есть небольшое жилье, подержанная машина, и я уже не хочу напрягаться, чтобы иметь большее. А вы люди молодые, тем более, экономисты, вы вообще люди новой формации, не нашей, совковой. Вы будете строить большие коттеджи, покупать дорогие джипы, вы будете путешествовать по всему миру…
- Разве это главное? – скрипнула под ней панцирная сетка.
- Да не главное, конечно, -  покривился он, стыдясь, что пожалел деньги на нормальную гостиницу. - Лично для меня это никогда ничего не стоило. Но я – особ статья, может, юродивый какой, меня кружило и кружит, и не знаю, бессмыслица это или как раз мой смысл? Я о тебе. Пока мы интересны друг другу, мы можем друг друга дополнять. Ты молода, в тебе есть редкое ожидание от жизни чего-то совершенно удивительного, значительного, настоящего! У меня опыт, сердце, надеюсь, не растерянное окончательно. Но это пока. Время никто обмануть не может. Даже Далай-Хан, Властелин Вселенной, который призывал лучших шаманов, лекарей, делающих снадобья, мудрецов, - упал с коня, и через год опочил. При этом нас никто не обязывает расставаться: не берут с нас такой подписки! Мы можем встречаться, если, конечно, ты меня не забудешь через три дня после свадьбы, и это может быть, и я это пойму. Тебя будет забирать другая, молодая жизнь! Но если захочешь, мы встретимся, и наши встречи могут быть нашими праздниками, нашим выщелкиванием из повседневности, из этого все засасывающего быта!
В ее расширенных блистающих влагой глазах, отображающих невероятную внутреннюю работу, появилась странная прекрасная раскосинка.
- Просто встречаться?
- Просто.
- Так бывает?
- Мы вправе решить, как бывает.
- Нет, – потухли дивные очи, - если я выйду, я так не смогу.

                                 Припасенный подарок 

Самолеты гудели на взлетных полосах. Они смотрели друг на друга, заглядывали в глаза. Ну, и пусть не случилось того, что она ждала, все равно хорошо, лучше не бывает! И волны из груди, кажется, перехлестывали через край, вливались в его душу, и она захлебывалась счастливо, чувствуя, как накатывает любящая волна и переполняет душу ее.
Малинка подала ему длинную продолговатую коробочку:
-  Это тебе. Потом посмотришь.
Он сунул ее в карман.  «Потеряет еще, - успела подумать она, - как все у него теряется».
- А это телефон знакомой. Чтобы не бабушке звонить, - протянула листочек.
Поцеловались. Пошла.
И такая на сердце тьма: зачем?! Куда она?! Почему он ее не окликает?! Но вот же, шаг еще, должен же раздаться голос! Еще шаг, еще – зачем?!
Валя уходил, чувствуя странную легкость, будто ноша свалилась.  Измаялся он за эти дни. И постоянно мучащим вопросом: как быть? Имеет ли право? И, еще больше, этим физическим недомоганием, когда восторг душ и влечение между мужчиной и женщиной никак не разрешается, не переходит в близость. Он понимал, скорее всего, они больше не увидятся. Она выйдет замуж и, плохо или хорошо, люб, не люб, молодых просто-напросто заберет утоление молодого сексуального голода. Откроется неведомый захватывающий мир: Валя хорошо помнил, как не могли отлипнуть друг от друга они с первой женой в начальные месяцы и годы семейной жизни!
Таня плакала в накопителе, и думала: надо встать, и возвращаться. Поехать, ждать в гостинице, пока еще он из нее не съехал. Мерещилась породистая кобыла, перепрыгивающая через заграждения загона. Зачем она, не к тому? Ее и выбраковали. Бессмысленно улетать. Но свинцовые ноги, словно прикипали к полу: дома ждали мама, бабушка, и еще семьдесят человек, для которых наготовлены угощенья. Объявили посадку, поднялась, пошла, пряча лицо в слезах.
«Замечательному человеку», - было выгравировано на авторучке, которую он извлек из подаренной коробочки. И резануло опять: насквозь, так, наискосок, как на амурных рисунках рисуют стрелой пронзенное сердце. Валя сидел в машине и поверх коробочки с авторучкой в руках видел, словно обгоняющие движение обращенные к нему девичьи очи, которые множились, как лунные глаза олених из стаи вокруг рогача в перелесье на косогоре.  Лесистые сопки взбирались к небесам.  Царь оленей с коралловыми рогами устремлялся вверх, и Валя был этим маралом, увлекающим за собой верующих в силу вожака самок: упирался, бил копытами, стремился к свободе, к высоте, будучи в огороженном пространстве, где по нахоженной закольцованной тропе зверь неминуемо вернется к расставленным кормушкам.
 Ма-лин-ка-а!
Так она и сидела в самолете, завесившись волосами: стюардесса перед взлетом прошла с подносом мимо, парень, на сиденье напротив, взял горсть конфет, ничего не спросив, не пытаясь знакомиться, с пониманием подал ей. Таня разворачивала фантики, разжевывала с хрустом леденцы, не показывая слезы людям. Решение пришло простое: не нужно никакой свадьбы. Не нужно и не будет. А красавица кобыла все прыгала зачем-то через забор, ломала ноги, и снова прыгала. Зачем?! 
                                                                                                           
                              Глубокий туризм 


«Замечательному человеку», - Валентин то и дело выуживал ручку, подаренную Малинкой, перечитывал в умилении надпись и снова прятал, похлопав себя для надежности по нагрудному карману. Часа два уже вертолет летел над якутской тайгой: ни поселочка, ни заимки, ни домика. Внизу петляла, словно ивановские кружева, река. Да звериные тропы напоминали пролежни на шкуре. Резко похолодало, тень легла на иллюминатор. Вертолет лавировал меж северных горных хребтов. Господи, взмолился Валя, как млада Земля наша! Вон сопка, поросшая чахлой лиственницей, вон – покрытая ледником, а эта – голая совсем, будто вчера народившаяся. Да, там, где-то, далеко на Западе или Юге – тесна история. Человек топчет свои следы, пребывая в скученном мире, в измерении, ему уготованном. А здесь, в сибирском северном земном крыле, человеческая история виделась мгновением. Время исчезло. Осталось лишь пространство. Бесконечное. Первозданное. Космос. 
И вдруг, на необжитой этой, казалось, далекой планете, в горном распадке – зияла странная перекопанная пришельцами серая однородная территория. Старый брошенный лагерь для заключенных с рудниковыми разработками. Теперь это мог быть интересный маршрут для «глубокого туризма». Охотники добраться сюда за наличные собственные деньги найдутся. Но вот как через  тайгу и горы гнали по этапу осужденных? Заборов не требовалось: отсюда не сбежишь.
- Позвонить от вас можно? – спросил Валентин вертолетчика. 
- Куда? 
- Домой, - не стал уточнять Валя. 
- Нет. У нас только с аэропортом связь. Если что-то важное, можем сообщить. Они перезвонят. 
- Да нет, спасибо.

На лесной поляне показались деревянная юрта, две выцветших палатки. В сторонке высилась антенна на длинном шесте. Олени заволновались в небольшом загоне. Вертолет сделал петлю, накренился, завис, покачиваясь, на одном месте. Деревья отклонились веером, люди бежали, преодолевая порывы ветра, махали руками.
К удивлению, это были дети: мальчик лет семи и две девочки лет пятнадцати. Одна – выглядела, как дочь тайги: крепенькая, ширококостная, голенастая, в полотняном платье. Другая – тростиночка в укороченных джинсиках, приталенной кофточке, с глазами лодочками – столичный ребенок. Затараторили наперебой без обычного провинциального стеснения, без малейшего выговора, чисто, умно, звонко. Обе оказались студентками якутского университета: первая – будущий юрист, вторая – филолог. На каникулах помогали родителям, да это был для них и отдых.
Стали подтягиваться взрослые, оленеводы, их жены. Эти как раз смущались, опускали головы, помалкивали. 
Вертолет взмыл над тайгой, и Валя остро почувствовал, что он остался на дикой земле, а как вдруг его здесь забудут?
Старший оленевод походил на богемного художника: с длинными волосами, окладистой редкой бородой и безмятежным пытливым взглядом
- У вас связь есть? – первым делом спросил Валентин. 
- Есть, есть, - закивал дед с блаженной улыбкой.
- Рация?
- Моисей, придет, все у него.
- Кто придет? 
- Моисей, сын.
Валентин уже привык, что имена эвенов и улусных якутов сплошь оказывались библейскими или архаично русскими – как у местных переселенцев-старообрядцев, с которыми прожили бок о бок три-четыре сотни лет.   
В загоне ютились ездовые олени – стадо паслось в долине.
Разгорелся костер, варево в чане забулькало. Деревянная юрта с внешней стороны была увешана ружьями, карабинами и патронташами. Мальчик показывал гостю, сооруженный им, город из камней: дома с раздельными комнатами, магазины, гаражи.  Валентин увидел гриб: масленок с большой лоснящейся шапкой. Неподалеку еще несколько. Шагнул за поселенье, в лес – маслята здесь росли, как на грядке. И все крупные, чистые, ни червячка -  а каково им на вечной-то мерзлоте?
Девчонки – плотная Варя и длинненькая Туяра - помогали собирать, с взвизгами бегая от гриба к грибу. Как выяснилось, эвены грибы не ели. 
- Мой дед говорил: человек не должен кушать то, что кушает олень, - хитро щурился старший оленевод богемного облика. 
Валентин сам в большой сковороде нажарил маслят, и во время застолья, где горой высилась вареная оленина, все эвены, исключая деда, верного завету предка, ели грибы с превеликим удовольствием. 
- Трудно вам, в городе, - дед качал сострадательно головой.
Для Вали это было ново: в провинции обычно все жаловались на свою жизнь, и завидовали, не скрывая неприязнь, столичной. 
- Я был недавно. У дочери. Два дня пробыл – о-о-о! – взялся за голову дед, – как устал. Шум, машины…
- У вас дочь живет Москве? – удивился Валентин.
Дед не сразу понял, о чем он. Оглянулся за помощью на детей и внуков.
- Дочь, это мама моя, - пояснила плотная Варя, - она живет в Эвено-Батынтайском улусе. 
- В Эвено-Батынтайском улусе, - кивал, светясь в улыбке, старый оленевод. - Заместитель Главы администрации. Два дня у нее пробыл – о-о-о! – вновь застонал он от ужаса воспоминаний.
В Эвено-Батынтайском улусе Валентин сутки дожидался вертолета: тоска, тишина, одна машина по улице за день прошла – а для деда это был городской кошмар! Он засмеялся, представив оленевода в Москве, в метро, на эскалаторе, в час пик!
Моисей не возвращался. 
Да и день не кончался.  Не то, что у Пушкина: «… и, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».  Ни минуты, ни мгновения! В полночь девчонки вели Валентина на реку, было светло, как в полдень.
Шустрая Варвара заскакивала вперед, шла спиной, сияя всем своим солнечным ликом. 
- А вы кем работаете? А где в Москве живете?! – сыпались вопросы. – А у нас брат на Ленинградском проспекте живет, менеджер по аудиотехнике.  А за границей бывали? А где? 
Валя отвечал, смеясь, потому что так и виделось, как с этой бойкой девчонкой на оленьей упряжке они проезжают насквозь всю заграницу.
Длинненькая Туяра, прогибаясь тетивой, шагала рядом:
- А вы бывали в Московском Художественном Академическом Театре? Он у нас на гастролях был, мне очень понравился…
И лодочки ее больших глаз, казалась, плыли к нему, прыгая по гребням волн, и ресницы взмывали полными парусами. И Валя обнаруживал, как в головокружении улетает в эти лодочки и уже плывет, парит с северной красавицей по неведомому небесному океану.  
- Да у вас лучше, чем в любой загранице! – восклицал Валентин, распростерев руки, - такого дива нигде не найдешь! Мы же в космосе! И театры ваши лучшие – потому что они могут рассказать не о той, затхлой, задыхающееся жизни, а вот об этом!
Девчонки схватили его за руки, как равного, или даже как младшего мальчишку, и потащили, побежали все вместе, будто тройка оленей, к зеркальной задиристой Индигирке с грядой, будто скошенных, как трапеции, ледовых гор на противоположном берегу. 
В стане было тихо, люди и олени спали. Девушки показали палатку, где ему отведено место. Замелькали в памяти многочисленные рассказы об обычае тунгусских народов класть на ночь свою жену или дочь с гостем. Объяснялось это чисто прагматической целью: северные племена находились в отдалении от мира, и требовалась «свежая кровь» для обновления замкнутых родовых связей. Сейчас, конечно, иные времена, - мир приблизился. Юных эвенок от московских девчонок отличала только неутраченная способность к очарованию. Но так хотелось, чтобы сохранялись национальные обычаи.    
Валентин лег поверх спального мешка. Не спалось. К облику девочек подходила теория Непорочной о впечатлении женщины вовремя зачатия: Туяра – родилась в Якутске, где много русских. Она высока и большеглаза. Варя – девочка из улуса, где живут эвены и якуты. Она скроена для охоты и работы на пастбище. То же самое он замечал и в Средней Азии: в аулах – древний тип скуластых наездников, в городах – будто другая нация. Длинноногая молодежь с открытыми очами. Красавцы, непригодные для скотоводства.  
Тихо захрустели хвойные ветки, шаги. Да неужели, правда? Кто, которая из них? По мягкой скользящей поступи, похоже, Туяра?   

В открывшемся проеме палатки был долгожданный оленевод Моисей: невысокий, сухощавый, флегматичный, как, на первый взгляд, почти все северяне, в камуфляже, с цепким взглядом и газетой в руке. Поздоровался, прилег на козьи шкуры, утонул в чтении. 
Внутри Валентина, словно бил весело копытами олененок, и Таня увиделась где-то на другом конце земли, отдаленной: планы по ее свадьбе, начались до него, и пусть течет естественным образом, не надо ничего менять - ломать, не строить. С тем Валя и полез в мягкое логово теплого спальника. 
И вновь он видел этот сон, девчонка, незнакомая и никогда прежде не встречаемая, любила его безмерно, но люди не давали им остаться вдвоем, они убегали в другое место, находили уединение, бросались в объятья, и опять шли люди, косяком, стадом, потоком…   
Он проснулся в жути: выпал из сна. Жарко было в пуховом спальнике, душно. Валя расстегнул замок, лег поверх.  Что же он понаделал?! Ведь сейчас уже – если учитывать семь часов разницы во времени, - свадьба, и все. Встретил же, встретил же, наконец, эту девчонку? И что же?! Отправил!
Оленевода рядом не было. Валя выскочил из палатки. Моисей надевал упряжь на оленя. 
- Мне надо позвонить!
Моисей смотрел с большим недоумением.
- Или дать радиограмму!
Взгляд не менялся.
- У вас что, рация или радиотелефон?
- Телефон только в улусе, - кивнул Моисей.
- А улус далеко?
- Четыреста километров, если прямо, через горы, - оленевод выражал готовность к помощи. - По ущелью – шестьсот.
- А какая у вас связь?
- Никакой.
- Как же, никакой, а дед сказал, есть связь. 
- Газеты привезли. 
Валентин помолчал.
- Он сказал, у Моисея, я подумал, рацию, наверное, с собой возите?
Моисей пожал плечами.
- А антенна для чего?!
- Раньше была рация. При совхозах. Полагалась. Теперь все за свой счет.  Нам не по карману.
- А как же?! Здесь же дети?! – не унимался Валя. - Если заболеет кто?
Оленевод снова пожал плечами.
- Скорая помощь к нам не проедет. А на вертолет мы за жизнь не заработаем…
И какой болван пустил утку о пьянстве малочисленных народов? Может, там, в поселках, они и пьют, но эти-то, занятые природным промыслом, как? Валя искренне не понимал: ну, не набегаешься в ларек за четыреста-то километров через горы!
Валентин ловил в кадр: дикий баран с витыми рогами, гордо стоявший на скале, Моисей с карабином, единственный выстрел. Приблизил картинку в объективе: баран на боку. 
«Богатенькие за такую возможность, снять выстрелом с вершины, косарей тысяч пять, а то и все десять выложат, плюс организация поездки, дороги - все пятнадцать», - закрутилась в цивилизованных мозгах Валентина своя охота. 
 Они возвращались в стан. Баран лежал на спине оленя. 
- А если захотеть, сколько можно за день баранов настрелять? – интересовался гость.
- Много можно.
- А диких оленей? Десять за день можно?
- Можно десять. 
Общая сумма в сознании Валентина стала зашкаливать.
- Хватит на рацию? – заботился он и о местных тружениках.
- Хватит.
- Ну, и почему бы так не сделать? – Валентин как бы укорял оленевода за не рачительность, не предприимчивость. 
- Ну, застрелим десять, двадцать застрелим, находились такие, стадо резали, и что дальше?
Оленевод от боли, от подступившей обиды, а может, и давящих слез, так наморщился, глянул с мольбой, с непониманием и неприятием всего того, что происходит в этой новой жизни, где кто-то почему-то решил, что быть умным, это много брать и много иметь. Московский гость стал воплощенным посланцем ее, и Моисей, опустив голову, пошел, окаменев лицом. 
Валентин знал главную заповедь северных народов: нельзя брать лишнего от природы. Заповедь, при которой миру, пока нещадно выдирающему земные недра, только и можно выжить. И теперь шагал, не переставая удивляться: там, где-то, пользуясь благами цивилизации, живет человечество, которому давно все по барабану, кроме удовольствий, почестей и богатства, а здесь, на краю земли, брошенный на выживание, какой-то одинокий эвен Моисей заботится о потомках, о будущем страны и земли?!

 Моисей освежевал барана, и, «накормив» огонь, подал Валентину первому, как гостю, чашу свежей крови. Олени, сбившись к изгороди загона, с большим любопытством смотрели на него человеческими умными глазами. Валентин, преодолевая отвращение, выпил крови, передал чашу по кругу дальше. Оленевод протянул ему кусок жидкой печени, прежде, понятно, бросив узелок – сердечко печени – в пылающий костер. 
Валя с ножа ел похрустывающий кусок печени, и, окинув взглядом северный горный распадок с невысокими редкими деревьями и горсткой людей, сгрудившихся вокруг огня и варящегося мяса, чувствовал себя человеком, вернувшимся через века на свою прародину. Неважно, где бы, в каких палестинах, она ни была. 
 «На Крайнем севере, среди тайги, ты со мной, - потянуло написать Валентина письмо, и он сел с блокнотом у дерева, представляя, как Малинка будет его читать, и как шириться и теплиться в очаровании станут глаза ее.  – Оймяконский район, это полюс холода, здесь зафиксирована самая низкая температура Северного полушария земли: минус семьдесят один. Оленеводы по всей зиме живут в палатках, наведываются в поселок всего два раза в год: по весне панты -  молодые оленьи рога – сдавать, по осени – мясо. Мы, так называемое «цивилизованное человечество», «подсели» на удобства, подключены к электричеству, стали частью системы отопления и канализации. «Отключился рубильник», и мы ослепли, прохудилась труба, и не выбраться из потоков. Так что, случись Армагеддон техногенной цивилизации, северный человек не только выживет, он этого события не заметит.  Придет оленевод Моисей по весне панты сдавать, а ему говорят, все, Моисей, миру кранты. Погрустит Моисей о цивилизации и вернется к своим оленям. И возлягут Моисей с женой на шкуры козьи зарождать новое, более разумное человечество, как бы хотел возлечь с тобой я, если бы умел быть разумным…». 
Девчонки вылезли, заспанные, из палатки, заулыбались стыдливо, счастливо, умылись из рукомойника, приблизились к Вале, пытаясь заглянуть в его тетрадочку, скатив брусничные ягодки зрачков в уголки лепестковых глаз. 
Валя все-таки спросил у Моисея насчет обычая класть женщин с гостем, премного извиняясь, конечно, и оговаривая, что он ничего не имеет в виду, кроме любопытства. 
- Это у чукчей, может быть, - рассудительно ответил главный оленевод. – Они у моря, на одном месте, людей вокруг не было. А мы кочевники, мы туда пошли, сюда пошли… У нас за это дело убивали.
Дед на прощание подарил Валентину панты, показав, как надо «снять стружку» - срезать ворсистый слой, а потом настоять его на водке. 
Девчонки расцеловали его: Варвара в щеку, а Туяра цепко чмокнула в губы, пообещав приехать к нему. 
Семилетний мальчик покидал оленеводческий стан. На вертолете он летел впервые, и, казалось бы, по-детски, должен был рассматривать приборы с дрожащими стрелками, штурвал и самих пилотов. Но эвенский мальчуган как впился в иллюминатор, так и смотрел, проливая слезы горючие, вниз, на горы скалистые, а потом уже равнинную тайгу. 
И Валя, глядя на хвоистый океан, вновь думал о том, что заповедь «возлюби ближнего своего» для северного человека проистекает из всего образа бытия. Здесь опасен не другой человек, как в землях южных, где жизнь тесна, и каждая пядь полита людской кровью. Земли здесь много, и зверя хватает: в суровой природе, среди неодолимого пространства не выжить без другого человека. Поэтому не знали здесь и кровной мести: пройди с тысячу верст через тайгу, сквозь снега и лютые морозы, оно и врагу обрадуешься, и возликуешь с любовью в сердце! 
- Кем ты хочешь быть? – спросил Валентин мальчика, когда вертолет приземлился. 
- Табыхыт, - вызывающе ответил тот. 
- А что это такое?
- Оленевод!  

                                     Это, и всё?

Квартира была вся заставлена покупками, продуктами, ящиками с водкой. Мама суетилась, радостно показывала обновки. Нагрянули будущие свидетели, словно поджидали. Наперебой стали рассказывать, как они договорились с батюшкой в Церкви, нашли «за дешево» зал для банкета, мало того, что разослали гостям пригласительные, так еще и обзвонили всех. Таня слушала, будто речь шла о чужой свадьбе, представлялись семьдесят человек, которые вышли из домов с цветами и подарками и шествуют по направлению к банкетному залу. Заскочил, второпях, и жених: объявил, что нашел, как она и хотела, белую машину. 
- А лошадей нельзя, белых? Тройку? – спросила она.
- В Церковь, потом ЗАГС – мы не успеем на лошадях!
 Так выходило, что ничего уже нельзя поделать. Как им всем сказать, что ничего не будет? Не шевелился язык, рот не открывался. Телеграмма, ей обязательно должна прийти телеграмма, или раздастся звонок.

Бигуди мешали заснуть: первый раз Малинка накручивала волосы перед конкурсом в пионерском лагере, второй – сейчас, вечером, накануне свадьбы. Послышался стук, она приподнялась на подушке: может, принесли телеграмму?  Нет, это мама все готовилась, что-то передвигала. Сквозь сон опять мерещилось, что принесли телеграмму. Даже виделось, как мама расписывается за получение. К утру, кажется, заснула хорошо – ухнула в сон, - зазвенел будильник. 
Скоро пришла Надя, сестра будущего мужа. И также, второй раз в жизни, Татьяне делали макияж. Кисточка приятно щекотала лицо, мягкий карандаш гладил брови. Послышался стук почтовых ящиков в подъезде. Письмо от Вали еще не успело бы дойти, но сердце забилось: а вдруг? 
 Надя училась в художественном училище: стояла перед невестой, то отстраняясь, то приближаясь, будто писала портрет на холсте. 
- Мама, посмотри почту, - нетерпеливо крикнула Малинка.
- Зачем тебе почта? – удивилась мама, но в привычке считаться с дочерью, вышла в подъезд.
Вернулась, продолжила заниматься своими делами.
- Что там?
- Да ничего. Газеты, программа на неделю. Бумажка какая-то еще.  
- Какая бумажка?
- Да какая?! К выборам. Программа кандидата в депутаты…
Надя разрешила посмотреться в зеркало.
- Ой, как хорошо, - запела мама. – Вот не подкрашиваешься, а надо бы, как тебе хорошо! Лучше, чем эта, по телевизору, - показала она завитушки, - в рекламе.
Черные локоны рассыпались по белой вязи платья, очерченные глаза сделались картинно большими, и ретушированное лицо обрело идеальные формы: Малинка испугалась своей незнакомой красоты, яркой, экранной. В фате и короне, она увидела себя царицей, а ей хотелось быть девицей, в сарафане, с вплетенными в волосы травами.
Так, в свадебном наряде, зашла к бабушке, как бы показаться.
- А чего это ты вырядилась уже? – встретила бабушка. – Будешь есть, закапаешь еще. 
- Они же венчаются, - следом шла мама. – Перед венчанием, говорят, есть нельзя.
- Ага, нельзя. Это у них во сколько, в час венчание. В три регистрация. 
- В два сорок пять…
- Хорошо, если в пять за стол сядут. И что она тебе, невеста, сразу на еду накинется? С голодного мыса, что ли?  И будет девчонка голодом. Я супу наварила. Надо суп похлебать.    
Малинка набрала номер телефона, который оставляла для связи Валентину. 
- Поздравляю, поздравляю, - слышался радостный голос. – Я к вам собираюсь…
- Мне никто не звонил? – Таня прикрыла ладонью рот.
- Нет. Позвонят, сразу сообщу, я помню.
«Телеграмма…», - донеслось из-за приоткрытой двери. Мама расписалась за получение, взяла телеграмму. Малинка опередила ее, распечатала сама. «Поздравляем с законным бракосочетанием… - сообщали родственники, - выехать не можем…».
Чуда не свершалось.

Жених вынес невесту из подъезда дома на руках. Опустил возле машины. 
- А почему черная? -  приостановилась Таня.
- Зато «Мерседес»!
Она ехала на заднем сидении черного «Мерседеса» и никак не могла пересилить себя, чтобы улыбаться. А если бы с Валей была свадьба, думала бы, волновалась, на какой он машине? Хм, хоть вовсе без машины. Малинка заулыбалась.
- Вы исповедовались? – спросила в Храме служка. 
- А нам никто не говорил, - растерялся жених.
- Вчера надо было исповедаться, - пояснила служка, - с утра причаститься.
- И что теперь, нельзя, что ли? Мы же заранее записывались? 
- Помогите уж как-нибудь, такой у них день, - встряла Татьяна Ивановна, - люди с нами приехали, гости.
- Сейчас у батюшки спрошу. 
Скоро она вернулась, с легким вздохом проговорила.
- По-хорошему, конечно, нужно перед венчанием исповедаться, причаститься, и не есть с утра. Но что ж делать, раз приехали. Спасибо батюшке, благословил. Справка из ЗАГСА есть?
«Венчается раба Божия…», - пел священник хорошим басом. Раба Божья – это была она, и она венчалась, а значит, на всю жизнь. 
- Горько! – скандировало застолье, и улыбчивые, радостные лица в едином порыве были обращены к молодым.
Высокий жених со светлыми волнистыми волосами и черноволосая кареглазая невеста поднялись, слились в поцелуе.
Гости дружно повели счет:
- Один, два, три…

Их оставили одних в пустой квартире. Молодоженов. Здесь теперь они будут жить.
Муж и жена стояли около широкой кровати: с новеньким спальным убранством, с высокими, устроенными пирамидой подушками. Сначала расстелить, а потом пойти в душ, подумала она, или сначала в душ? Попыталась вспомнить, как это было с Валей, и застыдилась: все, все, все.  Муж медлил, жена взяла его за руку, откинула край покрывала, обнажив белую, в голубую ромашку, простынь. Потянулись друг к другу с поцелуем, и вздрогнули оба от телефонного звонка.
- Но ты там во всем разобралась, доченька, - торопилась с заботой Татьяна Ивановна. – Полотенца я в ванной повесила, мало будет, в шкафу, на второй полке, возьмешь. Кушать захотите, там, в холодильнике, там и торт почти не тронутый, и соки, и котлеты. Женя, он за компьютером подолгу сидит, так иногда любит и ночью поесть. Словом, если что, звони, не стесняйся, - и вдруг каким-то мелким бисером добавила, - да простынь-то не застирывай, завтра придем смотреть…
Почему, почему этого не случилось раньше, с Валентином?! – восстала душа молодой жены. Пусть бы пришли, пусть бы смотрели, и ничего бы не было! 
- Хорошо, Татьяна Ивановна, - проговорила Таня мрачно.
- Не Татьяна Ивановна, а мама, мама, привыкай.
- Хорошо. 
Таня положила трубку:
- Она теперь так и будет?
- Что ты таким тоном о моей маме говоришь?! Она же от радости!
Жена молча направилась в ванную. Долго, старательно, задумчиво мылась. Вышла, повязав полотенце на голое тело. Легла в постель, на свежие простыни, накрылась одеялом. Кивнула мужу, мол, твоя очередь.
Без света, в занавешенной шторами комнате, с далеким гулом проезжающих по магистральной улице машин, под одеялом, рядом с влажным мужским телом качнуло в ту, знакомую уже, невесомость. И перехватило дыхание, и в предчувствии неги Таня успела лишь подумать, что если так хорошо было тогда, когда этого, главного, не было, то, как же хорошо будет сейчас. Но в следующее мгновение она как бы зависла в этой невесомости, без полета: мужчина жил сам по себе. И тогда жена, приподнимаясь на локте, заскользила рукой, стала вжиматься, втираться в него, повлекла за собой. 
Было больно. Она знала, что должно быть больно.  Как от укола, раз, и прошло. Но боль не проходила: тупая, отстраненная, словно не своя. Женщина вернулась из невесомости, лежала, видела контуры комнаты, сочащийся сквозь шторы свет, угол спинки кровати, свое колено, и дергающегося на ней парня, отдельно от нее, самостоятельно. Кровь капелями катилась по ягодице, приятно щекоча и пугая: неужели, это и все? 

                                        На Майе

Под светлыми небесами прозрачной и теплой реки Майя, что означает сытная, или жирная, в кругу охотников эвенков он пил из эмалированной кружки молочную юшку ухи. Алюминиевый тазик белой рыбы стоял посредине. Густой лес простирался волнами холмистых берегов. 
Эвенки отличались от эвенов, как русские южане от северных поморов: более говорливые, шебутные, с оленьими доверчивыми глазами. Хотя оленей здесь не было – были лошади. Небольшие, они паслись табунами возле поселка, свободные, не стреноженные – полудикие. Для них не заготавливают ни овес, ни сено, и конюшни им не строят. В лютые морозы эти лошадки обрастают шерстью, свисающей до земли, и умеют добывать копытами мерзлую траву на заснеженном поле. 
Поселок – районный центр – был в ста километрах. Моторные лодки – под боком. Они то и дело вжикали – подплывали, удалялись, всегда красиво выбив волну и стремительно ускоряясь. 
Среди оленеводов, защищенных непроходимыми горами, Валентин мог посмеиваться над мифами о пьянстве. Здесь, в зоне людской досягаемости, известный «валютный» товар привозили для «бартера» в обмен на пушнину и рыбу ушлые люди, пришлые издалече. 
- Их обмануть, ничего не стоит, - говорила Евдокия, глава родовой общины.
Она была из якутов с примесью русской крови, - сахалярка, по-местному, - никакого кровного отношения к роду эвенков не имела.
- Их тут обдирали, как хотели, пока я их не организовала, - обводила рукой добродушно улыбающихся охотников разбитная, видавшая виды Евдокия. – Поэтому теперь они на меня, как на бога смотрят!
И тотчас глаза ее прицельно сузились: к берегу, прямо к ногам стоящего у воды покачивающегося охотника, причалил чужой карбас. 
- Или расплачивайся по цене, - устремилась она широким шагом, грозно махая матерой рукой, - или дуй отсюда, пока цел!
- А тъи х-хито такая? – пришлый чернявый торговец держал указательный и большой палец сомкнутыми. -  Я с челяве-эком говорю, -  «блатной в доску», он указывал на стоявшего рядом подвыпившего эвенка.  
Люди, словно птицы небесные: в одни времена северяне отправлялись на юг, в иные, по всему периметру земли свершается движение южан на север. Было - воспитанные в честолюбивых традициях гордые горцы, отправляясь на службу русскому царю, вбирали равнинную культуру, и получались великие полководцы, аристократы, избранники, герои.  И есть - толпа, сбежавшая с гор от перепуга, разлетелась по толпе, оторопевших в поле от растерянности. 
- Тъи в поселке шь-шкурку без меня никому не продашь. Тьи мине платить будешь, - парень, словно вылезал из себя, обнаруживая под раскинувшимися полами пиджака рукоять пистолета за поясом.
- Ты кого пугаешь?! - резко выкинули пальцы и женщина. - Они маленькие, худенькие, они мухи не обидят, - указала она на эвенков вокруг костра. -  Но я скажу, они повалят вас, и не пикните. Ты знаешь, они промашки не дадут. Хочешь здесь, хочешь, в поселок придут. Тихо пройдут, никто не заметит. А палить будут громко! Они – не ты, и не я – они страха не знают! 
- У мьмня в Хабаровске самого шьшкурка всего за восемьсот рублей идет! – было ясно, что урка готов «сесть за стол переговоров».
Валя не пытался увезти дармовые шкурки, а наоборот, обещал почти дармовые заработки: привлечь сюда богатенький народ, который походит, постреляет, ясное дело, попьет, да еще и прикупит по нормальной цене пушнину и юколу. Да и вообще, он был русским здоровым мужиком, и это решало многое.
Община пировала. 
Валя снимал губами с костей белое рыбье мясо, закусывая горечь водки. Присмотрелся – как столичный человек, - этикетка на «Столичной» какая-то странная.  
Взял бутылку, прочитал, где произведено.  Написано: «Россия». И дальше ни города, ни деревни, а сразу – «ул. Неизвестного солдата, 17».
Юмористы, однако.
Евдокия очень смеялась. А эвенки чуть не заплакали, когда она безжалостно вылила зелье в высокую траву. И, широкая в жестах и поступках, принесла сразу бутылок пять «проверенной» водки. 
Есть мнение, что у представителей народов Сибири отсутствует или слабо развит ген, отвечающий за сопротивление алкоголю. Но у Вали с «геном» было все нормально, однако никакой «ген» не выдержит того пойла, которое поставляется в эти места, даже, вроде, с нормальной этикеткой. 
Пару дней он не мог выбраться из чумы, из нижнего мира – эвенки делят мир на «верхний», где боги, «средний», с людьми, и «нижний», с темною бесовскую силой. Валя то обнаруживал себя бултыхающимся в реке, то вытаскивающим из невода карасей на озере. Причем эвенк Кеша, - Иннокентий Амвросиевич - тоже колеблющийся между мирами, соблюдал заветы, и после улова не забрасывал вновь, а вытаскивал, забирал сети, потому что «больше нельзя», надо оставить Хозяину. 
Также, выныривая из мрака, почти из небытия, Валя обнаружил могучие телеса главной охотницы, которая словно бы застряла между ним и березой. Падали листья и березовые сережки на лица и плечи. А он улетал в высшее измерение, сладко прижимая к кедру Малинку. 
В новом необжитом домике, сидя на полу, Дуся с умилением кормила его красной икрой из трехлитровой банки, и он ел ее столовой ложкой, чтобы хоть как-то прийти в себя. 
Перед отъездом Валентин танцевал в кругу с эвенками «Осоухай»: танец единения душ, и кажется, понимал, и пел на их языке: впрочем, своего языка никто не знал, разговорным был якутский. Ему жали руку, звали, по-родственному вырывая друг у друга, и он обещал наладить в их земли маршрут, с тем, чтобы привозить сюда на исправление, сбившееся с пути цивилизованное человечество.          
Уже в аэропорту улуса, где дожидался самолета, Валя нашарил в кармане водочную пробку, пробитую пулей ровно по центру. Белку в глаз стрелять он не решился, но как-то взял порожнюю бутылку, поставил на нее пробку, прицелился и – стал настоящим братом эвенков. Но самое удивительное, в блокноте он обнаружил второе письмо, написанное Татьяне. Словно и в самом деле присутствовал сразу в разных мирах.
«На светлой Майе ты со мной… - гласило письмо. -  Бывал здесь и великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. В поселке Чабда, что на слиянии трех рек, неподалеку от Охотского моря, он сделал следующую запись: «Вез меня Егор Петрович Бушков, мещанин, имеющий четыре лошади и нанимающийся ямщиком у подрядчика, якута. Он живет с последним в одной юрте; тут и жена, и дети… Отчего Егор Петрович Бушков живет в Ичугей-Мупанской станции, отчего нанимается у якута и живет с ним в одной юрте – это его тайны, к которым я ключа не нашел…» Тайны этой – почему русский Бушков жил в одной юрте с семьей якута? – спустя полтора столетия, оказавшись в Чабде, не разгадал и я. Все жители Чабды – эвенки, и все – Бушковы. 
Не мог постичь я среди бескрайней тайги и другой тайны. Гончарова в первую очередь знают, как создателя «Обломова», понятия, которое в свою очередь приросло к слову «русский». Тогда как все тот же Иван Александрович Гончаров, добывший из души Обломова, был необыкновенно деятельным человеком. Действительный статский советник, главной цензор Петербургского цензурного комитета – главной цензор России, член совета министров, редактор журнала, писатель… Да что говорить, иному бы его двухлетнего кругосветного путешествия на «Фрегате Палладе» достало бы, чтобы гордиться до скончания века и остаться героем в памяти потомков. Вот здесь, на Мае, я чувствую себя героем, прилетев сюда на вертолете. А как можно было в середине минувшего века пройти на лошадях и по воде от Охотского моря до Якутска, потом до Иркутска, через всю Сибирь и Урал до Волги, до родного Симбирска, где он вырос в семье купца, который, кстати, был старше жены на тридцать лет, и, наконец, до Москвы?! Вот она, оборотная-то сторона «обломовщины» русской!»
Первое письмо он передал с вертолетчиками раньше – они возили почту. Из аэропорта Майского улуса ушло второе послание с обратным адресом своего следующего пункта назначения: «г. Мирный. До востребования».
Самолет летел через Хабаровский край. Странные громадные выбоины на таежной земле зияли клочковатой плешью повсеместно. 
- Корейцам продают дерн, - пояснил сосед по сиденью. - Я агроном, по профессии. Страшно смотреть.  Всего лишь одна миллионная Земли – плодоносна. Гуммоз. Одна миллионная! Продают! «У нас много…»

                                     На Неве

Кто забирал мужа больше - виртуальный мир или его мама? Свекровь звонила, забегала, а на четвертый день от семейного счастья муж убежал в родительскую квартиру: там, дескать, лучше компьютер, он же подрабатывает на «проге» - составляет нелицензионные программы. Молодая жена тоже ушла к своей маме, ездила, занималась огородом. Вместе сошлись накануне свадебного путешествия. 
В Санкт-Петербурге, на Неве, перед разводящимся мостом, их впервые потянуло взяться за руки. И так они и ходили, как настоящие молодожены, муж и жена, не переставая удивляться, что все окружающее им знакомо по картинам, открыткам, почтовым маркам, спичечным этикеткам с малых лет: Зимний дворец, Львиный мостик, «Медный всадник» - памятник Петру Первому… 
Таня увидела афишу хорового концерта: «Детство Христа», Берлиоз», - повлекла мужа в консерваторию.
Евангельские рассказы она слышала в детской воскресной школе «Адвентистов седьмого дня». Там ее и крестили: в реке, как это делал Иоанн Креститель и как Владимир Красное Солнышко крестил Русь, повелев народу войти в Днепр. 
Хор зазвучал еле слышно: тихо, тихо, как бы из ничего возникли детские голоса. Детей было не видно: в открытую на балконе дверь сочился свет, и оттуда же, светом, разливалось пение. 
Она увидела Божью Мать – и это она была Божьей Матерью, склонившейся к младенцу на руках. И почему-то не было рядом мужа, Иосифа: его и на иконах никогда не рисуют рядом с Марией и младенцем. Богоматерь всегда одна с ребенком, как ивановские бабы. Конечно, Иосиф не был отцом, он взял ее четырнадцатилетней из монастыря, где надлежало Деве провести весь век, если бы не Иосиф, который по старчеству своему взял Марию в помощь, в услужение, дав обет хранить непорочность девы. Конечно, она понесла от Духа Святого. И почему-то представлялся Валя, неуловимым духом кружащий над северными снегами.
Вступила инструментальная музыка, и младенец мгновенно подрос. Он кормил воробушков во дворе и, повернувшись с лучащейся улыбкой, говорил слова, пред которыми благоговел старый плотник Иосиф, ошкуривающий бревна во дворе: «Птички небесные не сеют, не жнут, а Бог их питает…»
Запел солист, и возмужалый Иисус уходил куда-то от нее, матери, в сиянии, по воде… И Валя так вечно уходил, уезжал…Хотелось плакать.
 - Ты слушай. А я пойду, в Интернете поработаю. В гостинице есть «Интернет-зал», я буду там.
И Женя уходил. Мог бы хоть он не уходить в их свадебное путешествие.
Когда она вернулась, наполненная светом голосов, прожившая в душе своей судьбу Божьей матери, Женя был в «Интернет-зале». Сидел в ряду перед компьютером, увлеченный: Таня приблизилась к нему, встала за спиной. На экране по монитору бежал строками разговор. Муж беседовал в «Аське» с какой-то англичанкой, рассказывал ей о сексуальных опытах своей семейной жизни, и та давала откровенные советы, мешая русские и английские слова, причем делая ошибки и в тех, и в других. 
В номере, на двуспальной кровати, такая истома нашла! И шторы просвечивали, как тогда, в первую брачную ночь.  А на Алтае в окне свисали гроздья созвездий, и плыла она под ними в невесомости на Валиной руке, и молоко семени скатывалось по животу ее.  Зачем по животу, а не легло туда, где разверзал бедра жадный невыносимый детородный голод? Зачем, как страж, хранила то, что растеклось кровавой кашицей для постыдной смотрины сварливой свекрови, и никого не сделало счастливым? 

С вокзала муж отправился домой с подарками для своей мамы. Но ведь это хорошо, что он так любит маму, и не надо обижаться. 
Дома Таню ждали письма от Валентина! «…Ты знаешь, что сегодня была со мной в шахте, на километровой глубине. Комбайн с лопастями в виде здоровенных кулаков в куски раздроблял кимберлит - голубую каменную руду!  А потом мы держали пригоршнями алмазы: необработанные, они выглядят как битое стекло из-под винных бутылок. Мне помогают старые связи, и скоро, мы с тобой будем возить туристов не только в горы, тайгу и на реки, но и в алмазоносные шахты. Пойдут они сюда, милые, еще как полезут! Скучаю по тебе и думаю постоянно: ты везде рядом. Вон, мелькнула у почтамта! Это, конечно, ни к чему не обязывает. Ты уже, видимо, носишь кольцо на руке, и хорошо, и счастья вам. Просто мне сладко думать о тебе, и крылья прирастают, и кажется, нет мне равных на белом свете!»
Малинку подхватил прилив сил, подумалось, что ведь все хорошо: и Валя был с ней, тепло глядел в оттаявший кругляшек замерзшего окна автобуса. С Валей она будет дружить, а с Женей выстраивать свою молодую жизнь. Чтобы муж не убегал к маме, она придумала хитрый ход: ей ведь тоже нужен хороший компьютер, и пусть эта техника будет у них дома. 
Шел второй час ночи. Муж все сидел у компьютера. 
Таня вернулась в комнату. Неуловимый мужской дух проследовал за ней. Почти физически ощутимый, Валя прилег миражом рядом. И растаял, стоило к нему повернуться. Занавешенный свет окна уносил туда, в смутную даль, где Поцелуев виделся, идущим в буран по снегу, и она подхватывала его, выбившегося из сил, и вместе они, обнявшись, преодолевали разбушевавшуюся пургу. 
После летних каникул возобновились занятия хора. Таня, внимая движениям рук дирижера, пела, протяжно, упоительно, сливаясь с единым многоголосьем, и уходило, улетучивалось, растворялось в небесном эфире все, и Женя с компьютером и своей вездесуйной мамой, и даже Валя – он возносился, как одна из нот, один из голосов хора. И только плыли руки дирижера в пространстве, большие, отделившиеся от человека, и она в поднебесье, венчая сузившееся русло многоголосного звука.

                          «Слушай Сарру, жену свою…»

На дворе стояло начало двадцать первого века, люди уже пользовались электронной почтой, но это не в случае с ивановской отличницей и ее бабушкой. Таня, как договаривались, должна была прислать письмо на почтамт города Мирного. Валентин, обращаясь в окошечко «до востребования» был уверен, что писем за время его путешествий накопилась пачка: когда-то, первая жена, ему писала в день по несколько писем! Девушка перебрала конвертики под буквой «П»: писем не было!  Поцелуев спускался в алмазоносные шахты и карьеры, смотрел, как из бесформенных камушков, похожих на бутылочные осколки, вытачивают граненые бриллианты, и думал об одном: все правильно, началась у девчонки жизнь, радость молодой близости с мужчиной, законным мужем. Боже праведный, в эти годы, после свадьбы, они с первой женой кружились друг вокруг друга как майские бабочки! Вершится открытие новой долгожданной жизненной вехи, когда все в тебе, в вас двоих, переполняя силами и восторгом, гудит и кричит: вот оно, со мною, с нами, взрослое, важное! Вы вдвоем под высокими необъятными небесами, даже если вы под низкой крышей сарая! И хотя таких двоих по земле миллионы, и было, и есть, и будет, все равно вас только двое, ставших одним, единственным живым вечным существом во Вселенной! 
Так и должно быть. И, слава Богу. И… опять ноги несли к почте: уже знакомая девушка участливо пролистывала пачки конвертов – ни-че-го!  Все, все, все. Все пошло своим путем. И ты, Валя, чудило гороховое, прикуси то, что не по зубам. Все правильно.
По приезду он отчитался за командировку в Ассоциации Туризма, предоставил документы по проработанным маршрутам, расписал идеи, и полностью охладел к теме. Пристроил путевые заметки и на радио.  
 Вечерним застольем с Непорочной много пил.  А в постели, в полутьме склоняясь с поцелуем к женщине, которую называл женою, с его языка предательски слетело:
- Ма-лин…    
- Меня зовут Вероника, - великодушно улыбнулась женщина. 
Ночью просыпался, как в чуме, в саднящем ощущении потери, будто рвалась сама ниточка, связывающая с жизнью. 
Все было давно предопределено: в тот год, когда в далеком тогда приволжском городе раздался первый младенческий возглас Малинки - его сорвало по судьбе! Валентина словно позвал донесшийся неизвестно откуда неясный оклик. Он остро почувствовал скорое приближение старости. Ему шел двадцать девятый, а после тридцати, как представлялось, уже никто не сможет полюбить естественным образом, за то, каков он есть, а только за деньги, положение или еще какую-нибудь чепуху. Валя в панике поспешил за жизнью. Женат он был давно, мучимый мыслью, что любви, вот такой, когда-то грезившейся, с очарованием, обожанием, восхищением, ну, не пережил. Не случилось! Отправил жену на юг, и в тот же вечер нашел свою долгожданную любовь. На вокзале, в очереди в кассу увидел мелькнувшую рыжую гриву, строгий профиль. Девушка несла себя по людской толчее, захламленному поклажами залу, с редким достоинством и грацией. Он узнал в ней актрису, молодую приму областного театра. И умчался, запрыгнув на подножку уходящего вагона, совсем в другую сторону, нежели собирался. И ведь нет, чтоб как разумные взрослые мужики, гульнуть, слевачить, и домой. Нужна была любовь до гроба, страсть, не скрываясь, на виду у народа. И жена перед дверью упала на колени, кивком отбросив за плечи длинные черные волосы, красивая, загорелая после юга, и дети плакали. Резануло по сердцу. И тотчас иной болью резануло то, что тряхнула она головой чересчур, с алкогольным, привычным для него и невыносимым надрывом: она была чуть старше. Много опытнее. Как часто бывает в подобных ситуациях, мужчину эта собственная «недожитость» мучила. Перешагнул, пошел, туда, в иную, высокую, крылатую любовь!
У нее, другой, были золотые волосы и синие глаза, она была гордая полячка с нордической высокомерной осанкой и прима областного театра. На вахте в актерское общежитие, куда строго не пускали посторонних, он каждый раз обнаруживал свиту поджидающих её поклонников и перспективных женихов. 
Валентин Поцелуев тогда был слушателем Академии общественных наук, при этом подрабатывал сторожем на складе. И привезли вагон гречки. Гречка в те времена – дефицит страшный, показатль состоятельности и связей. Ну, мешок из вагона – как спичка из коробка, не убавится. Валя ночью приволок этот мешок, с братьями артистами подняли его по лебедке на балкон третьего этажа. Потом он залез сам, поставил и широким жестом открыл мешок прямо в коридоре для всей вечно нищей и страждущей актерской братии! Что там миллион алых роз, которые, продав все, что имел, и, сотворив из своей жизни легенду, художник подарил возлюбленной! Гречка! Черпали кастрюлями, чашками, варили, ели, пили, гитары звенели, песни лились. И комнату для него отдельную нашли, и взлетало золото волос, а за стеной все продолжался праздник, пир и веселье! Ах, как любит русский человек рвануть гармонь на полные меха! И потом всем было весело, когда стали вызывать в милицию, на допросы. И актеры, представляя комедию, давали показания, выпячивая животы, откуда, так сказать, доказательства кражи уже не достанешь. И следователь смеялся, слушая. Ну, в конечном итоге, подумаешь, мешок гречки. Соберем деньги, отдадим! И таким нереальным показался приговор суда: к четырем годам Колонии строго режима. По-кор-мил голодающих! Освободился Валя через два года, по амнистии. Остался на «северах»: там, где не смотрели, что есть судимость – она здесь была через одного да у каждого, - а ценили работника и хорошо платили.
Тогда казалось, что все пошло прахом. И только встретив Малинку, ему увиделось, как, едва появившись на свет, она дала о себе знать. Его свинтило и понесло, он заметался, не зная, где ее искать? Нельзя же было предположить, что это зов новорожденной? 
Философ Непорочная сидела у компьютера, творила трактат, в тиши перебирая клавиши и нашептывая в думах: «… и тогда Господь сказал Аврааму: «Слушай Сарру, жену свою…»

                                           Выборы
        
Валя поставил размашистую подпись своей счастливой ручкой с золоченой подписью. Факс, проурчав, втянул лист бумаги, и Поцелуев поспешил в ванную: пока лист проходил через факс он успевал положить на стену ряд керамической плитки. Ему здорово повезло, что в квартире, которую взялся ремонтировать, был и компьютер, и факс, так что, даром время не теряя, он отрабатывал и реальную копеечку, и занимался поиском хлеба послаще.     
Схема у Вали была отработана.  Родилась она не специально, а, как все великое, из самых искренних побуждений. Когда рухнул коммунистический строй, распалась держава, обнищал народ, Валентин, давно изгнанный из партии, поживший практически везде, отбывший срок в советской тюрьме, принялся отстаивать идеалы равенства и братства, восстанавливать СССР. Для этого он, собственно, и перебрался в Москву, где шествовали демонстрации и устраивались баррикады. «Дайте мне микрофон, - мысленно обращался Валентин к кому-то немыслимому, - и жизнь наладится!» Микрофон ему никто давать не собирался, и он придумал. Пошел в отдел общественных связей самой большевистской партии, представившись сотрудником многих СМИ, предложил предвыборную программу, которую он развернет в прессе. Потом отправился в названные СМИ, представившись теперь сотрудником пресс-службы большевистской партии, и понеслось. Не получал за свои труды практически ни копейки, как тот еврей, который покупал яйца за десять рублей, варил их, и продавал за десять, радуясь, что ему остается навар. За сколько он договорился в СМИ, столько брал в партии, считавшейся бедной, и честно отдавал за эфирное время или печатные полосы. К выборам Валя обнаружил, что манифестирует за все свое политическое движение практически в одиночку – соратников, находящихся на серьезных должностях, было невозможно допроситься где-то выступить, что-то написать, куда-то отправиться. Наконец, руководство движения его изловило в уральском рабочем городе, готовом после Валиных воззваний, на самом деле, взять власть в свои пролетарские руки. «Спасибо», - пожал ему руку чугунный лидер. На выписанную премию в пятьсот рублей Валя отправился в Дом рыбака, коего успел стать почетным членом. И возле самого входа столкнулся с полной непредвиденностью. Его вдруг оттеснили рослые ребята в пиджаках, из подмышек которых выпирало «третье плечо». Они взяли вход в кольцо, и пока Валентин соображал, что бы это значило, к подъезду Дома рыбака подлетели три черных представительских автомобиля с мигалками, и оттуда вышел второй человек в иерархии пролетарской партии.  Стремительно, прикрываемый трехплечными пиджаками, он исчез за рампой Дома рыбака, хотя и не был, как Валя, его почетным членом. Кому нужна победа пролетариата?!
Но схема родилась. И теперь Валя присматривался, кто перед выборами «раскручивался», звонил умельцам этого дяди, всегда оказываясь сотрудником именно той структуры, которая могла быть нужной: в зависимости от того, общероссийские это выборы, региональные или столичные. А потом звонил или слал факс в нужные СМИ от имени будущего кандидата в депутаты, мэры или губернаторы.  
Далее он действовал по основному общероссийскому принципу: «Хочешь жить – умей делиться». Возвращал, не жалеючи, «откат» одним, отстегивал другим. Крохи оставалось для «сэби»: курочка по крошечке клюет.
Факс прошел. Валя спешно «умыл руки»: сложность состояла в том, что каждое новое послание требовалось поправить, изменив имя адресата, направленность пафоса и, увы, подчас идейную подоплеку. Хотя, конечно, никто из будущих избранников не говорил о том, что хочет во власть, к почету и к «трубе», всех заботили только интересы народа. 
Так и подмывало набрать номер города Иваново. Но – не ответила ему Малинка! Ну, не ответила! А насильно, как известно, мил не будешь. 
Вставил в факс измененное послание.
Чаще всего «улов» случался совсем не в том месте, куда Валя «закидывал удочку». Удача приплывала каким-то иным боком, но выработанные им правила гласили: чтобы улов пришел – закидывать надо, пусть и без клева. Тереть, так сказать, мыло. Правило не подвело и на этот раз. 

                                   Судьбы России

 Возле радиокомитета посигналил фарами «Лексус», каких по Москве было тогда единицы: за рулем сидел «Достоевский». 
Они вместе отбывали срок наказания: только Валя за собственную дурость, а Николай Шереметьев пережил приговор к «высшей мере», как некогда великий классик, поэтому и носил кличку «Достоевский». Он и внешне напоминал писателя: высоколобый, с выпуклым, чуть деформированным черепом. Кликали Шереметьева также «Графом» – согласно аристократической фамилии он имел правильные, тонкие холодные черты лица, благородную осанку, рослую худощавую фигуру с широкими плечами. Хотя при видимом изыске во всем, в повороте головы, в движениях, взгляде чувствовался страшный хищный зверь. В статьях и пунктах, по которым он получил приговор, значился чуть ли не весь Уголовный кодекс. Это был шумный процесс: на скамье подсудимых оказался аспирант МГИМО. Валя, голова которого для неведомых целей всегда удерживала кучу всякой информации, еще задолго да знакомства с Колей Шереметьевым, помнил, как о нем писала центральная газета: «Убийца с руками пианиста». За Шереметьева тогда просили многие известные люди, и приговор «смягчили».  
 - Помогай, - простецки, от всей души, как это они все умеют, когда им чего-то надо, протягивал «Достоевский» узкую ладонь с длинными, до жути изящными пальцами. - Мы своего человека в Думу толкаем. Не обидим. 
 Про «не обидим» Валя все хорошо понимал: от «Достоевского» ощутимо веяло сырым холодом.
- Кто нас обидит, три дня не проживет! – с хмурой улыбкой сказал Валентин. 
- Молодец! – похвалил «Достоевский».
Теперь Николай Николаевич Шереметьев был владельцем сети ресторанов и казино. Хотя на визитке, которую бывший уголовник протянул Валентину, значились только его ученые и творческие степени: «Доктор экономических наук», «доктор исторических наук», «член Союза композиторов». Неспроста, оказывается, «руки пианиста!»
Шереметьев нанимал Валю для поддержки кандидата от либеральных демократов: в прошлом титулованного боксера тяжеловеса, за плечами которого также имелась судимость, ныне - директора крупного гостиничного комплекса. Петр Измаилов, большой, улыбчивый, сильный: выглядел как сама человеческая надежность. 
Мафиози сделали предложение, от которого Валя не мог отказаться: бандиты предложили организовать на телевидении серию «круглых столов» на тему «Исторические судьбы России».
Наступило время великого чеса! Зеленые купюры, словно под прищелкивание кастаньет, веером бежали по кармашку счетной машинки, и укладывались доброй жатвой в ровную стопочку. Это был, понятно, гонорар всем, втянутым в дело. 
Кроме, казалось бы, самого важного компонента телепрограммы: писателей и ученых. Эти с удовольствием шли в эфир бесплатно, уверенные в своем судьбоносном слове. 
Передачу решено было делать в записи, но в характере прямого эфира – во время общения участников «круглого стола» должны были звонить телезрители и задавать вопросы. Валя «зарядил» за телефонами положенный народ с готовыми вопросами, обеспечив кандидата в депутаты Измайлова готовыми ответами. И вдруг понял – есть повод позвонить Малинке! Междугородний отклик, да еще из города невест, просто необходим!
- А мое письмо к тебе в Мирный обратно вернулось, - вязко проговорила она, будто не расставалась с ним ни на миг.
- Как вернулось?! Я ждал, я на почту ходил, не было!
- Вернулось. Приедешь, покажу. Все в штемпелях. Из Архангельской области. 
- Как из Архангельской?! Я же в Якутии был, это другой Мирный!
Валя мысленно перекатился в трубку и пронесся по кабелю за сотни километров.
- Мы на фестиваль «Золотой Плес» едем, петь будем. При-езжа-ай…
«Что русскому хорошо, то немцу смерть». За «круглым столом», как в детской игре, то одна половина становилась «немцами», то другая. Спор шел непримиримый по любому поводу русской истории! 
Царь Иоанн Грозный – для одних исчадие ада, для других - светоч. Режиссер и операторы были осведомлены, кто «заказал музыку». И в наступившей тишине, под прицелом веером сгрудившихся камер мудрым консолидирующим голосом вступил большой знаток истории кандидат в депутаты Измайлов. Бывший боксер предложил уважаемое собрание послушать стихиры - музыкальные сочинения самого Грозного, которые у него случайно оказались записанными на мобильном телефоне. Это были умиротворяющие хоровые духовные песнопения редкой красоты!  
Петр Столыпин – объявлялась новая тема. И «немцами», как по команде, стала противоположная сторона. Хорошо, в обсуждении принимал участие доктор экономический наук Николай Николаевич Шереметьев, которому, как и великому реформатору, нужна была великая Россия!    
На теме «Западники» и «почвенники» - ученые просто попали в стопор. Валя радовался за отечественную гуманитарную науку, служители которой в искренних порывах собачились до умопомраченья, совершенно не отдавая отчет, что они всего лишь кордебалет – танец маленьких лебедей такой! 
 «Редьярд Киплинг сказал: «Запад есть Запад. Восток есть Восток, - и вместе им никогда не ужиться», -  солировал бывший боксер Измайлов, видимо, во время отбывания последнего срока набравшийся фундаментальных знаний: - Однако Уинстон Черчилль заметил: «Лучше мир разделенный, чем мир уничтоженный». 
Благо, за «премудростями» – ни в библиотеку не надо было ходить, ни в Интернет заглядывать. Всех этих фраз Вероника могла подогнать тучи!   
Валентин ждал звонка Малинки. Мысленно он витал с ней вдвоем над лесами, долами, забавляясь существующей где-то там, в людских катакомбах, политической возней. 
Через внутреннюю связь звукооператор объявил о междугороднем звонке. Валентин вдохнул желанный, идущий навстречу воздух и подтянулся. Для наглядности прозвучали гудки. И по эфирной студии разлился мерный ровный голос с характерным приволжским выговором.
 - А мужчина и женщина – это как Запад и Восток?
Про вечный русский путь между востоком и западом, как меж двух огней, учил ее он. Но она каким-то боком приплела сюда «мужчину и женщину», умница!   
- Вы звоните из Иваново, из города невест? – всем туловищем подался ведущий Поцелуев: он объявлял это для тех, будущих телезрителей, у которых должно остаться ощущения творящейся в эфире импровизации.  
- Мы уже не город невест: ткацкие фабрики закрылись, и теперь мужчин и женщин у нас примерно одинаково. 
Коля Шереметьев едва заметно кивнул, мол, все правильно, хорошая заготовка. Но это не было подготовлено! 
- Вы хотите сказать, – ведущий азартно привскочил, явно уходя от темы «круглого стола», - что для приезжего мужчины в Иваново уже и невесты не найдется?! 
- Невеста найдется. Мужчин и женщин по статистике одинаково, а женщины почему-то все равно все одиноки.
 Поцелуев выпустил словесные пузыри, объясняя, насколько вопрос зрительницы из Иваново имеет существенное значение для «судеб России». 
- Если женщина любит одного мужчину, но живет с другим, - была настойчива и пытлива Малинка, -  от кого ей рожать?
Измайлов смотрел, приоткрыв рот. А Шереметьев – теперь насторожился.
Насторожились и ученые мужи за «круглым» столом: они в Думу не избирались, но жены-то их слушали.
Говорят, на сцене нельзя появляться лошади или кошке: актеры пропадают на фоне подлинности их существования.  
Юношески точеная, небольшая женщина, объявленная как философ Непрочная, скользяще привстала, в ниточку удерживая, как художественная гимнастка, подбородок над плечом:  
 - Мужчиной руководит чувство долга, - танцевально вела она головой, - перед ближними, перед собственной совестью, перед Богом. Мужчина не имеет право плыть по течению, даже если его несет в теплый омут, где водится крупная рыбка. Мужчина идет намеченным курсом, к цели, написанной Господом в сердце его. Что касается вопроса девушки, насколько я поняла, ткачихи из Иваново: вы знаете, как делается ткань?  Каждое полотно ткется из своих соответствующих волокон. И у каждого станка есть свое предназначение. Нельзя взять одни волокна, смешать с другими, чтобы не изменилась ткань. Нельзя перепутать станок, чтобы не изменить материи или ее узор. Но если так не прост и взаимозависим характер производства ткани, то почему же к законам рождения ребенка мы подходим так примитивно?  Проследите генезис отпетого негодяя, и вы увидите женщину, на которой лежит часть вины за его преступления. Откройте родовую книгу гения, и вы опять увидите женщину, сопричастную его величию. Я, не как философ, а как женщина, могу сказать вам: я могу родить только от любимого мужчины, семя и дух которого достойны продолжения в веках. Я могу родить только при том условии, что моего ребенка будет воспитывать его генетический отец. Однако я также понимаю, что быть советчиком в этих вещах дело неблагодарное. Решать вам, женщине. Через ваш выбор Господь говорит с миром.
Руками, плечами, овалом шеи и летящей головкой Вероника завершила хореографию своего выступления и, как мессия, подняв перста, ушла, казалось, туда, где слышен голос Господа.  
- Татьяна, насколько я помню, не ткачиха. А пока еще студентка, - суетным знатоком комментировал ведущий, хотя зрительница имени своего не называла.  - Татьяна, вас устраивает ответ нашего уважаемого философа?
- Пи, пи, пи, - была прервана связь.
Серьезное дело: предвыборная борьба.
После съемок профессионал режиссер сразу заметил возможную проблему при создании видеоролика: Непорочную было невозможно «подстричь» и приладить к раскрутке кандидата. И «выбрасывать» было жаль, тем более, что услужливые операторы постоянно снимали на ее фоне Измайлова и Шереметьева. 
На фуршете меж непримиримыми научными противниками наблюдалось абсолютное взаимопонимание – иначе говоря, наступил желанный консенсус! Валентин едва протиснулся к Непорочной, возле которой вьюном вился мыслящий мир. Попрощался, сославшись на необходимость срочного монтажа, оставил на совесть режиссера отснятые материалы.  
И по газам, по газам! 

                              Русское приволье

Как всегда, опаздывая, он примчался на Волгу, в Плес. Вошел в Храм, где проходил концерт, как обычно, успев к тому, чего ожидал.
 Полукругом, перед алтарем, под иконами выстраивались молодые женщины в черных платьях и белых легких газовых платках. Малинка, с чистым высоким лбом и ладно заправленными кромочками черных волос, большеглазая, с молитвенным лицом стояла третья с краю – по золотому сечению. Каждая черточка ее источала свет, но при виде Валентина, свет заметными лучами прокатился по лицу ее, разрумянив, и она лишь чуточку опустила ресницы, чтобы не разволноваться, не заплакать, может быть, сосредоточиться. Дирижер повел руками, и сладкий хрупкий слоеный звук поплыл по Храму. 
Девять женщин пели, и совершенно по-разному проживали единую песнь.  Одни из них – с наслаждением словно бы форматировали губами звуки. Невысокая девушка, с низко склоненной головой, сведя к переносице брови, в муках переживала какое-то тяжелое страдание. Малинка – все более уходила, удалялась, заживала иным миром, иными измерениями, делаясь бестелесной, видением воплощенной мадонны, святой. Она жила небом, и небо пело в ней. В Валентине отражалась, запевала эта встреча с неведомым, с сущим - за пеленой реальности. 
Потом они шли по набережной Волги, где уже бывали, и ходили, вроде, также, держась за пальчики. И не так. Они шли, и уже уходили, уплывали с этого берега, от людей, туда, где могли быть лишь вдвоем, и давно уже пребывали там, месяц, полгода, тысячелетия. 
В номере гостиницы они, как давние муж и жена, встретившиеся после разлуки, будто свершая церемонию, поочередно приняли душ, легли в постель, повернулись друг к другу, посмотрели в глаза.
Мало этого было у него в жизни? Была первая женщина, случайная, - лишь испытать. Была женщина, ставшая женой и родившая ему детей – зачем это было, так счастливо и больно? И зачем ушло? Много было, и не было ничего. Никогда он так не обожал женщину, не ценил, не преклонялся перед ней: может быть, это возраст, последняя уходящая возможность любить и быть любимым, но, может быть, - не встреченная прежде чистота? Как там, в Храме, благоговейно светилась каждая черточка белого лица ее! Только теперь молитвенно влюбленные глаза смотрели на него, жадно вбирали, словно боясь упустить дарованное счастье. И в таящейся улыбке сверкало зеркало, отражающее солнце, и солнцем этим был он.  Да, теперь она уже замужем, познала мужчину, - Валентин вел рукой по волосам, ничуть не испытывая ревности, потому что все, что было там, с этим другим, не имело значения. Она перестала быть девственницей, но оставалась непорочной. 
Впервые в жизни Валентин понимал, что близость – это не утеха, не наслаждение, не акт деторождения даже. Это единственная в реальном мире связь с миром иным.  Как в Храме, когда обмирала душа и ощущалась близость посюстороннего, теперь физически, сердцем, глазом фаллоса, всем существом, он узрел проем, пуповиной, выворачивающейся в невидимое пространство жизни. Узкое, как ушко иголки, через которое протискивается верблюд, горлышко ширилось в ожидании мужского семени, делаясь входом во вселенную, пульсирующую зачатием, при котором плоть земная оттуда, из небытия, наделяется духом. Валя, едва успев, обманул вселенную, как Онан, изливавший семя на землю.
И дальше, в два дня, происходило плотское любовное сумасшествие, которое двум людям, мужчине и женщине, очарованным друг другом, видится верхом человеческого счастья, смыслом существования и целью бытия.
- Все мудро с нами получилось, - упоенно говорил Валентин. – У тебя есть будущее, мужчина, с которым ты встретишь зрелый возраст. А пока у нас есть возможность – прожить вторую жизнь. Вот когда мы приходим в театр, мы видим спектакль, человеческие страсти, сильную любовь. Но если зайти за кулисы – там течет обыденная серая жизнь, бытовые отношения, склоки, ссоры. Мы уберем «за кулисы», оставим их той, не касающейся нас жизни. Мы – в реальности – проживем чувственный театр.
Стояла теплая «бабья осень». Они шли по набережной, наслаждаясь речной свежестью. Таня, как всегда, молчала, смотрела очарованно.
- Чувственный театр, - сценически жестикулировал Валентин, -  с его, как ни странно, более подлинными - очищенными от быта – переживаниями.
Она улыбнулась. По-доброму, доверительно.
Он уезжал, ощущая себя, будто на привязи, длинной, резиновой: чем дальше, тем сильнее натяжение. И манит обратно, но этого нельзя – потому что дела, работа, потому что нарушается система жизни, так верно и мудро созданная им: все оставались при своем, ничего не теряя. А Малинка и он обретали маленький тайный мирок, который был спасительным для всех, задавал пульс, раскручивая маховик энергии. Имела ли право Непорочная на такой же отдельный мирок? Подобной ситуации он не допускал, поскольку она была слишком глубоко занята наукой, наследственным родословием, во главу угла ставя заповедь «не прелюбодействуй».  О своей близости с Таней, как о прелюбодеянии, Валя и помыслить считал грехом: для него это было чем-то обратным, - какое же прелюбодеяние, если душа летит, сил прибавляется и, кажется, земля мала?!    
        
                               Клуб «Боевик»

После раздольной провинциальной шири Москва виделась аквариумом с отдельной застекленной жизнью. Он был своим в этом аквариуме, и, любя природу, как каждая аквариумная тварь, отмеченная цветастостью и опереньем, долго без аквариума не мог существовать. Поэтому радовался ставшей органичной для него среде: высотным домам, рекламному освещению и даже автомобильным пробкам на дорогах.
Душа вибрировала, напоенная близостью с Малинкой, и он с легкостью набирал обороты в деловой жизни.  
 «Круглый стол» дали по одному из российских телеканалов. 
Из всей речи Непорочной режиссер оставил всего одну фразу. И все равно зрители обращались, просили устроить встречу с женщиной-ученым, которая рассудила про выбор.  
Экран укрупнил ее лицо с припухшими от бессонных ночей и работы у компьютера страдальческими глазами, сократовской складкой на переносице: счастливый лик мученицы. 
Образованный Коля Шереметьев был человеком с запросами: хотелось чего-то настоящего, когда он предлагал тему: «Судьбы России». 
- Нам с тобой голоса нужны! Понимаешь?! Тупо, просто – голоса избирателей! -  Зверский нюх его вел в охоте на «голоса» в нужном направлении.  
Валентин с Вероникой – лично «Достоевским» - были приглашены на собрание клуба «Боевик». Этим «клубом» оказался громадный зал роскошного ресторана. Столы ломились от изобилия пряностей, сладостей, фруктов, кружевами тарталеток с икрой и феерией осетрины с семгой, разливанным морем спиртного – сон ненасытного человека! Не сказать, чтобы пиры гоняли, за столами ели, пили, мерно разговаривали известные киноактеры, певцы, телеведущие. Тусовка! На небольшой эстрадке шло представление: артисты поднимались из-за столов, пели, шутили, произносили заздравные речи.  Их акцентированные взгляды, пафос был обращен к простым скромным людям, сидящим со всеми вместе: к кандидату в депутаты Петру Измайлову и потомственному графу Николаю Николаевичу Шереметьеву. Последний – был еще и композитором. Певец, томно завывая, исполнял его песни. Простецкий парень Измайлов также выходил на сцену, обнимался с артистами, иногда подпевал им, говорил простые вечные истины: любовь – превыше всего, дружба – всего сильнее. И размахивал основательными пятернями в воздухе, и лоснился от улыбки, и даже прослезился. Телевидение, конечно, все это снимало. Потом был аукцион: продавались мелкие вещи популярных артистов: афиша с автографом, рубашка из спектакля… Парни с вросшими в плечи шеями, сидевшие за отдельным столом, словно ожившие маховики гусеничного бронетранспортера, скупали все, от души швыряясь деньгами. 
- Сто долларов, - слышалась начальная цена аукциона.
- Триста! – поднимал цену маховик бронетранспортера.
- Пятихатка!
- Штука! – валил всех парень с низким, пуленепробиваемым лбом.
Один раз одна экстравагантно одетая женщина, всемирно известный дизайнер, как объявляли, попыталась тягаться с «братками», и парни с великодушными улыбками «отдали» ей покупку. Тут же, на следующую вещицу, трижды задрав цену: они проводили аукцион, и деньги возвращались к ним же. 
Как только телевидение свернуло свою технику, пошло иное веселье.
Валентин считал себя свободным человеком: он знал, - если не получится там, сорвется здесь, тем более, если будут прижимать и диктовать, - у него найдется, чем заработать на кусок хлеба. Известные артисты тоже были свободными людьми: если не театр, то кино, не одно, так другое. Но они были артистами, привыкшими исполнять волю режиссера и отыгрывать заданную роль. И, продолжая отрабатывать концерт, выходили на сцену – теперь это бросалось в глаза -  чуть-чуть, почти незаметно, но гнули спину, чуть-чуть, но изменяли льстиво голос. 
Высокий красавец Аулов, игравший в кино и принцев, и бандитов, выбежал на сцену, поднял над головой рюмку с водкой:
- Эту рюмку только что держал в своей руке народный артист Кураев! У вас есть шанс выпить из его рюмки водку, которая предназначалась ему! -  Аулов был явно в протестном состоянии духа. – Триста долларов, кто больше?!
Рюмка с молотка ушла за «восемьсот». 
Но это уже мало имело значения. Громыхнула музыка, начинались танцы. Парни танками шли в центр, брали на ходу десант. Откуда взялись девчонки? Сидели, как принято у восточных людей, и также повелось у бандитов, за отдельным невидимым столом? Или прибыли по звонку? Они вдруг наводнили зал, яркие, вышколенные, послушные, как рабыни: парни грубо, показно прижимали их, подбрасывали, играя силой, принимая то на одно бедро, то на другое, насаживая под взвизги с растопыренными ногами и задранными до трусиков юбчонками по центру.   
Артист все стоял на сцене, не зная, как поступить. Ему крикнули в ответ: «восемьсот», но никто за рюмкой не шел, и теперь «звезде» надлежало, как официанту, поднести рюмку и получить деньги. Лысоватый, с добродушным курносым лицом, народный артист Кураев, сыгравший в десятках прекрасных фильмов, настоящих шедевров, растерянно улыбаясь, смотрел на Аулова. Он понимал, что экспансивный приятель, собрат по цеху, хотел пошутить, поиздеваться, как Арлекин, над сытой публикой. Но дерзкий Арлекин -  всего лишь артист, смеющийся со сцены. И как теперь его оттуда вытаскивать, на глазах превращающегося в Пьеро?
- Восемьсот долларов! – еще выше поднял рюмку Аулов! – Продано! Прошу получить выигрыш!
- Свою чашу, - едва дотянулся до рюмки мягкий, очень похожий на Сократа, артист Кураев. – Я выпью сам.
Талантливые артисты все-таки сорвали аплодисменты, потонувшие в шумной музыке, диковатых криках и гоготе парней, для которых всякие там артисты просто перестали существовать.
- Волчище, - улыбнулась Непорочная, - ты почему такой напряженный? 
Действительно, как зверь, почуявший другого хищника, Валя был излишне собран.
- Мы - их едим, - показал он на танцующих бандитов посреди зала.
- Кто тебе сказал? Не гневи Бога. Господь нам послал чудесный ужин, с удивительным представлением. Посмотри, - царским жестом повела по ресторанному залу, - какие все забавные.
 И, словно по мановению руки, и бестолково топчущиеся по центру парни с девицами, и артисты за столами, сделавшиеся оторопелыми зрителями, увиделись племенем каким-то, из джунглей, со своими обычаями, или инопланетянами, притворявшимися зачем-то русскими людьми.
Шереметьев с Измайловым – «граф» и «кандидат в депутаты» - стали такими, какими они себя чувствовали на самом деле. Бариями, хозяевами развались на удобных креслах, и юные создания, блистающие украшениями, с идеальным рекламным макияжем, были при них. Коля – этот чуткий «Достоевский» - мгновенно уловил взгляд, резко обернулся в ответ. Улыбнулся, приподняв с прекрасного девичьего плеча змеиную ладонь, жестом этим и распирающей на графическом лице улыбкой показывая: Валя для него не эти, а свой, проверенный. Удивительно: женщин теперь мог иметь, и имел Шереметьев множество. Но сказывался в нем бывший сиделец, долгое время лишенный этой радости: «Граф» плыл, вздернув и без того приподнятый подбородок, красуясь и гордясь своей женщиной, как воплощенным жизненным достижением.
В телесюжете, естественно, пьянки не было, а были артисты, почему-то восхищающиеся Измайловым, сам герой, да изредка – в качестве композитора – Николай Шереметьев. Композитором, он был, конечно, хорошим: мало известный, как политик, Измаилов сразу подпрыгнул в рейтинге на вторую строку. 
- Как ты думаешь, - низким голосом, как певец, «на опоре» консультировался по телефону Шереметьев, - мы победим Трофимыча?
Кандидат Трофимов уже дважды избирался в Думу, имел поддержку оппозиции и при этом занимал видный общественный пост во властных структурах. Такой угодный всем человек, которому, собственно, и пиара никакого не требовалось: его каждая собака знала, и предварительный рейтинг Трофимова зашкаливал, как градусник на печи. 
- Думаю, что нет, - честно отвечал Валентин. – Ему доверяют.
- А нам нет?
- Люди – не дураки.
- Понял. Спасибо. Ты заходи, - сменил композитор тональность, - посидим, поговорим, без этой политики. О жизни, о бабах, есть, о чем поговорить. У меня к тебе предложение: просто вот, по душе, хочу тебе помочь. 
Валентин обнимал Веронику, полулежа с ней на диване и попивая вино. 
Она была наездницей на добром скакуне, она всегда была наездницей, скачущей с запада на восток, навстречу первым лучам восходящего солнца, вящего солнца истины. А потом Вероника стояла в положении «свеча»: у нее были опубликованные труды, сайт, куда заходили тысячи посетителей: все считали, что сайт носит знаковое название: «Непорочная». Тогда как это была настоящая фамилия – сущность! Но детей у нее не было, и так она стояла, сохраняя семя, в надежде на зачатие. Вероника ждала его каждый месяц, и в каждом месяце, пока они жили с Валентином, был день, когда в ее постоянное жизнестойкое настроение вползала тень. «Сказано, Господь даст, если попросят двое», - говорила она Валентину. – Тебе тоже надо попросить». Просил ли он? И как это, просить? Он был не против рождения ребенка - ему хотелось счастья для нее. Да и было ли такое, что делало его чего-либо противником? 
Ночью, во сне к нему опять приходила юная незнакомка, любящая его до бесконечности, пылающая страстью, и они целовались, начинали раздеваться, но… входили люди. Он и она бежали по длинному витиеватому коридору, находили пустынное место, бросались в объятья, и вновь, как претенденты на власть, откуда-то из щелей, наводняя комнату, шли потоками люди… 

                                        Теледебаты

Ранним утром он вновь встречал Таню на Ярославском вокзале. Высматривал в устремленном по платформе потоке народа. И вновь из серой массы вплывало пасхальное яйцо. Малинка на миг приостановилась, поджав в смущении плечики, просто окатив мужчину напротив чистыми водами взгляда, и со всех ног, как ребенок, бросилась к нему на шею, крепко, по-женски прильнув. 
Глаза ее искрились в свете телевизионных прожекторов и отблесков объективов камер. Валентин был в центре, готовился к эфиру. 
Сегодня вся компания Окружного телевидения сгрудилась вокруг съемочной площади. Ожидалась особая бойня. Депутат двух созывов Трофимов встречался в прямых дебатах с кандидатом, неожиданно поджимавшим его в рейтинге, бывшим спортсменом Измайловым. 
«Трофимыч» был спокоен: видал он этих «подмасленных» выдвиженцев. Измайлов нервничал, мял свои крупные кулаки, но здесь они роли не играли. 
Передача начиналась с предвыборных «роликов» кандидатов. Замечательные лица людей, принадлежащих разным слоям населения, мозаично собирались в единый облик Трофимова, который говорил совершенно правильные вещи. Да, далеки реформаторы от народа, но мы не можем отказываться от демократических ценностей, да, были известные перегибы в советские времена, но мы обязаны склонить голову перед героями войны и космоса, перед светлой памятью о них. Словом, опираясь на традиционный уклад и традиционные верования, мы построим свободную великую страну. Каждому он раздал по серьге, и под каждым его словом Валя сам готов был подписаться! 
Улыбающееся лицо Трофимова появилось уже в непосредственном эфире, и кандидат уверенно поприветствовал телезрителей. 
Измайлов в «ролике» сразу же объявил бой лицемерию, и пообещал вывести всех «двуличных» на чистую воду. И на экране монитора, действительно, появилась вода, ночной бассейн на фоне светящегося трехэтажного особняка, обнаженные плавающие девушки с темными, подрисованными компьютерщиком, полосками на гениталиях. Весь телевизионный персонал прильнул взглядами к экрану, никак не ожидая эротики в политической программе. И только Валя, обращенный к участникам дебатов, видел, как лицо Трофимова превращалось во мрак, опрокидывалось. На мониторе меж тем в кадр с нагими купальщицами «вплыл» очень жизнерадостный, абсолютно голый радетель за обездоленных трудящихся. 
Люди вокруг съемочной площадки замерли, смотрели на «Трофимыча».  
Депутат, крепкий, здоровый мужик, бросился, замахиваясь кипой свернутых рулоном бумаг, на противника. И бывший боксер, приняв стойку, игриво делал «обманные движения» торсом. 
- Ты у меня за это! – погрозил депутат. 
И кинул в Измайлова рулоном. Тот легко уклонился, перехватил на лету бумаги, и чисто смазал ими по лицу Трофимова. Ему на подмогу подоспел телохранитель депутата и в «одно касание» Измайлова - лег на пол. 
- Продался?! Продался?! – теперь уже ведущему прокричал депутат. – Я вас всех!
- Это прямой эфир, откуда я знаю! – искренне ответил Валентин, замечая, что незнакомый человек снимает все происходящее. – Это прямой эфир! – теперь уже командовал ведущий, - по местам!
Если бы депутат Трофимов мог сохранить обычное равновесие, то дело можно было спасти. Но его понесло. Он стал оправдываться и обвинять противника в подлоге. Так что, кандидату Измаилову ничего не оставалось, как снисходительно улыбаться и говорить, мол, все видели коттедж, на какие депутатские сбережения он построен? Все видели «жриц любви» - они тоже денег стоят?
Валя сочувствовал Трофимычу, понимая, что в борьбу с ним вступил не бывший боксер, а опытный лагерный боец, не соблюдающий правил. Понимал он также, что его карьера политического телеведущего, по крайней мере, на этих выборах, закончена. 
Малинка загипнотизировано улыбалась, все ей нравилось, и все она принимала за чистую монету.
По ходу «беседы» Валентин из вопросника сделал голубка, и, завершая передачу, пустил его, как символ мира, в глазок телекамеры. 

                                         Я - есмь!

Валя уходил, понимая, что больше гонорара здесь не видать, но зато он опять свободный человек! Такой нелепостью казалась вся эта «их» свистопляска! Это же надо жить в таком дисбактериозе! Займется, наконец, вплотную ремонтом квартиры, хозяин там, поди, икорки по стенам наметал! 
В обнимку с Малинкой, словно вынырнувшей из пучины волоокой черноволосой русалкой, они пошли себе, и большой солнечный мир ширился вокруг них.
Идеально выровненный белый потолок, полночный отблеск новых обоев, запах еще не законченного ремонта – все это выглядело сейчас, после полутора месяцев «эфирного» полусна, предметной реальностью, плодом подлинного труда. Да и велико ли горе, когда Бог посылал ему такой праздник? Малинка в мужской рубахе с закатанными рукавами, с распущенными волосами ночной ведьмачкой ступала по настеленным на паркетном полу газетам, игривой хищницей бросалась к нему на грудь, робко нежилась в объятьях, подолгу смотрела ему в глаза, словно пытаясь в них перелиться. В этом не обустроенном еще жилье, как в первозданном мире, они были людьми зверями, ловкими и сладострастными, они становились одним существом, упругим и прыгучим, они превращались в бестелесные души, невидимые человеком.
Он готов был так жить и день, и ночь, никуда не выходя, снова и снова неистово вбивая в невидимую пульсирующую вселенную собственное - «я есмь!»  Но Татьяна с утра, собранная и решительная, не поддаваясь на уговоры, направилась в библиотеку собирать материалы для диплома: вечная отличница не могла поступать иначе. И он, усовестившись своей лени и неорганизованности, тоже брался за работу.  
Вечером он провожал Малинку. Они шли по осенней Москве, скрестив колечками мизинцы, целовались посреди Красной площади, и она прижималась к нему, подолгу, до неловкого, удерживая. 
На вокзале, около вагона, Танюшка опять припала, с не девичьей силой сдавила его, втерлась в грудь:
- Сейчас вот возьму и не уеду, - прошептала, - возьму и останусь.
Она держала его, замерев, и он взмолился благодарностью за посланную ему Божью награду. 
- И все кончится, - держал он ее крепко. - Это вот, наше, засуетится, замельтешит в быту, и мы потеряем великое счастье быть хоть изредка, но счастливыми. А на самом деле, и не изредка, ведь ты всегда со мной, и я с тобой. 
Саднило душу, посасывала простое понимание, что, может быть, и оставил бы ее у себя, и стал бы жить, и детей с ней рожать – какая бы из нее мать вышла! – да ни работы у него, по существу, ни кола, ни двора – как? Куда? На что? Да и возраст. Да и совсем это иная жизнь: он привык к вольнице, к дороге, к счастью вечного путника! Ну, не было бы у нее никого, другое дело, а так, муж есть, все войдет в свое русло, будет у них нормальная жизнь. Они молодые.
Ночью в сомнамбулической задумчивости Валя набивал черные шестидесятилитровые пакеты всяким хламом, вытаскивал их и развозил на своей «девятке» по «мусоркам». На скорую руку латал оставшиеся прорехи, желая только одного: закончить этот, казалось, по всей его жизни затянувшийся ремонт.

                                    Идея и личность

Доктор наук Коля Шереметьев, погоняло «Достоевский», обладал этой противной московской привычкой: ничего не объяснять по телефону, а назначить встречу. Девять из десяти таких встреч оканчиваются разговором, рукопожатием и полным недоумением: зачем человек звал?! Зачем он тащился?! Но другого пути для «деловых контактов» тоже не было.
У «Графа» в машине сидел нежного облика белокурый юноша. Здороваясь, юнец излишне задержал в руке Валентина мягкие расслабленные пальцы.  Ученый и бизнесмен Коля явно млел и гордился белокурым созданием мужской особи, как гордился шикарной девицей в клубе «Боевик». Стрый сиделец, похотливо пьянея, не замечал несоответствия этой гордости: властные жесткие люди хотят иметь все, что шевелится. И не шевелится – тоже. 
«Достоевский» в задумчивости закуривал: медлил. Худой, высокий, все еще складный. Красивый и страшный. Затягивался, как бы думал: желтое яблоко власти в его глазу наливало взгляд тяжестью. 
- В Крыму сейчас недвижимость по бросовым ценам. Даю тебе машину, - указал Шереметьев на свой «Лексус», - деньги, человека. Едешь по побережью, скупаешь недвижимость? Купишь и для себя что-нибудь. 
Валентин спешил с новостью к Непорочной, а в мыслях уже мчался по крымской дороге, скупая дома, дворцы, замки, крепости и утопая в кружеве телесной сласти.
- У тебя голова есть на плечах, зайчик? – он как-то ловко перекочевывал в восприятии Вероники то в волки, то в зайцы.
- Ну, если на ощупь, то, вроде, есть, - ответил Валя.
- Именно на ощупь! Ты сам подумай. Ты, - стала раздельно выговаривать она слова, - будешь ездить на его машине, с мешком его денег, покупать для него имущество, а голову подставлять для пуль – будешь свою. 
Валя молчал, осознавая. 
- Тебя посылают – как мешок с деньгами! 
- Фуфло, все кругом фуфло! – в сердцах проговорил Валя. 
- Россия – Богом избранная страна, - назидательно ответила Непорочная. 
- Это тебе – Бог лично сказал?
- Если бы ты прочитал Библию хоть раз от начала до конца, а читать ее надо сто, двести, тысячу раз, если бы кто-нибудь из вас, мужиков, сделал это, вы бы поняли, что русские, православные люди в целом – сегодня народ Израилев!
Валентин вздохнул с утешением. В душе он никак не хотел расставаться с заманчивым путешествием: по Крыму, на «Лексусе», с мешком денег! Вдоль всего черноморского побережья девушки стоят, Валю Поцелуева ждут. И теперь они, бедные, в воображении прощально помахали косыночками.

«Доверенный человек» честно передал оставшийся гонорар за предвыборную работу – мешок, не мешок, но тряхнуть мошной можно!
Поцелуев шел меж рядами машин на автомобильном рынке. «Тойота» сверкала, как новая. Он посмотрел зазоры между капотом и крыльями. Линии шли параллельно, были одинаковыми по ширине. Обошел машину, радуясь, как без костюма и галстука, в свитере и куртке меняется, становится прежней, раскованной и свободной его походка. 
- Пазы между багажником скошены, - указал он продавцу. – Битая машина – удар был в зад, чуть справа. Крашеная, как цыганская лошадь! 
Шел снег. Валентин направился по рынку дальше. Обошел «Фольксваген», простучал корпус, по звуку угадывая, не наложена ли на битое прогнутое место шпатлевка? Звенел металл. Завел машину, сел. 
На «Фольксвагене» он завернул на «Горбушку». Купил тогда еще только входящий в жизнь мобильный телефон.  Постоял, подумал. Вспомнил, как Непорочная любит повторять библейские слова: «Если попросят двое - сбудется». Купил второй, точно такой же. Теперь они с Малинкой смогут быть всегда на связи.
Постоял еще. И купил третий: «всем сестрам по серьгам»! 
В давнем споре о том, что важнее для истории: личность или идея – Валя все-таки склонялся к идее. Вот подкинул Коля Шереметьев идею о причерноморских радостях и дешевой недвижимости в Крыму, большого композитора по совету умной женщины он отставил, а идея-то – жива! Карман, спасибо выборам, оставался еще тугим. Крым!

                    
                   Как сделать человечество счастливым!

Поцелуев пританцовывал под музыку на сиденье, отрываясь на прямой на открытой незагруженной дороге. До таможенного контроля на Российско-Украинской границе оставалось - рукой подать.
Его машина объехала длинную автомобильную очередь, свернула к вагончику, где выдают страховые полисы. Валентин Иванович Поцелуев сходу предъявил удостоверение сотрудника телевидения, и на словах объяснил, как важны предстоящие на Украине срочные съемки! Ушлый человек, специально поджидающий здесь всякий нетерпеливый народ, попросил предъявить командировочное удостоверение. Удостоверение у Вали было при себе: банкнота тысячерублевого достоинства, вложенная в паспорт, вполне убедила специалиста. 
Но даже при таком раскладе, минуя две гряды пограничников и таможенников, Поцелуев все равно вырвался на малороссийскую вольницу часа через два. 
И сразу же хорошенько притопил педаль газа. Тотчас из кусов вылетел гаишник. Точнее, здесь, по названию украинской автоинспекции «ДАИ» - «даишник».  
Гривен у Валентина пока не было, валюту давать – слишком жирно. Вытащил и протянул последние пару сотен рублей. «Даишник» -  аж отпрянул, как от проказы. 
- Ты что, смеешься, что ли?!
Валентин, честно, не ожидал от украинской инспекции таких аппетитов.
Даишник был, как детский рисунок: весь из радужных солнечных кружков – круглая мордочка, круглый пузик, и ручки с ножками тоже округленькие.
- Наконец-то, я понял, как сделать человечество счастливым! – произнес вроде не к месту Валентин. 
- Как? – заинтересовался даишник. 
- Надо всех сделать гаишниками! – прихлопнул Валя. 
Минуты на три даишник раскатился смехом. И ротик – такой кругленький, и глазки – монетки, сверкающие такие!
И пальчиком замахал – округленьким. 
- А где техосмотр? – не терял бдительности меж тем страж дороги. 
- Машина месяц как после регистрации – имею право, - ширил рот в улыбке уверенно Валентин.
- Так месяц-то, уже закончился. Сегодня… -  милиционер явил выдающиеся математические способности, -  двадцать восемь дней.
- Это у женщин месяц – двадцать восемь. А у нас с тобой – тридцать!
Капитан раскатился пуще прежнего.
- Телевизионщик! – рассекретил он Валю, обнаружив пропуск на телевидение: Валя имел обыкновение отдавать всю пачку документов.
И снова с хохотом стал грозить пальцем, мол, знаем мы вашего брата, телевизионщика!
Выудил из своего кармана пачку российских «пятисотенных» - и всучил одну бумажку нарушителю. 
- На тебе, на штрафы, чтоб не позорился! Будешь помнить украинского капитана!
- Дают – бери, бьют – беги! – согласился Поцелуев.
И теперь они рассмеялись оба. Явственно символизируя единство народов. 
«Даишник» махал полосатой палочкой на прощание.
Валя трогался на машине, укладывая документы в карман и вытирая тыльной стороной ладони выкатившуюся от смеха слезинку: телевизионное удостоверение было старым, давно просроченным. 

Улочки древнего крымского города напоминали театральную сценическую выгородку: маленькие сросшиеся стенами подкрашенные дома, с бордюрчиками, виньетками, отдельными входами. Заходишь во двор, совсем иная сценография. Стены полинялые, облупившиеся, вздувшийся буграми асфальт с лезущей в проемы растительностью. И множество дверей, словно для выхода персонажей пьесы. 
Спозаранку, перед его окном, под краном посреди «сцены» соседская девчонка полоскала белье. Наклонялась, и солнечный зайчик от стекла обнаруживал под заголившимся подолом странные для юга, нетронутые солнцем, по-бабьи гладкие ляжки.  Распрямлялась, и лучи кропили золочением вьющиеся волосы, которые она то и дело откидывала за плечи. На веревке, будто вырезанные из воздуха узоры, появлялись ползунки, детские рубашки, платьишки, трусики разных размеров, все, видно, пользованное не одним ребенком. Мелюзга – мал, мала меньше – россыпью терлась рядом со старшей сестрой.
- Какая молодчина! – не мог Поцелуев пройти мимо. 
Как юное существо, ждущее от жизни многого, девочка улыбнулась, брызнув светом!
- На море? – с большим интересом протягивал растопыренную пятерню - «краба» - местный мастер на все руки Проня, будто сам он жил где-то в Заполярье, а не в пяти минутах пешего хода от морского берега.  – Я тоже ходил… В   прошлом году.  Или в позапрошлом ли? 
Оседлого крымского жителя всегда можно отличить по белесости кожи, словно солнце здесь ярко светит только для приезжих. Также, будто выцветшая, молодая еще, удивительно стройная при таком количестве рожденных детей, мать с грудным малышом на руках выталкивала из подъезда коляску, полную цветов.
– Нынче свое постирать не могут, - не унимался Поцелуев, -  а ваша - за всей семьей!
Светловолосая женщина по-восточному опустила голову:
- Мы из Таджикистана. Там все так.
- Из Таджикистана?  – с пониманием кивнул Валя. Дальше можно было и не спрашивать, ясно, беженцы. Отец, может, и погиб.
Девочка улыбалась, чем-то напоминая Малинку – застенчивая, с нездешним, где-то на Памире оставшимся взглядом. 
- Я десятый заканчиваю, - говорила она с тазом в руках, - четыре четверки выходит…
- Остальные колы?!
Пятерки! В одиннадцатом хочу подтянуться. На медаль. В Москву хочу поехать учиться. В Педагогический. 
- Молодчина! - будто заело Валентина.
Тем же днем Поцелуев увидел десятиклассницу в компании шпапнистого тщедушного паренька с синяком под глазом: по запаху от его сигареты и потому как он вместе с дымом подсасывал воздух, было ясно, что он курит травку. Хлопчик рассказывал про какие-то свои героические победы в драках, и девочка, собирающаяся в медалистки, слушала его в счастливом сиянии!  
Во дворе, когда девочка из Таджикистана опять полоскала белье, Валентин сказал ей: 
- Где ты такое чмо выкопала?! Будешь с ним водиться, Москвы тебе не видать!
Десятиклассница вспыхнула, круто развернулась и ушла, уверенная, что этот, «москвич», ничего не понимает: местный хулиган только с виду такой, на самом деле он другой, а с ней он и вовсе преобразится!  
Из угловой двери вышла девочка лет шести, прижимая куклу, затисканную еще ее бабушкой. Встала, напоминая лягушонка – ножки врозь, личико клинышком, глаза большие, замершие. Ясные-ясные.      
- Вы в Москве живете?! – произнесла девочка-лягушка с магическим значением. 
«Москвичи» все более втирались в жизнь Крыма, приобретали недвижимости, строились, делали ремонт, становясь источником нерегулярного здесь дохода. Проня, между запоями, тоже мастерил Валентину решетки для окон. Для женщин, при мужском населении, словно выбитом или покалеченном войной, приезжий здоровый мужчина с хоть каким-то достатком становился тем, чем всегда становился, солдат, приезжающий на побывку.
Откат уровня жизни был таков, что Поцелуев менял сто баксов на гривны – и мог чувствовать себя богатеем!  
«Небо над морем смотрит твоими глазами», - сидя где-нибудь в прибрежном кафе, набирал он буковки на светящемся экране «мобильника». «Скучаю», «не молчи так долго», «люблю», - засылала посланиями Малинка. 
Так, постоянно перезваниваясь, посылая друг другу сообщения, можно было жить иллюзией близости, не встречаясь подолгу. Малинка доложила о беременности, к которой он, со всей очевидностью, отношения не имел. Мама и бабушка были категорически против рождения ребенка, потому что с Женей – «не жизнь, а «не пойми, что». Таня здраво рассуждала о первой беременности, которую прерывать опасно: можно остаться бездетной. «Ребенок сближает», - поддержал ее Валентин, как ему казалось, в искренней о ней заботе. 
Жизнь шла, Поцелуев по-прежнему мог позвонить и нагрянуть к Малинке в любое время дня и ночи. Она встречала его, в домашнем фланелевом халатике, терпеливо ждущая, любящая, очарованная и чарующая. 
«Саша видит тебя чаще, чем своего отца», - поглаживала молодая мама своего первенца: кроху-дочку. Девочка хорошо улыбалась, принимая пока все, как есть. Подрастая, начав говорить, Саша сразу становилась маленькой женщиной, участвуя в потаенных от папы условиях игры. 
Ожидание второго ребенка, по логике, должно бы окончательно сблизить Валентина с Танюшкой. Отсчитывая положенный срок, выходило: тогда хор выступало с концертами по Волге. Он приехал, забрал Малинку с корабля, и они провели несколько дней в том самом пансионате, близь Кинешмы, где широко разливалась великая река. Сладко. Счастливо. И с интересными последствиями. 
- Ну, как ты? – звонил Поцелуев, нежась на пляже среди разомлевших от солнца курортниц. 
- Пока не родила…
- Тогда, наверное, мальчик! Мальчики обычно не торопятся!
- Не знаю…
  Снова звонил:
- Еще нет…
- Значит, особо прочного замеса! 
Наконец, она ему ответила. Тягуче, напевно: 
- Мы – сло-оники… 
Он даже представил, как она сидит в больничном халате со слоником на руках. 
- Я приеду встречать из роддома!   
- Нет, нет, - заторопилась с ответом Малинка. - из роддома меня Женя встретит. 
- Ну, потом, сразу же приеду.
 И дальше Татьяна произносила неожиданное, но крайне убедительное: 
- Не надо. Мы же православные люди. Я хочу жить в традициях православной семьи.
Она была категорична: все. Только по телефону. Так складно настроенная им жизнь – рушилась! Как это, больше не встречаться?! Жить в традициях. Хранить семью. Но это же, по существу, правильное решение! Какая она праведная, по изначальному-то складу, его Малинка!
                                 
                                   Добрая гостья

Медсестра вынесла ребенка, подала отцу. Женя протянул в ответ, как бы в обмен, коробку конфет. Взял белый кулек с окошечком, в котором виделось маленькое округлое личико, с некоторым оцепенением почувствовав сквозь одеяло настойчивые резкие движения, живое тепло. Татьяна, с медицинской картой в руке, заворожено улыбалась мужу с дочерью. 
- Поздравляю, Малинина, поздравляю! – Марина Игнатьевна, которая в хоре и «Облонских-Центе» отвечала за все общественные вопросы, кинулась к ней с цветами. – От всего нашего дружного певческого коллектива и от меня лично! 
Они вышли из покоев роддома, церемонно спустились со ступенек – нового человека выносили в жизнь, - подошли к машине. 
- Ну, вы молодцы, - восхищенно качала головой с богатой укладкой волос Марина Игнатьевна, - двое детей! И машина! И квартира у вас отдельная!
- Да, квартира-то… Татьяны Ивановны, Жениной мамы, мы только живем в ней, - улыбалась Таня.
- Какая разница?! – обиделся муж.
Таня пожала плечами.
Женя передал ей дочку, достал ключи, пикнул сигнализацией, сел за руль. Медицинская карта в руке мешала держать ребенка. Марина Игнатьевна забрала ее, помогла открыть переднюю дверцу машины, сама села на заднее сидение.
- Подвезете, мне по пути. 
Тронулись. Девочка молчала, спала на материнских руках.
- В тебя, Женя, дочка-то, - Марина Игнатьевна рассматривала медицинскую карту. – Вторая группа крови у нее. А у Танюшки – первая. Мы всем хором донорскую кровь сдавали, я запомнила - у нас с ней одинаковая, первая группа. Самая древняя, поэтому мы должны питаться древней для человека пищей: мясом. А у вас – вторая, ваша группа сформировалась позже, когда люди научились доить коров, вам нужны молочные продукты. 
- Пока ей уж точно нужны молочные! – улыбнулась Таня.
Женя вел автомобиль, смотрел вперед, тоже улыбаясь: 
- Может, ей и нужны, а я люблю борщ! 
- Мамин борщ он любит, - уточнила Татьяна.
- У мамы – вкуснее! – согласился Женя.
- Представляете, она борщ из куриных кубиков варит? –обернулась Таня.
Марина Игнатьевна поправляла прическу:
- Да какой же это борщ, - красиво понизила она голосовую тональность: - из кубиков?! 
 Татьяна Ивановна ставила на стол полнехонькие, с забегающими на края крапинками измельченной зелени тарелки с борщом: как всегда, первому – мужу, потом сыну. 
- На кого хоть похожа? – спросила мама.
Со снохой она была в ссоре, и новорожденную внучку бабушка пока еще не видала.
- Вроде, на меня, - откусил Женя кусок белого пористого хлеба.
- Вроде, или на тебя?
- Группа крови моя. – Ответил Женя. – У меня ведь вторая?
- У тебя? – призадумалась мать. – А при чем здесь группа крови?
- Ну, у Татьяны первая, у ребенка вторая. Ребенок должен быть в отца или в мать?  У вас какая группа крови? – посмотрел он родителей.
Мама была маленькой, толстой, сидела по правую руку. Отец – тоже невысокий, низко сутулился над тарелкой. Женя, длинный, худощавый, возвышался над ними, как стенной шкаф.
- Какая у меня? – приподнял голову отец. – Вторая, кажется, и есть?
- Четвертая у тебя. Самая редкая группа. 
- Ты самый молодой по историческому рождению! – хлебал сын большой ложкой. - А у тебя? – уточнял он, обращаясь к матери.
- Да я… не знаю даже какая у меня, это сейчас в паспорте записывают, а раньше ничего не писали.
Женю очень удивило, что мама, которая его так любит, живет, не зная, какая у сына группа крови: мало ли что могло случиться? 
- Вторая, наверное, как у меня? – допытывался он.
- Да с чего ты взял, что у тебя вторая?!
- А какая?
- Говорю, не знаю. Сходи, проверь. Ребенок, он, может, и не твой. Месяцами не виделись, а тут на тебе, родила!
Он молчал, чувствуя, как играют, остро надуваясь, его желваки.
- Ты же знаешь, - проговорил Женя устало, - мы были вместе. Ровно за девять месяцев до рождения ребенка.
- Специально подставила, чтобы на тебя свалить. 
Женя привык доверять маме.  Но сейчас мысли раздваивались, разъезжались, будто лыжи на горе, в разные стороны. 
- Одно хорошо с этим ребенком, - заключила мама, - в армию теперь тебя точно не возьмут! 
Об этом говорилось не раз, но с какой радостью он ушел бы в армию сейчас!
 Женя ехал в машине, в голове пульсацией звучали слова известной песни:
                   
                          Группа крови - на рукаве
                          Твой порядковый номер…

Что там было с порядковым номером, он не помнил, и строки словно заедало. 

                          Группа крови - на рукаве…

В офисе, поставив заказчику «прогу» - как всегда, «левое» программное обеспечение в компьютер, нашел в Интернете песни Цоя:

                         Группа крови - на рукаве
                         Твой порядковый номер – на рукаве, 

Странная картина – не то воспоминание, не то фантазия – упорно стала преследовать его: ему лет семь-восемь, они идут с мамой, кажется, из больницы, и мама говорит: «Твоя группа крови подходит всем. Зато тебе подходит только твоя группа крови: первая отрицательная». 

                         Пожелай мне удачи в бою,
                         Пожелай мне…

                                  Группа крови

«Группа крови», - набрал Женя страничку поиска в Интернете.  Пригодной для донорского вливания людям с любой другой группой крови называлась первая группа – отрицательная. Да, кажется, и мама тогда говорила: «Подходит всем, первая».  Как же она могла забыть, что у него - первая? Но как же тогда у маленькой дочери вторая? Или это бывает? Это же Танькина подруга сказала про то, что от двух «первых» не может быть «вторая» - она же не врач, чтобы знать точно? Или он что-то путал?
Татьяна позвала к столу. Ну, не получалось у нее приготовить ужин, как у мамы. И картошка пересушена, и котлеты в зубах застревали!
Девочка лежала в кроватке, спала. Женя долго смотрел на ее личико, ждал, что сердце откликнется, что-то подскажет: говорят же, сердце – вещунье! Оно стучало, как стучало, и не было радости на душе. Из ободка пеленок, стягивающих тельце и головку, словно из лунки, торчал большой курносый нос. Женя посмотрел на нос Тани, которая стояла рядом и улыбалась, видимо, довольная, что он так долго любуется ребенком. Нос у нее был прямым, аккуратным. Скосил глаза в зеркало на свой – тонкий, чуть вздернутый, небольшой. 
Зашел в детскую, где за маленьким столиком рисовала старшая дочь, Саша: ничего общего с родившейся сестренкой. 
Нос у маленькой девочки был широкий, как у негров, и с нахлобучкой, будто у чукчей. Хотя, конечно, не факт, что ребенок должен походить на отца или мать. Кто-то в родне мог быть с носом.
Зазвонил мобильник – мама искала сына, ждала к ужину. Приехал дорогой гость, давний их знакомый из Санкт-Петербуга, Дмитрий Павлович. 
- Тебя такой сюрприз ждет, - интриговала мама.
Дмитрия Павловича Женя любил. Он всегда приезжал, как Дед Мороз: с подарками, угощениями. И мама накрывала стол, будто на Новый год!
По такому случаю, мама была готова принять и Татьяну: устроить смотрины новорожденного.
- Не поеду я никуда, - нахмурилась жена. – Хотят посмотреть ребенка, пусть сюда едут. 
- Дмитрий Павлович на два дня приехал, когда ему разъезжать?!
- С подарками опять?
- Наверное. Сюрприз, мама говорит, какой-то ждет.
- Ну, и зачем человеку настроение портить? Я буду молчать, мама твоя будет злиться.
- А почему ты будешь молчать?!
- А что я ей скажу?! Ребенок родился, никакого интереса. А придешь, начнет показывать, какая она хорошая, улюлюкать начнет перед Дмитрием Павловичем, играть!
- Мама считает, что это не мой ребенок! – выпалил Женя.
- А чей?
- Не от меня. 
- Пусть что хочет, то и считает.
- А это мой ребенок?
- А чей?
Девочка, словно желая поучаствовать в разговоре, заворочалась в пеленках, скривила личико, заплакала. Таня взяла ее на руки.
- Пусть она лучше скажет: от кого ты у нее?
- Что?! Как ты можешь?!  Про мою маму?! – захлебнулся Женя. 
- А что, Дмитрий Павлович-то к вам ездит?! И все с подарками!  И все подарки тебе!
- Он друг. Он друг семьи! Он папин друг!
- Не кричи! Не пугай ребенка.
Таня обнажила грудь, села на диван, стала кормить, склонившись к девочке, всем видом показывая, что у нее своя жизнь и свои заботы, а он может заниматься, чем хочет.
Дома пахло маминым пирогом: из слоеного теста, которое продается в цветастых фирменных коробках. Накрыт был стол, отец сидел, мама. Дмитрий Павлович, рослый, большой, встал, обнял:
- Поздравляю, поздравляю. А жена где, дети? У тебя же вторая родилась? Как назвали?
- Не назвали еще, - улыбался Женя.
- Руки мой, и за стол, - хозяйничала мама. - В комнату свою зайди!
Он будто взмыл вместе с комнатой, сделал тридцать кульбитов, как летающий ниндзя: на его столе лежала коробка с надписью «Notebook»! Женя присел невесомым человеком на стул, умело вскрыл пазы коробки, аккуратно снял облегающие прокладки пенопласта, бездыханно взял в руки пахнущее легкое тело переносного компьютера. Осторожно поставил на стол, подключил провод, открыл ноутбук, испытывая от прикосновения прилив нежности, улыбнулся пока еще темному, отблескивающему, матовому экрану, вложил диск программного обеспечения. Все в природе должно быть сдвоено, понимал Женя. Мужчина - женщина, процессор – монитор. Процессор передает импульс, и монитор рождает детище. А он, склонившийся к процессору и монитору, кто он? Может быть, Бог? Или почти Бог? Экран засветился, выдавая запрос и утягивая в свое общение, в мир без границ.
- Попала игрушка, теперь не оторвешь, - стояла на пороге мама. – Мы же тебя за столом ждем.
- Да я… - не сразу понял сын. – Я же поел. Я не хочу. 
- При чем здесь, поел, не поел. Дмитрий Павлович ждет. Подарок тебе привез. Посиди хоть, спасибо скажи.
- А, ну да. 
Женя с горечью вышел из программы, увлекающей в свою меняющуюся реальность, и пошел, вздохнув, для общения в тесном кругу.
 Он пожимал Дмитрию Павловичу руку, поднявшемуся вновь из-за стола, как вдруг, со странной немотой в сердце, обнаружил, что они одинакового роста, примерно похожего сложения. Крутнулась мысль в голове, казавшаяся полной чепухой в устах Тани: про подарки, которыми его регулярно одаривает питерский гость. Она мелькнула, царапнув о сердце, и снова укатилась, как полная чушь: вот же, рядом, отец, родной, любящий. Да, невысокий, но ведь он, Женя, лицом в маму – так все говорят. А статью – в прадеда по отцовой линии. Он высокий был – на фотографиях это видно. Да чушь, чепуха, злобный Танькин наговор!
  Ночь была тихой, желанной.  Хотя он сидел за компьютером в наушниках, и не услышал бы, даже если за окном стоял грохот. Ночью никто не мог помешать неважным окликом или разговором, будничная жизнь засыпала, замирала, исчезала. Пробуждалась, росла, ширилась, словно вырезанная в пространстве монитора, иная жизнь, большая, бесконечная, как движение Вселенной.
Мальчиком Женя рос хорошим, послушным, любящим маму, и всегда желавшим, чтобы мама гордилась им. Он сторонился уличных подростков, потому что неприличным считалось с ними водиться, и не слышал первых сексуальных откровений «бывалых» храбрецов.  Когда пришло время и стало тянуть – еще не к девочкам, а просто узнать, как это случается между мужчинами и женщинами, в руках, переданная таким же тихим мальчиком, оказалась дискетка с порнографическим роликом. Дискетки менялись, покупались: был в соседнем классе предприимчивый мальчуган, который устроил в школе свой прибыльный бизнес. Единственное, что Женя позволял себе делать тайно от мамы, когда никого не было дома или ночами - смотрел ролики.  Содержимое роликов оказывалось двух типов – некоторые предлагали однополую близость. Сексуальные игры между женщинами он просматривал с возбуждением. Но между мужчинами – отверг с омерзением, в страхе подумав, что если такое увидит мама, то будет непростительно стыдно.  С распространением Интернета доступным стало все: порно фотографии, фильмы и графические игры. Он еще не касался ни одной девушки, не целовался, но знал в подробностях, как занимаются сексом, и не только обычным способом, но и оральным, анальным, как это делают втроем, группой. И всегда женщины были идеальных форм, неистовых страстей, красиво изгибались, сладко стенали, и пахли, как представлялась ему: розами, медуницами. В реальности же, оказавшись в постели с раздетой женщиной, женой, все было не так: не надувались шарами груди, женские ноги были тяжелы, и лепесток между ними, такой манящий в компьютере, источал неожиданный запах красной икры, которую он с детства терпеть не мог. И не было вскриков, вздохов, а лежала женщина просто, плашмя. К тому же там, в компьютере, мужчины и женщины только желали друг друга, и больше ничего, не чистили картошку, не рожали детей, не шумели смывом унитаза за тонкой перегородкой.  В графической эротике женщины не имели даже реального тела, а были фантомом, зримым фантастическим явлением. 
 В первый раз, оказавшись на белых простынях рядом с женой, вместо желания, он испытал внутреннюю панику, и надо было закрыть глаза, вспомнить прекрасную графическую женщину, эластичную, способную перемещаться в пространстве, с холодным блеском виртуальных глаз, - тогда смог сделать это. Потом уже он нашел способ совмещать идеальную виртуальную реальность с обычной плотской близостью: «разгонялся» в эротических компьютерных играх, включал «видик» или записи на мобильном телефоне.
Женя сидел перед новым ноутбуком, и наслаждался свободой. Не было Тани, тянущей к детям, с вечной ее тупой неприязнью к маме, и мамы не было, раздражающейся при одном имени его жены, не нужно было метаться меж ними, везде стараясь угодить и быть хорошим. Здесь, он открывал в ICQ - в «Аське» - свою душу, и в ответ сыпались участливые, ничего с него не требующие взамен, голоса:
- Живи и не парься. Нравится тебе твоя жена, живи с ней. Не нравится, приезжай к нам в Днепропетровск, мы здесь, на месте, проблему решим…-  Лариса из Днепропетровска.
- Жену можно сменить. А мать – это мать, она одна. Если жена не может найти общего языка с матерью, то, значит, так она к тебе относится…
- Да бросьте вы! Не слушай никого! Что ты, маленький, с матерью жить? Тебе с женой жить! С ней и живи! Тем более, у вас дети! Что тут думать?! А что не похожий родился, группа крови, сомневаешься, что твоя. Поезд ушел. Ребенок родился, растить надо.
- Старина. Выдаю официальную статистику на этот счет. На западе – четыре процента отцов растят не своих сыновей. У нас таких пап - четырнадцать процентов. Не приятно, да? Хочешь знать правду: первое – узнай точно свою группу крови. Зайди в Станцию переливания крови, там тебе могут сделать экспресс-анализ. Второе. Открой в Интернете «Систему Менделя». 
Система Менделя предлагала таблицу, указывающую, какую группу крови у ребенка дает соотношение тех или иных групп крови у родителей. Верхняя строка, и вертикальная левая – группы крови родителей.  На пересечении – возможная группа крови ребенка. 
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Палец бороздил по монитору, и вариантов не было. У Тани – первая, и если у него все-таки первая, то должна быть только первая. Отрицательная или положительная – роли не играло.  Правда, в сопроводительной статье писалось, что исключения, в редчайших случаях, возможны, и в последнее время, таковые были зафиксированы, поскольку при изменении экологии, использовании модифицированных продуктов питания, могут произойти процессы мутации.
- Ты чего не спишь, спи, - заглянула мама. – Утром опять тебя не поднимешь.
Он еще полежал, посмотрел во тьму. Не выдержал. 
Татьяна тотчас подняла трубку.
- Ты чего не спишь? – удивился Женя.
- Ребенка кормлю. А ты чего среди ночи звонишь?
- От двух первых групп, может получиться только первая. Понимаешь?!
- А у тебя, что, первая?
- Так мама говорила.
- Мама тебе скажет…         
Дмитрий Павлович решил пройтись по утру с Женей до автостоянки, прогуляться. По дороге расспрашивал о жене, о детях, старшей и родившейся маленькой дочери. Осторожно, видно, поговорить просила мама. Сели вместе в машину.
- А на аккордеоне еще играешь? – указал Дмитрий Павлович на Женины пальцы, лежавшие на руле. 
- Иногда. А вы играете? Вы ведь раньше приезжали, играли?
- Тоже иногда, - с улыбкой развел перед собой длинные пальцы Дмитрий Павлович.
Они были теперь на одном уровне, их руки, и различались только по цвету кожи. 
Жене очень хотелось спросить про группу крови, он даже набирал в грудь воздух, чтобы сделать это, но язык не слушался. Не мог. Не надо было.
Он высадил Дмитрия Павловича около офиса, где требовалось установить программы. Отработал заказ, нашел в Интернете адрес Станции переливания крови. 
Была очередь, небольшая, человека три. Не сиделось. Не ждалось. И… страх какой-то непонятный, до холода в животе, как в детстве, когда зимним вечером, по дороги из школы, приставали большие пацаны. Женя вышел на улицу, солнышко светило, хорошо. А что он, в самом деле? Как обязанный. Жизнь продолжается, заказов на работу хоть отбавляй, зачем сдавать какую-то кровь? Верно, сказано: живи, и не парься! Надо с этой Ларисой из Днепропетровска вечером связаться.
С легкостью он отправился по другому заказу. В рекламном агентстве юные «модели» скользили по нему улыбками, и пока фотограф готовил свою аппаратуру, сгрудились вокруг него, следили за манипуляцией на мониторе. Он сидел в умопомрачительном цветнике, и первым кадром загруженный компьютер выдал в Интернете счастливого младенца, круглощекого, с небольшим вздернутым носиком, более похожего на Женю, чем его новорожденная дочь. «Сдай ДНК, и спи спокойно», - называлась сопровождающая статья. Женя, будто попавшись на непристойном интересе, быстренько скачал ее на «флэшку». Так и сидел, всем видом углубившись в работу, пока хозяйка офиса, элегантная, эффектная женщина, буквально за локоть не вытянула его на центр площадки, разглядывая, будто он был экспонатом.
- Вот то, что нужно, - ее длинная ладонь указывала куда-то пониже пупка.
- Это же реклама плавок, обнаженное тело, я думаю, нужен качок, - сомневался фотограф.
- Надоели эти качки! Девочки, как вам?
Те дружно загалдели, поддерживая мнение хозяйки. Ассистент протянула ему плавки, и предложила переодеться за ширмой. Женя попытался напомнить, что он не модель, а программист, и пришел сюда с другой целью. 
- Вот и хорошо, что не модель. Обнаженный человек и должен стесняться. 
Не первый раз ему предлагали быть моделью, но Женя никогда на это дело не велся, а тут, поставленный перед фактом, в свете прожектора и под одобряющими взглядами девичьих глаз, взял плавки. Родители и знакомые глянцевых журналов не читают, подумал он, никто его стриптиза не заметит.
Это были не плавки, а тонкие облегающие трусики. Он стоял, под слепящим светом, и теперь уже не только хозяйка, взгляды всех девочек липли ему ниже пупка. Снимки делали долго, с разных ракурсов. Работа стояла, ждали заказчики. А главное: хотелось быстрее прочитать скаченную статью.  
Наконец, мученье закончилось, Женя вышел на свободу. Не терпелось, на пути к следующему заказу, завернул домой. Прошел в свою комнату, включил ноутбук, так быстро ставший незаменимым, родным существом. Подсоединил «флэшку». 
«Всеобщая паспортизация ДНК позволит предопределять возможные болезни, даже еще до рождения человека, быстрее и точнее устанавливать диагноз. И, что особенно важно в наше время, когда само понятие «нормы морали» воспринимается как анахронизм, укрепит семью: у женщины не будет шанса обмануть своего мужа и приписать ему ребенка от другого мужчины, а у отца не останется сомнений – его ли это дитя? Если мы потеряли Страх Божий, поставим на охрану нравственности печать в паспорте с точными данными нашей родовой принадлежности. В ГПК РФ также нужно ввести особые положения, касающиеся подлога, производимого одним из супругов по отношению к другому. Состоящая в браке и родившая не от своего мужа женщина, должна быть порицаема, и нести наказание. Состоящий в браке мужчина и заимевший ребенка на стороне также согласно букве закона, обязан отвечать за свои действия...». 
Взгляд Жени будто вылетел в невесомое пространство, дойдя до фамилии автора: «Непорочная». 
Она так понравилась ему: он тоже был непорочным! Любящим верным сыном. А теперь мог сомневаться в своей матери, и всей душой протестовал против своих подозрений: да не может этого быть?! Он шесть лет прожил с женой, и не изменял ей, хотя многие знакомые вокруг это делали с первых дней супружества. А ныне – в который раз он отматывал девять месяцев назад, и ничего не выходило. Он всю осень жил у мамы, Татьяна позвонила, просила прийти. Они были всего один раз, он предохранялся, но лопнул презерватив: стечение обстоятельств, или она устроила это специально?  
Ждали заказы, он вновь ехал по городу.

                                   Группа крови – на рукаве…

Слушал Женя, будто за словами песни могла быть разгадка его жизни. Кровь ощутимо набухла во всем теле, он весь стал капиллярами и сосудами, готовыми лопнуть и растечься потоками и ручейкам крови неизвестной ему группы. Повернул вправо, стал перестраиваться, и в последнее мгновение увидел, как подсекает «Мерседес», резко затормозил. Водитель «Мерседеса» кричал, размахивая рукой. И сзади, резко остановившийся дед на «шестерке» тоже чего-то хрипел. Женя сидел, опустошенный, зная, что виноват, тихо радуясь, что пронесло. Неторопливо тронулся с места, осторожно доехал до автостоянки, поставил машину. Ноги подрагивали. По чужому опыту он понимал, что в таких случаях мужчине надо выпить.
Зашел в бар, куда иногда заглядывал сразиться с игровыми автоматами. Выпил рюмку водки.  Не был он приучен к этому зелью, не доходил до него смысл: что же должен ощутить, какое успокоение найти? Автоматы щелкали, мелькали картинками, призывая к участию. Женя не считал себя азартным человеком, играл иногда, для забавы, любя компьютерное устройство, как таковое. 
У него с ними, компьютерами, водилось особое взаимопонимание. Женя переместился к игровому автомату. Денег в кармане было достаточно – плату за работу ему передали наличными. Бросил жетон, нажал кнопку. Закрутилось панорамное колесо. 
Скоро вокруг собрались зеваки. Он выигрывал. Выигрывал раз за разом. 
Паренек, неотрывно наблюдавший справа, предложил погоняться на «скачках». Лошадь, серая, с белой гривой, несла седока – его, Женю, - точно, сгруппировано, преодолевая барьеры, угадывая траекторию, срезая углы на поворотах.  Другой парень позвал сразиться в «бои». И здесь Женин экипированный фантастический воин был расторопнее, расстреливал врагов очередями, гвоздил точными ударами в рукопашных схватках. Соперники менялись, а Женя все оставался, побеждая, забыв, наконец-то, про группу крови, про то, его ли родилась дочь, и сын ли он своего отца. Мятые или аккуратные купюры стекались в карман, и теперь он вспоминал о Татьяне: как придет и погордится этими деньгами, заработанными лихо! 
На мобильном звучала мелодия маминого вызова. Женя не сообразил посмотреть, который час, но в подобных ситуациях, когда он задерживался, у него был готов ответ: маме говорил, что у Тани, а Тане, что у мамы.    
 - Ну, ты бы хоть позвонил, сказал, а то мы волнуемся. Ждали тебя. Дмитрий Павлович завтра уезжает…
Сразу расхотелось играть, идти туда или сюда. Забирало ощущение неправды, которая окружила, ставила под сомнение подлинность его существования. Если там он не отец, а здесь не сын, то: что же такое его жизнь? А если и отец, и сын, то зачем он мучается и не знает, куда ему идти?
Женя все-таки решил направиться к Тане. Шагал по улице, настроенный ее удивить. Парни, с которыми он играл, тоже покинули зал, шли сзади понурые, побежденные. На перекрестке, перед мигающим светофором, его остановила простая мысль: а зачем он идет к жене? Мама вот звонила, волновалась, а от этой ни слуха, ни духа: спит, пожалуй, со своими детьми, и о нем не вспоминает. Женя постоял, и направился в сторону маминого дома: прямо, дворами. 
 Парни, те, двое, тоже свернули за ним. Недоброе предчувствие засвербело под ложечкой. Но не разворачиваться же, не показывать виду, что боишься? Он шел, как шел, наконец, за его плечами пару месяцев занятий карате, посмотрим еще, кто, кого? В игровом зале он их сделал, сделает и здесь. 
Сзади послышался топот, парни догоняли. Теперь Женя развернулся, ожидая разговора, как бывало в детстве, когда приходилось драться, но сначала нужно было выйти, разобраться. Его ударили сразу, с разбега. Оба, ногами. Он отлетел, но не упал, попытался, как учили, тоже, выгнув бедро, достать ногой, кулаком, но провалился в пустоту, и стал получать с двух сторон. Он бросился на того, который был крупнее, и почувствовал, как спину словно переломило. Женя поднялся с колен, ноги сами понесли прочь, вдруг что-то подсекло, барьер детской площадки, будь они не ладны, эти дети. Он растянулся в песочнице, попытался встать, но его покатили пинками. Он кричал, уже не стыдясь выказать слабость, страх, орал, спасаясь… Крик глухо улетал в ночное беззвездное пространство, и кровью заполнялась пустота… «Если придется делать переливание крови, - преследовали, медленно, текуче, повторяясь, мамины добрые слова, - твоя группа подходит всем, а тебе можно – только свою группу…»

                               Остановись, мгновенье

- Что это с тобой? - Таня встретила мужа в дверях: припухлая, со сна. Изменилась в лице. - Скорую надо вызывать. 
- Не надо, - Жене действительно казалось, что все прошло, и такая радость в теле была.  
- Ты посмотри на себя: глаза-то нет! И рот… Что у тебя со ртом? Порван, что ли?
 В зеркале он увидел запекшееся кровавое месиво, и бельмо вместо глаза.
- Ляжь пока, полежи, - набирала она номер телефона.
Женя попытался прилечь на диван, и скрючился от боли. Закричал ребенок, Таня взяла его на руки.
- Свистопляска какая-то, - Женя шарил по карманам.  
- Какая свистопляска?
- Деньги у меня были с собой. – Он помолчал. -  Мои, а главное, фирмы: заказчики налом заплатили. Надо теперь возвращать. 
На больничной койке, обставленной капельницами, с трубкой, идущей от вены в локтевом суставе, ему стало весело.
Радостно было от обезболивающего морфия, от охватившего ясного понимания хрупкости и ценности человеческого существовании.  Все на волоске! Там, в этом жутком дворе, он ведь так мог и остаться, забитый ногами.  И собравшиеся родные люди уже бы рыдали по нему, а не улыбались, стоя вокруг, любя его, как любили всегда. Сквозь слезы души не чаяла мама. И Дмитрий Павлович никуда не уехал, остался.  Папа, как всегда чем-нибудь занимающийся, протягивал провод, устраивал на тумбочке предусмотрительно принесенный сыну ноутбук. 
Татьяна пришла после обеда. С маленькой: та спала.
- Глаз, кажется, появляется. Видишь им?
- Ну, так, расплывчато, - прищурился он другим глазом. 
- Деньги, когда надо вернуть? - хмурилась она.
- Не знаю. Когда выйду, наверное.
- А если заявление в милицию написать? Пусть ищут. Справку взять из больницы. Найдут, тогда и вернешь. А так, почему ты должен отдавать свои, если на тебя налетели? 
- Не знаю. – Пожал плечами Женя. Ему неприятно делалось, что ее только деньги волновали. 
- Кто-кровь-то сдал для тебя? – насупилась жена сильнее.
- Какую кровь?
- Ну, требовали, чтобы кровь сдать для переливания. Я хотела свою сдать, но после родов, сказали, мне нельзя. 
- Не знаю.
- Что ты знаешь-то?!
- Ничего не знаю! – обозлился Женя.
Все так было хорошо, пришла жена, и что называется, всю обедню испортила.  Какая разница, кто отец, добрый папа или заботливый друг семьи? Главное, он жив! Всем хорошо! И все счастливы!  
- Ну, тогда и нечего маму слушать. 
- Что я, ее слушаю?!
- Что ребенок не от тебя, что… Она вон уж, - указала жена головой на дочку, - кашляет всю дорогу, что, думаешь, это все на ребенке не отражается? 
- А на мне что, не отражается? – приподнял он плечи. 
- Ну, ладно, я вот принесла тут.
Он глядел на жену, как она наклоняется, ставит на тумбочку пакет с продуктами. В старушечьей какой-то юбке по колена, в туфлях с тупыми носами без каблуков. 
Таня вновь присела на краешке кровати, держа ребенка.  Молчали. 
- Ну, ладно.  – Повторила она. Поднялась. Пошла.
Женя потянул на себя ноутбук, с радостью обнаруживая, что его давно уже тянет отрыть его. И через пять, десять минут он смутно воспринимал этот, окружающий крохотный мир. Женя не помнил, кто сказал: «Остановись мгновение, ты прекрасно». Но он мог бы привести автора, как младенца, за руку, и показать ему навсегда замершее мгновение в пространстве Интернета. 
«Одинокая чайка мечется над рекой, кричит так, что даже в доме, через окно с открытой форточкой слышны ее напуганные гортанные, человеческие словно возгласы. Может быть, она ищет тот город, который недавно еще стоял на берегу реки? Город, будто по заклинанью, по колдовству неведомому, смытый в одночасье поднявшимися полыми водами – наводнением. Нет его, этого привычного былого городка, нашего старого Ленска, выросшего из якутского поселка именем Мухтуя, который звали воротами в сибирский Алмазный край. Край промышленный, суровый, с людьми, небывалой стойкости и силы, сумевшими выбрать из земной вечной мерзлоты самый ценный ее минерал “алмаз”, что и означает - неодолимый”. И не потому ли поднималась река, бунтовала природа, чтобы наказать человека за гордость, взять свою плату за изымаемые богатства свои? Или все проще, беда случилась по халатности, по недогляду?  Ибо русло реки нужно загодя готовить к ледоходу и половодью, а сейчас все торопятся считать барыши, и тратиться никому не охота? Народ, как всегда, расплачивается за все, и теперь поднялся: мы отстраиваем город заново. Всего лишь за полгода после наводнения уже почти выросли целые кварталы нового, красивого, светлого города, и матушку-Лену оденут, как Неву, в камень. Охранным, будто из воды вышедшим, поднебесным витязем вознесся на пригорке, на самом берегу деревянный храм. Дивный, с чешуйчатыми, как бы вышедшими из воды куполами.
Чайка пусто носится, знать, потому, что ленточное железное вертело земснаряда распугало рыбу? Чайка, не имеющая гнезда — чайки ведь не вьют гнезд, а высиживают птенцов прямо на скалах, средь камней — абы где. Белая чайка, в которую, как гласит старинное якутское поверье, вселяется дух девушки, насылающей слепоту. Мне кажется, что это мечется твоя душа, вылетевшая из тела и вернувшаяся из-за морей. Мечется, потому что не может обрести своего привычного гнезда, унесенного неподвластной человеку стихией?
— Спасибо тебе за школьное сочинение. Текст наверняка ты написал заранее, а сейчас только воспроизвел его. Я признаю твои старания, но будь проще, маленький. Я давно уже пережила эту болезнь — русский романтизм. Россия никогда не было здорова — больной умер, туда ему и дорога. Я понимаю, что ты любишь родину, свой край, и тебя обижают мои слова, кажутся циничными. Но это всего лишь реальный взгляд на вещи. Поверь, что мне отсюда, со сто десятого этажа Нью-йоркского Торгового Центра виднее. Мне, честно, противно говорить на все эти дурацкие глобальные темы. Это нелепая русская привычка. Да и времени нет — здесь действительно время — деньги. Здесь не Россия, где можно использовать рабочее время как хочешь, болтать по телефону, играть в компьютерные игры или бродить по Интернету в свое удовольствие. Я улучила пятнадцать-двадцать минут до начала работы, пока никого еще нет в офисе, чтобы пообщаться с тобой. 
Моя душа нигде не мечется! Я счастлива, что я добилась своего. Что я — здесь, в стране неограниченных возможностей. В вонючей России мне, при моем красном дипломе, потребовались бы протекции и рекомендации, чтобы устроиться в более, менее приличное место. Но и это “приличное место” -  смешно подумать — составляло бы долларов триста-четыреста в месяц! В России умные не нужны. Они нужны Америке. Я без всяких “рекомендаций”, только благодаря подготовке и упорству —   здесь. Тот героизм народа, про который ты говоришь, отсюда выглядит бредом. Здесь просто не поймут, как можно допустить засорение русла, и не подготовиться к половодью? Сегодня 11 сентября, с весны, не церквушку можно выстроить с «кварталами» пятиэтажек, а город с  небоскре…  Вася, милый, самолет на меня летит выхода нет все горит не знаю что делать снова самолет страшно Вася хочу к тебе душа моя полетела»    
Женя открывал и перечитывал оборвавшийся разговор, как тайное знание, открывающееся только ему.  И каждый раз его подмывало сорваться и поехать к этому парню, из Ленска. И что он ему скажет? Хотел написать. И опять – что?
Он подложил под эти строки хронику с кадрами врезающихся самолетов, горящих и рушащихся американских небоскребов.  Внутри, в здании, среди огня, была русская девушка, любившая парня из города Ленска: красивая, высокая, в туфлях на длинном каблуке. 
 
                                           Имя

- У нас ребенок без имени живет, - говорила в трубку жена, - ты думал, как дочь называть? 
Перебинтованный Женя витал в мироздании, а тут опять с какой-то ерундой! Это было, как если бы он мчался на машине, и вдруг – стена. Какая дочь? Кого называть? Зачем? Пение какое-то доисторическое в трубке вернуло его по эту сторону событий.
- Ты на хоре, что ли, опять? 
- Ну да, на хоре.
- А ребенок с кем? – удивился он.
- С мамой, с кем. 
- Совсем ты с этим хором! 
- При чем здесь хор?
- Ребенок же маленький! – вдруг искренне озаботился Женя. - А ты бросаешь его! 
- Ну и что? Я что, надолго, что ли? – смягчился тон Татьяны. - Выходи ты, сиди, ты отец.
Женя сжал челюсти, и боль прострелила виски.
- Дерете горло, - произнес он.
- Ты эти мамины слова мне не повторяй. Я их слышала. Эта она горло дерет, а мы поем. Хорошие песни поем, православные. 
- Православные! Что про ваш хор говорят, так вообще.
- А ты больше слушай. Маму свою.
- Что ты все маму трогаешь?!
- Ладно. Выздоравливай. – Отключила она телефон.
Женя будто побывал в позапрошлом веке: пеленки, хор. Он щелкнул по клавише мышки, возвращаясь туда, где жили девушки, способные по-другому любить и жить иными измерениями. Стал перебирать корреспондентов «Аськи».  Вдруг пришло озарение. 
- Ася! – позвонил он жене.
- Что?
- Ты имя спрашивала? Ася!
- Ася? – просветлела Татьяна голосом. - Как бабушку?
Женя только сейчас сообразил, что и упокоившуюся около года назад Танину бабушку звали Асей.  
- Ну да! – с гордостью принял он окончательное решение.
Пришла медсестра, попросила обнажить ягодицу: он с улыбкой, мужественно перенес укол. Томно стало, сладко, он постарался, как мог, свернуться калачиком.
Дмитрий Павлович, высокий, склонившись откуда-то из-под потолка, улыбался во сне. Женя хотел перелечь на другой бок, как отрыв глаза, обнаружил, что, действительно, стоит перед ним санкт-петербургский гость. 
- Я все-таки решил уехать, - улыбался он. – Надо.Тебе уже, гляжу, лучше. Зашел сказать, до свидания. 
Рука его в локтевом суставе была перебинтована. 
- А это что? – указал Женя.
- Кровь сдал.  
- Для меня.
- Так положено.
- А почему вы?
- Родителям твоим на работу надо. А у меня здесь свободный режим.
- А у нас что, одна группа крови?
- Может быть, и одна. У меня первая. Она всем подходит.
- А-а, - кивнул Женя. 
- Но это не столь важно. Тебе же ночью делали переливание. Это как бы вместо. 
Попрощались. 
- А вы не скажите, какая у меня группа крови? – спросил он сестру, убиравшуюся в палате.
- Это в лаборатории надо спрашивать. У них там. Спросить?
Он помолчал.
- Не надо.
Ничего он больше никогда не будет выяснять. Есть отец, есть жена, есть дочь. Две. Все. Он, как Таня хочет, больше не живет у мамы. Будут вместе.
Синь распростерлась перед глазами: не компьютерная, в небе, за больничным окном.

                                       Тест

Жена и муж вместе ставили свечи: пока Таня зажигала и ставила, он держал на руках меньшую. Старшая дочь стояла рядом. Потом она взяла ребенка, Женя наклонил фитилек к горящей свече.                          
Зажег, и вдруг обнаружил, что не знает, о чем ему просить Господа? О здравие, это понятно. А о чем еще таком, чего бы хотел только он?
Татьяна рядом в туго повязанном платке стояла перед бьющимися кругом огоньками, смотрела, как монашка. Она всегда все знала.
Когда-то, на третьем курсе, было общее тестирование. Среди прочих вопросов, в градации от ноля до ста, требовалось указать возраст, который соответствует главному событию вашей жизни. Женя совершено растерялся, не зная, что написать. В каждом возрасте есть главное событие? В институт поступил, закончил, женился, ребенок родился. Может, потом будет, когда диссертацию защитит? Он заглянул в тест жены, и обомлел. Там было жирно обведена цифра «86». 
- Почему восемьдесят шесть? – спросил он ее.
- Внуки будут, правнуки. Все будет ясно, как прошла жизнь, - ответила она. – Бабушке моей сейчас восемьдесят шесть.
Женя тогда тоже обвел эту цифру: 86.
Он многое в годы учебы делал, следуя за ней, Таней. 
Почему же сейчас это прошло? 
Женя просто поставил свечку, как водится, не найдя причин молить Бога. У него есть знания, любимая работа, пахать надо, и все будет.
Вместе они купили детскую кроватку: в разобранном виде, полуфабрикат. Женя привез упаковки домой, но собирать у него времени не было: фирма временного человека брать на его место не хотела, все прежние заказы висели на нем. Да и не любил он возиться с этими деревягами. Попросил папу: для него минутная работа.  
Когда вернулся, ребенок лежал уже в кроватке: упитанная такая девочка била ножками и ручками. 
- Сло-оники, - улыбалась Татьяна. 
На следующий день позвонила мама: встревоженным тоном сказала, чтобы заехал вечером, надо поговорить. 
Ужинали молча. Мама, пожав губы, силилась молчать, что-то копила в себе. Убрала посуду, подала чай.
- Ну, вот, что я говорила? – не выдержала она.
- Что? – не понял Женя.
- Уж на что наш папа такой человек, зря никогда не скажет. Вернулся от вас, посмотрел ребенка, и говорит: «не его это дочь».
Папа поднял взгляд от стола.
- Не похожа.
- Ну, просто старшая – она в нас, на меня похожа, на маму. А маленькая, Ася, она в них!
- И на них не похожа, - был суров отец.
- Как же, все говорят, на бабушку покойную похожа. На Танину бабушку.
- Говорить они могут, что угодно, - сказала мама, - а ты слушай, что папа говорит.
При слове «папа» сердце сына вновь жулькнуло, затомило саднящее чувство страха, будто опять свершалось нападение. 
- Может, вам в роддоме ребенка перепутали? – стал искать для него спасение отец.
- Какой, перепутали, когда они всю осень порознь жили?! Перепутали! Одна она путаница, вот кто!
- Я сделаю анализ ДНК, - решил Женя.
- Нечего деньги тратить. Разводиться с ней надо. Ты такой парень, красивый, умный, нарасхват будешь! У меня одна студентка на примете есть, хорошая девочка. 
- Таня у тебя тоже была самой хорошей. Лучше ее не было!
Отец молчал.
- Ну, тебе хочется жить с ней, что ли? – вздохнула мама.
- А с кем мне жить? У меня двое детей. Саша – копия я. 
- Ну, живи, пока призывной возраст, там видно будет. А то, действительно, разведешься, еще в армию загребут.
В «Чате», под недавними его вопросами, появились рекомендации, подписанные уже знакомой фамилией: «Непорочная».
- Знать, всегда лучше, чем не знать. Узнай – и будь счастлив, если сомнения твои развеются. Если же они подтвердятся, тоже будь счастлив тем, что ты живешь, зная. Только так ты сможешь выстроить свою дальнейшую жизнь. 
Молодая медсестра повязывала ему жгут чуть выше локтя и странно, с обожанием улыбалась. Рядом с ней, на столике, лежал журнал мод с небольшой фотографией в нижнем углу: изогнутый, будто спирохета, с выпяченным коленом, в плотно облегающих, телесного цвета трусиках красовался он. Мужское достоинство выпирало так неприлично, что Женя, казалось, весь превратился в кровь, льющуюся в пробирку.
 
                                           Справка  

Сестра подобострастно сделала анализ прямо при нем, минут через пятнадцать, светясь в улыбке, выдала результат: первая отрицательная. Женя вновь почувствовал себя кровеносным сосудом.

                            Группа крови – на рукаве…

  Обложка журнала выстреливала полунагими телами в витрине газетного киоска. Женя заторопился с покупкой, подумав, может проехаться по киоскам, скупить все журналы. Удовольствие оказалось дорогим, он приобрел единственный экземпляр, и решил, пусть будет, как будет.  
С журналом в руке, свернутым трубой, где лежала справка о его группе крови, Женя вошел домой: в квартиру Татьяны. Гвалт стоял, младшая орала, извивалась на руках, словно гневалась на него. Старшая – тоже устраивала капризы. Дурдом!
- Ты что, в журнале, что ли, сфотографировался? – качала на руках ребенка жена.
- Ну, сфотографировался. Что в этом плохого? Люди вон специально моделями стать стремятся!
- Я не говорю, что плохо. Просто Ленка из Томска звонит, говорит, сейчас в Интернете журнал просматривала, там твое фото. В трусах, говорит.
- Еще и в Интернете?! – закатил глаза Женя.
- Да что плохого-то?! – теперь успокаивала Таня. – Наоборот, интересно даже. В каком журнале-то?
-  Да вот.
Журнал раскрылся на том месте, где была фотография и справка. Жена, покачивая ребенка, долго смотрела на снимок, отодвинув справку, как закладку. Подняла на мужа теплый, будто впервые видела, взгляд. 
- И сколько за это платят? – спросила она.
- Что ты все сразу на деньги.
- Да я не на деньги. Просто интересно мне. Не знаю же. 
- Нисколько. Я не спрашивал. Случайно все вышло. Сфотографировали, я ушел, - злился Женя. 
Таня вновь с улыбкой стала рассматривать фото. 
- Ты лучше вон глянь. Бумажку. Это специально для тебя. 
Она взяла справку. Долго, будто не могла уразуметь, читала. Иными глазами посмотрела на мужа. Женя молча развернулся и вышел. 
Ночью он сидел перед компьютером, нашел в Интернете свое журнальное фото: становилось ясно, почему его выбрала хозяйка рекламного офиса. На «качке» плавки бы потерялись, а на длинном худосочном теле, подчеркивая контуры, бросались в глаза. Женя любил Интернет еще и за то, что в нем можно было высказать все, самое потаенное, придумав «ник», прицепив файл с чужой, как обычно делал, фотографией из комиксов. Впервые он видел на мониторе себя, подлинного, хотя и без фамилии. Теперь его облик станут тиражировать, подписываясь иными именами, выдавая за свой.  Люди будут узнавать. Не нравилось это ему!  
Он привычно пролистнул странички Интернета, взгляд остановили «Женщины - звезды». Суровую плечистую блондинку сменяла раскованная грудастая негритянка, стыдливо выплывала лукавая азиатка, и каждая из них одаривала блистательной улыбкой.  Он вывел на монитор имеющуюся в памяти компьютера фотографию жены, и озарением пришла идея. Разместить на ее «поле» коллаж из звездных губ, глаз, груди, ног! 
Создать женщину, о которой можно только мечтать. Сделать ролик с собственной эротической игрой. 
Утром звонила Татьяна, он сбросил ее вызов. Время позволяло, можно было еще поваляться, но экран телефона опять высвечивал имя жены. Он сменил мелодию: «Группа крови», - играл мобильник, пока отключилась связь. 
Мама ставила перед ним тарелку с продолговатыми рыбными палочками. 
- Замрете тут без меня, - вздыхала она.
Папа согласно кивал головой, предчувствуя грядущий ужас: хозяйка и кормилица уезжала в санаторий.
Женя без охоты расковыривал белое рыбье мясо, соскабливая крошево обделочных сухарей. Блюмкнула «эсэмеска»: от жены. Чтобы не вызывать любопытство и не тревожить маму, которой врачи запретили волноваться, вышел с тарелкой в большую комнату, привычно щелкнул пультом телевизора, прилег на диван. Татьяна сообщала: «Давай сделаем анализ ДНК». С тумбочки, рядом с телевизором, веером свешивалась тетрадь: «Курортная карта».  Поднялся, хотел ее поправить, испытывая ко всему, что связано с мамой, трепет и заботу, но большой палец угадал под загнувшийся титульный лист.  Женя инстинктивно открыл карту, и взгляд вырвал слова, в последнее время просто преследующие его словосочетание: «Группа крови». Над соответствующей чертой стояла надпись от руки: первая. Значит, он в маму!
Его буквально вынесло на кухню. Чмокнул маму в щеку, та просияла: «Что случилось?»
Как он мог хоть на мгновение поверить в порочность матери своей?! Имел ли право усомниться в ней?! В маме, которая так любила его, обожала, которая всегда, во всем делала и поступала, думая, прежде всего о нем?! И о папе. 
Мама положила мужу на блюдечко омлет, подала ему в чашке чай. Есть ли такие заботливые любящие женщины на свете? Они, сын и мать, одной группы крови!
Татьяна должна была об это знать и замолчать, заткнуться со своими гнусными подозрениями навеки! 

                                         Мутация

Она встретила мужа в дверях: взглядом ждала ответа на свое послание. Женя сходу прошел к компьютеру, позвал жену, открывая сайт с системой Менделя. Высветилась таблица. Провел наглядно пальцем по строке от клеточки с первой группой до пересечения с четвертой, папиной группой крови. Попал явно не туда. Проследил еще раз, сверху вниз, от папиной четвертой к маминой первой… Чертовщина какая-то! Нашел другую страничку, где также была таблица Менделя. На пересечении первой и четвертой групп крови - значились вторая и третья группы крови?!  
- Что, у папы твоего первая, а у мамы четвертая? – покачивала ребенка на руках догадливая Таня, - которая никому не подходит?
Он молчал, не стал уточнять, что все наоборот.
- Нет, так не получается, - просчитала умная жена. – У папы четвертая, а у мамы первая? Все ясно. 
Что ей ясно? Что?! Ему нечего было ответить, разве что выкрикнуть туда, за экран: «Бред, фуфло ваши таблицы»!
- Может, тогда у тебя вторая? Ошибка с анализами. И у вас с Асей одна группа? Или… мама твоя договорилась на Станции переливания, чтобы не писали вторая.  Чтобы ты не думал, что дочь твоя. У нее же везде знакомые.   
Таня спокойно, будто все знала наперед, открыла грудь, поднесла дочь, и так, кормя, размеренно удалилась на кухню. Почему-то всегда, когда он приходил и когда ему от нее чего-то нужно, она начинала кормить ребенка, будто кормила его круглые сутки.   
- Папа, папа! – воскликнула старшая дочка, которую привела бабушка, Танина мама. 
Он держал Сашку на коленях. Она показывала ему свои рисунки, рассказывала про садик.  Он трепал ее за мягкие воздушные русые волосы, смотрел: его дочь, так его, ничего уж не скажешь!
Работа ждала. Ему пришлось отрывать дочку от себя, и Татьяна не помогала, хотя ведь знала, что ему надо, торопится! Саша кричала, он уходил, опять почему-то виноватый.
В безлюдном новом затемненном офисе было хорошо.  Тишина, монитор, и весь мир. 
Женя помнил, и еще раз прочитал в сопроводительной статье об исключениях, которые особенно возможны в век непредвиденных мутаций. Пальцы судорожно, словно ища спасения, набрали в поиске «мутации, исключения».  И вновь высветилось имя «Непорочная».  
«Меняется экология, исчезают целые виды животных, - читал он. -  Мутирует и человек, не замечая, не считая важным осознавать собственные изменения, грозящие перерождением вида. Еще Апостол Павел говорил, что есть люди духовные, есть люди-трава, люди-ангелы, люди-скоты. «Некоторых людей за их грехи Бог превратил в обезьян», - указывал Пророк Магомет.  Герой «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого, с маниакальностью женоубийцы, вопиет о том, что человечество, как стадо свиней, в которых вселились бесы, летит в пропасть, потому что его уделом не может быть идеал «обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти…». Проповедник двадцатого столетия святитель Лука замечал, как массовое явление, «моральное превращение человека в обезьяну». 
Кажется, сама природа движется к распаду, как цепь ядерной реакции, завершающаяся выбросом грандиозной энергии. Не политики, не экономисты - ты, вечный Адам и ты, вечная Ева, - вы проецируете будущее». 
Адам – это он? А Ева – это что, Таня? Женя вывел на мониторе, расположил рядом их фотографии. Что они проецировали? Мама говорила про Таню: «Хорошая девочка». И все вокруг всегда говорили: «Какая хорошая девочка!». И сам он видел: «Очень хорошая девочка». И про него говорили: «Такой хороший мальчик».  Будто уже все было решено, они не могли ни стать мужем и женой. Таня забеременела, все повторяли, что рожать рано, сами не встали на ноги, но нельзя делать аборт при первой беременности. Снова забеременела, - на экране один за другим появились снимки детей, - и опять, словно кто-то иной за них и за всех все решил. 
Женя не раз, давно уже чувствовал себя файлом, вложенным в неведомую им программу. И все люди ему виделись файлами, только не знающими, что файлы. С Таней они оказались в одной папке, но, как свойственно файлам, с разделенными задачами. Мог ли он слиться с ней в экстазе? В принципе, это возможно. Если бы тот, кто объединил их в папку, совместил файлы. 
Люди не знают, что они файлы. Люди не знают про Систему Менделя, где также все предопределено. Они живут и живут. А он никогда не мог жить, как люди. Никогда не мог дружить с мальчишками в детстве, хотя и хотелось, сторонился компаний, и ныне – разве ему интересно то, что всем?! Дискотеки, бары? Хочется иногда, но стоит ему прийти туда, не знает, что там делать? Что еще? Альпинизм какой-нибудь или фристайл? Все это можно иметь здесь, не выходя из комнаты, и не частями, вразброс, а сразу, одним вечером, и покорить вершину, и прокатиться по волне морской, и улететь отсюда, туда, в пятый элемент, в пятое измерение, в звездные миры и войны, куда угодно. 
Женя вызволял из глубин компьютерной вселенной идеальную женщину, созданную им. В отличие от женщин, существовавших в реальности, ее совершенный образ менялся по его хотению: в ее руках появлялся арбалет, и она была первобытной охотницей в диких джунглях, он облачал ее в блистающие космические одежды, и она мчалась по галактике на звездолете.  Движение мышки, - и его женщина делалась танцующей знойной африканкой, или, склоняясь в почтении, затянутая в кимоно, на цыпочках подносила ему саке.    
С ней он испытывал нечто близкое к слиянию в экстазе, перемещаясь частицей себя туда, внутрь виртуального пространства, и в то же время, оставаясь здесь, вершителем этой близости! 
Все запрограммировано. Маринка, живущая на Севере, вдруг объявилась как раз в то время, когда он забирал ребенка из роддома. Откуда-то она знала про группы крови: не объяви она – у него бы и мыслей не было, что существуют какие-то правила. 
Но в том-то и суть, что он – исключение из правил. Он рожден, как исключение в Системе, с другой, чем положено, кровью. И дочь у него может быть, должна быть рожденной, как исключение. Все, как решил Великий программист.
Женя достал мобильник, высветил Татьянино послание насчет ДНК. Набрал ответ: «Давай сдадим». «Когда?», - тотчас откликнулась жена. «Завтра», - написал он.  «Хорошо». 
Не боится. Если завтра не испугается, можно никуда и не ходить.
Следующим вечером Женя перебрался к жене с ноутбуком и вещами. Категорически потребовал того, чему научила мама: бросить хор. Нечего замужней женщине где-то болтаться вечерами, уезжать на концерты. 
- Уйду, - посмотрела Татьяна, будто речь шла обо всей жизни. 
Поздним вечером он ждал в машине, пока жена собирала вещи в «Облонских-Центре». Таня включала свет в одной комнате, потом в другой. Двигалась тенью. 
Хор продолжал жить и звучать даже ночью, когда никого не было. В оранжерее, где обычно проходили репетиции хора, Малинина долго стояла у большого, как в спортзале, окна, перед огромным цветком в горшке. 
    
                                                Пчелки

С них все и началось.
Слипшиеся одна на другой, пчелки так и засохли на листе алоэ.  
Пчелки остались на цветке, видимо, еще с прошлой осени.  То ли трутень, которому и надлежало погибнуть, не захотел один уходить в мир иной, и впился острыми коготками в спинку возлюбленной? То ли нижняя пчелка, в порыве страсти, решила разделить участь друга?  С расправленными крылышками, собиратели нектара замерли в любовной игре, словно декоративные мошки.
- Показательно. 
Таня вздрогнула от голоса за плечом, будто ее поймали за непристойным занятием. Тенор Женя Базукин клонил лицо, напоминающее лист клена. 
- Ах, пче-олочка золотая, а что-о же ты жуж-жишь? - пропел за другим плечом, сияя в улыбке по самую лысину, любимец публики Женя Чибирев. 
В хоре буквально всех мужчин звали - «Евгений». А большинство женщин - «Татьяна». В Иваново – Малинина давно удивлялась - вообще, к кому ни обратись, попадешь на Евгения и Татьяну. Даже ее охотника отца звали Евгений, не говоря уж о муже! Так велико, видимо, было влияние известного произведения Пушкина на ивановских жителей. 
 Репетиции хора проводились в оранжерее «Облонских-Центра», названного так по имени потомственного князя Облонских, профессора музыки, живущего в Париже. С одной стороны оранжереи, в углу, стоял черный рояль. С другой – черный кожаный диван. А посредине, вблизи оконного света, находился «сад»: из бадьи на полу до потолка лезли смуглые ладони пальмового дерева, и гигантский цветок алоэ виделся дюжиной уткнувшихся в горшок крокодилов.  
Приближались, в любопытстве, другие хористы, открывая в привычном для себя помещении неожиданно новый мир: пчелок, создавших скульптурную композицию.
- Что там? Встали, быстро, распределились. Евгений Борисович идет! – с необыкновенно четким дикторским произношением призвала людей к порядку Марина Игнатьевна.
За редкое чувство ответственности и деловую преданность руководителю ее прозвали «любимой женой»: Евгений Борисович Бобруйский был не только дирижером, но еще и президентом «Облонских-Центра», а также профессором, возглавляя филиал Общероссийского Государственного Культурологического Университета: ОГКУ. Марина Игнатьевна во всем ему помогала.
Народ вытянулся в две шеренги, а «любимая жена» подошла туда, где только что толпились люди. С достоинством, чуть вскинув подбородок, она глянула на лист цветка алоэ. Таня остро почувствовала себя повинной в судьбе выставленных на обозрение, залюбивших друг друга до смерти пчелок! Но лицо Марины Игнатьевны не выразило ничего.
- Фестиваль на носу! – изрекла она ровно, глядя на собственную переносицу, будто фестиваль должен был пройти именно там. – Международный фестиваль!
Это знали все. Этим жили. Тем более, что всем поехать на него не удастся, и предстоял отбор.
Руководитель вошел стремительно, как это делал он обычно на концертах. Решительно дунул в камертон - камертон у Евгения Борисовича был не такой, как у других, в виде рогульки, - это был обыкновенный свисток. Татьяне приходилось сдерживать улыбку, когда он вставлял его в рот, будто спортивный судья, и задавал тональность: так и хотелось взять старт.
Зароненный звук оживал в голове каждого хориста. В мгновение полного молчания один уже слышал другого, и уже происходило слияние: гудело немое многоголосье.
Страстным, отточенным движением дирижер вызволил звук на волю: грянул хор. 
В условие фестиваля входило, чтобы все семь хоров-участников, которые соберутся с разных концов земли, исполнили песни на языках семи народов, приславших своих представителей. Устроители заранее разослали ноты и тексты – по одной песне от каждой страны. Тенор Базукин, знаток всего, полиглот, выступал репетитором: хористы, как свойственно музыкальным людям, на лету подхватывали произношение. Немецкий корректировала Таня Шульман, знавшая язык от рождения. 
Поочередно, они объявляли название песен, и руководитель, владевший только русским, умилялся этой речевой части представления, более чем вокалу. Фестивальный репертуар, что называется, отскакивал от зубов. Солист Женя Чибирев начинал петь еще в хоре мальчиков, где занимался тогда и маленький Бобруйский. Солист выводил рулады, способные поразить воображение: мягкий камерный баритон, он словно переключал регистр, и завораживал трубным басом. С той же легкостью мог уйти в тенор и фальцет.  
 Завершал хор традиционно свои концерты и репетиции «Богородицей», где партию соло вела Таня Искупаева. 
С благородным лицом и осанкой, русой косой, уложенной на грудь, с нежным льющимся голом, она казалась созданной, чтобы исполнять молитвенные песни. 
Дирижер теперь мягко повел рукой от груди, словно отправлял на ладони едва уловимую вибрацию души. Откликнулась, казалось, не сама солистка, а что-то в ней, за нее стало прорастать тянущимся голосовым стеблем. 

                         Богоро-оди-це-э…
    
Руки дирижера бережно подхватили зерна налившегося колоса, и щедро, широко, рассыпали по рядам вздобренного хорового поля.   

                        Богоро-оди-це-э, Де-е-эво ра-адуйся, ра-а-а-адуйся…

Звучал канон: голосовой монолит.
Татьяна, которую в хоре звали по девической фамилии Малинина, пела в группе альтов.  Учеба в аспирантуре, работа над диссертацией, муж, который существовал отдаленно, в своей плоскости жизни, Валя, мотающийся по земле, так и не решивший, кто ему нужен, - все это отслаивалось, уходило, как сон. Никто и ничто не вторгались на территорию, где творилась хоровая музыка, и в ней, в этом отвлеченном бытие, в проявлении высшего в человеке, в прикосновении к небу обитал ее голос.
Руки дирижера колдовали, то, мягко вызволяя, то, резко высекая из хора звук, становились большими, могучими, способными перевернуть пространство. Вдруг ловким движением они будто сгребли в охапку разросшееся, разрывающее стены пение, и вновь превратили его в единственный мотыльком порхающий голосок. 

                        Благослове-нна-а…

Распростертые ладони вдруг резко скрутили дугу. Евгений Борисович накренил крупную голову, прядь волос упала на его лоб. 
- Татьяна Васильевна, - в тишине обратился он к солистке, - дыхания не хватает, силы. 
- Она на восьмом месяце беременности, - сухо проговорил из второго ряда, из-под лопуха пальмового дерева ее муж бас Женя Искупаев. 
Напротив, в зеркале – для занятий танцами – было заметно, как под долгополыми одеяниями солистки обозначился выпуклый живот. Да и держалась она, чуть прогнувшись в спине. 
- Вы слушателю это тоже будете объяснять? – наклонил к плечу голову Евгений Борисович: со спины в зеркале он виделся исполином. 
-Все в порядке - с досадой обернулась Искупаева на мужа. – Я отлично себя чувствую.
- «В хоре больных не бывает». Это не я придумал: так говорил мой учитель, великий Иннокентий Окладников! – бережнее произнес руководитель. - Или вы болеете, или вы поете.   
- Мы поем!
Дирижер снова будто сдул с ладони звук. Солистка подхватила его, и опять большие руки в пространстве раскрыли невидимый занавес.
- Моя жена не болеет, она ждет ребенка, - снова надтреснутой ветвью проговорил из-под пальмовой ладошки Искупаев.
Хористы замерли, остро чувствую плечо друг друга: они готовились к Международному фестивалю, и не нужны им были никакие столкновения! 
- Татьяна Васильевна, - прижал дирижер руку к груди, - я понимаю заботу вашего мужа. Но хор не лучшее место для выяснения ваших семейных отношений. Разбираться надо дома: может быть, хор вообще вам не нужен? Незаменимых людей – нет. 
Предположить, будто кто-то другой может спеть «Богородицу» и что Искупаева не поедет на фестиваль, было невозможно. Она солистка, она особый человек: особо преданный общему делу!
- Евгений Борисович, если вы считаете, что я не справляюсь, как солистка? - Таня Искупаева с болью в глазах прикусывала губу. - Я могу просто петь в общей группе хора!
Сдвинув брови, Бобруйский перевел строгий, вместе с тем примиряющий взгляд с одного из супругов на другого. Оставил вопрос без ответа. И обратился – движением головы – к хору. 
Хористы давно научились понимать его без слов. Будто отлаженные меха, расширились их грудные клетки, прогнулись спины, и замер на тетиве, натянутой в животах, неведомый пока звук. 
Рая Пулькова сделала шаг вперед. В повседневной жизни она работала на рынке и при этом имела профессиональное вокальное образование: когда требовалось патетическое исполнение, выпускали Раю.
Евгений Борисович дал знак, и тотчас, словно играя мячом, стал тушить взлетевший на опоре точеный голос.
- Ты вечно поешь, - поморщился дирижер, - про вечно живого Ленина.
На заре перестройки, когда еще не было понятно, куда качнутся исторические весы, хор впервые вышел на сцену с песней о вожде пролетариата: Рая и хор сразу стали лауреатами!
- Проще. Без диафрагмы, - ткнул руководитель в свой внушительный живот.
Гортань, губы опытной хористки несли золотые яйца, расстреливая ядрами звука оранжерею.  
Евгений Борисович притопнул ногой.
- Я уже не раз вам говорил, что камерному хору вредна специальная вокальная подготовка!
- Ну, извините! – Рая, несмотря на возраст, поджарая, статная, решительно встала на прежнее место: только она, за выслугу лет, могла позволить себе в хоре такие выкрутасы.
Взгляд Евгения Борисовича пошел по строю хористок. Здесь были и опытные исполнители – основной костяк. Люди новые, которых Малинина иногда даже не знала по именам. Молодняк – девочки, недавно переведенные из подростковой группы. Бобруйский засмотрелся на нее, Таню Малинину, как художник, оценивающий полотно. Нет, она никогда не думала о себе, как о солистке: ей достаточно было петь в хоре, среди всех. Но вдруг? – стала выпрыгивать душа.
Малинина вышла из строя на онемелых ногах, прижав руки к пояснице.
- Так и будешь перед публикой стоять? – тепло улыбнулся Евгений Борисович, - и рта не откроешь, на зло врагу?
Она тоже разулыбалась: а спину, казалось, иссверлили взгляды. Руководитель смилостивился, и кивком отправил ее на место.
Катя Еремина, жена предпринимателя, мягкая, с пушистыми белыми волосами была когда-то солисткой народного коллектива. И поныне пела прекрасно: душевно, мило, без округленного профессионального посыла. Но что хорошо для «народников», то для камерного хора – увы. Щеки, как сдобные булочки! Евгений Борисович слово бы вытягивал из воздуха струю, говоря, какой должна быть исполнительница православной песни. 
  Всплеском, пуговкой полишинеля, выдвинулась юная Таня Шульман: натянутой стрункой, наполненным парусом, рвущимся вперед. Евгений Борисович прошелся вправо-влево, оценивая ее, как экспонат. Сложил пальцы в щепотку, делясь размышлениями с хором.
- Иностранный слушатель будет к ней заранее расположен. Он слышит, как она говорит на их языке, воспринимает ее, как свою. Она начинает петь – и он активнее сопереживает, потому что уже расположен.
Однако так и не дал испытать силы.  Сменил по свистку тональность, и веселый Чибирев подхватил с лету: «Во го-орни-ице..»
Спела Шульман в монастырском Храме, робела, и голос пропадал, но церковный купол выравнивал ломкий звук, округлял, и получалось трепетно. Батюшка благословил хор, были накрыты столы в трапезной. Меценат Александр Александрович Банников, полный, со складкой под подбородком, будто загнувшийся ворот свитера, произнес речь: он тоже когда-то занимался в детском хоре, и теперь был счастлив помочь такому незаурядному человеку, музыканту с большой буквы, как Евгений Борисович с его удивительным «выводком».    
На обратном пути, перед ответственными выступлениями, по традиции, постоянные участники хора посетили могилу Иннокентия Окладникова, почитаемого дирижера, воспитателя, которому Евгений Борисович не переставал быть благодарным:
- Если бы не Иннокентий Иннокентьевич, я бы наверняка стал хулиганом, как многие с нашего двора, и пошел вместе с ними по тюрьмам. Уже многих из них нет. Сначала мама только из-за меня переехала из нашего маленького захолустного городка, со мной вместе сидела за фортепиано, отдала в хор. А потом Иннокентий Иннокентьевич за меня взялся и сказал: тебе надо в консерваторию, на дирижерско-хоровое. Евгению Николаевичу, - указал руководитель на Чибирева, - он советовал поступать на вокал, но Евгений Николаевич тогда хотелось стать физиком…
- А стал шизиком, - у Чибирева при улыбке почему-то отчаянно светилась лысина.
- Вокальная подготовка для камерного хора… - развела руками Рая.   
Малинина смотрела на всех, на Евгения Борисовича, и таяло сердце: как же здорово, что она среди таких людей, и какой удивительный редкий человек у них руководитель: так любить своего учителя, так быть ему благодарным, так помнить маму. 

                        Отче Наш иже еси на Небесе…

 Повела, склонив русую голову у подножья могилы, Таня Искупаева. 

                        Хлеб наш насущный…

- Евгений Борисович, - умоляюще скрестила руки смелая Рая, -  не в обиду Шульман, у нее все хорошо, все впереди. Но без «Искупа» - так меж собой называли солистку, - мы никак?
- Я здесь ничего не решаю, - участливо пожал плечами Евгений Борисович. – Грозный муж, страшный муж. 
- Я не против, - прижал ладони к груди Евгений Искупаев. – Но, сами подумайте, дорога. А как начнет рожать?
- Ты же будешь рядом, - взяла его за руку жена.
Много ли мужику надо? 

                           И остави нам долги наши, 
                           Якоже и мы оставляем должником нашим,
                           И не введи нас во искушение,
                           Но избави нас от лугавого…

Зачем ты в хоре?
Было так свежо! Несмотря на ранний час, Евгений Борисович пришел проводить своих воспитанников. Стоял, чуть склонив голову набок, улыбался, и ямочка на правой щеке, над порослью бороды, без лишних слов, говорила о полноте его чувств и любви к ним. Чибирев провел по струнам гитары: 

                            Любо, братцы, любо, 
                            Любо, братцы, жить…

Пропел он. И все были с ним заодно: как же оно, не любо?  
 
                           С нашим атаманом не приходиться тужить!..

Почетный профессор Евгений Борисович Бобруйский, крупный, неторопливый, кажется, едва сдерживал слезы. Пели его питомцы стройно, слаженно: а ведь этой песни не было в репертуаре! 

                           …Жалко только волюшки, 
                              Д- во широком полюшке, 
                              Матери старушки,
                              Да буланого коня…
                              Эх, любо, братцы, любо…

И у хористов, особенно у женщин, глаза подернулись поволокой слез, и каждый из них готов был ринуться, обнять - сдавить в объятьях Евгения Борисовича, ЕББ, как они его про себя назвали! А благодаря кому это все?! Благодаря кому они могут заниматься любимым делом? В городе больше нет камерных хоров. Да и, наконец, у каждого ли нашлась бы возможность съездить заграницу? Едут, вместе, всем коллективом, на автобусе – через Украину, Карпаты, - и так слышатся уже переливы мадьярских свирелей! 
Евгений Борисович остановил всех движением руки: мягким, спокойным. Как магически действовали на них его руки – руки дирижера!

                           Светить всегда,
                                      Светить везде,
                                            До дней последних,
                                                 Донца!
                           Светить, и никаких гвоздей,
                                    Вот лозунг мой…
                        
Продекламировал он ровно. И хор откликнулся горным эхом:

                            И солнца!                                          

- Я прошу вас, каждого, по дороге, подумать вот о чем, - задумчиво обратился Евгений Борисович, - постарайтесь ответить для себя на вопрос: зачем ты пришел в хор?
Руководитель немножко дергал букву «р», поэтому вопрос его звучал как-то особенно проникновенно, незащищено, будто бы он по-детски опасался, что на священную эту территорию – хор – могут проникнуть злоумышленники с недобрыми намерениями.
По лицам хористов потекли улыбки: ясно же, зачем? Вздыхали, часто мигая, жали руку, обнимали, целовали.
Разлука, впрочем, предстояла недолгая. Следующим днем Евгений Борисович вылетал в Будапешт самолетом.
Дорога до Украинской границы летела с песнями. Благо репертуара, за годы, накопилось – километры! 
                       
                                  Ночевала тучка золота-ая
                                  На груди утеса велика-ана…
 
Малинка пела, ощущая себя поднебесной тучкой. «Skysau» - отправила сообщение Поцелуеву, своему мотавшемуся где-то по стране утесу. Оглядывалась вокруг, на счастливые, беспечные лица. 
Вопрос, который еще недавно казался столь простым, вдруг словно одернул чувства, навис неожиданно сложной задачей: а действительно, зачем ты пришел в хор?  Друзья и соратники в прогулочном настроении, похоже, не собирались думать о смысле? Мужчины, а с ними и Рая Пулькова, вечно веселая, разбитная, на галерке баловались пивком из больших пластмассовых бутылок. А когда около придорожной забегаловки сделали остановку, разбавили кипятком лапшу в упаковках, в ход пошла и водочка: пили, закусывали, и снова летели по дороге с песней. 

                              Сла-адкие медо-овые гу-убочки у ней,
                              Жаль, жаль, жалко мне, губочки у ней.

Эта была единственная песня с «клубничкой», которую Евгений Борисович позволял исполнять хору, да и то сугубо в «домашней» обстановке. Скабрезность он не переносил на дух. Не народники же они какие-нибудь, в самом деле!

                                 Я-а к губам прилипну, с ни-ими я умру,
                                 Жаль, жаль, жалко мне, с ними я умру…                          
                               
- У тебя плечи не затекли? – подсел на сиденье сзади Женя Базукин, скосил к ней узкое лицо: - Спина не устала?
- Есть немножко, - удивилась Таня: у всех же, наверное, затекли, и у всех устала: почему он ее-то спрашивает?
- Давай я массаж сделаю, точечный, тибетский, - с виду Базукин казался дурак дураком, хотя знал все, чего не коснись. Стал мять Танины плечи, перемещаясь пальцами к шее, она втянула голову, высвободилась в неловкости.
- Не надо. Я так петь не могу.
- А ты всем массируешь, или только избранным? – бойко оглянулась сидевшая рядом Таня Шульман. 
Базукин переместил руки на ее плечи, подхватив песню:
                                 
                                 Мя-агкие пухо-овые титички у ней.
                                 Жаль, жаль, жалко мне, титички у ней…
                                 
Сморились и заснули к ночи, где-то к Курску. Разбудило всех, наверное, ставшее непривычным отсутствие движения, покачивания и тряски. Автобус стоял в громадной, тянущейся километра на два вперед, очереди перед «Таможней». В салон заглянул человек в камуфляжном костюме, спросил «старшего». Марина Игнатьевна вернулась после переговоров с ним и назидательным тоном изложила коммерческое предложение: проехать без очереди, но для этого с автобуса нужно собрать пятьсот баксов. 
Сонливость как рукой сняло: требовать доллары с людей, живущих в городе, где закрыты половину предприятий?! Вся ткацкая промышленность?! Наконец, у артистов, едущих на Международный фестиваль?! Защищать честь страны! А не подавятся ли тут они?! Будущая мать Таня Искупаева сказала, что лучше пешком пойдет до Венгрии, чем станет потворствовать крохоборам.    
Солнце поднялось, стало близиться к зениту. Жара напала, духота: кондиционер в автобусе не работал, окна не открывались. 
Беременную Искупаеву мутило. Муж, сухопарый, всегда очень серьезный, выводил жену на воздух, но долго стоять на солнце она тоже не могла. Тем более, автобус вдруг трогался с места и проезжал довольно много, и женщина в ее обостренной положением взволнованности начинала спешить, судорожно догонять. Теперь все старались помочь ей, поучаствовать, но чем можно было помочь, кроме как, поднести воды, помахать перед ней раскрытым журналом, да сделать, опять же, точечный массаж? 
Пить, впрочем, хотелось всем, постоянно, и пустыми пластмассовыми бутылками были забиты все сетки на спинках предыдущих сидений. 

                       Дэвлюсь я на нэбо 
                       И думку гадаю…

Полилась, было, песня, когда миновали украинскую границу. Но ненадолго. Туалет в автобусе был наглухо забит, и пока ехали по России – кругом лес, мальчики налево, девочки направо. А здесь - белые хаты чередовались с пышными садами, золотистыми пшеничными полями и арбузными бахчами, а леса-то никак не было! Народ отчаянно тосковал по родной природе. Наконец, заскользила мимо тополиная лесополоса, и по громогласному требованию «галерки», водитель притормозил, свернув к обочине. Только мальчики и девочки нацелились рассыпаться в разные стороны, - разрисованная легковая машина обогнула автобус. Из нее спешно, будто при грозном задержании, выскочили странно, как на детском утреннике, костюмированные милиционеры. Предъявили удостоверения: экологическая милиция. И хотя злостные намерения по порче экологической среды никто исполнить не успел, - штраф театрализованным сотрудникам пришлось отдать! С выпученными, как бы недоуменными глазами хористы продолжили маршрут. 
На венгерской границе продержали полдня. И опять чужбина давала о себе знать – Женя Искупаев, заботясь о беременной жене, сделал круг по местным заведениям с упаковкой сухой лапши – в дорогу все запаслись концентратами, которые дома можно было развести кипятком на любом полустанке – забежал в кафе и залил! За границей и пустой кипяток стоил денежку, а ни гривен, ни крон – не было! 
- А что, разве нам не положены суточные? – стоял Искупаев с открытой лапшой на ступеньках автобуса.  
- А кто их тебе оплатит? – парировала Любимая жена.
Народ возроптал:
- Раньше почему-то платили!
- Когда раньше, при царе Горохе?!
- Мы же от городской администрации едем? – подала голос Рая. - Они что, сами бы поехали вот так, без нужника, без суточных?
- Откуда у администрации деньги? Мы на спонсорские деньги едем: сколько дали, на том и спасибо!  
- Спонсора Евгений Борисович нашел! – раздавались голоса защиты.
- Ага, - едко усмехнулась юная Оксана Симоновна, - вот Евгений Борисович на ваши суточные и полетел на самолете, а вы тут парьтесь!
Люди вмиг стихли. Это было немыслимо, это было вторжением в святые святых: без Бобруйского не было бы ничего, что есть и без чего теряют смысл все разговоры - не было бы хора!  Но Оксана Симоновна приходилась Евгению Борисовичу падчерицей, которую он воспитывал с малых лет. 
- Евгений Борисович полетел самолетом, чтобы прибыть раньше нас и подготовить наш приезд. У него дел выше горла, -  отчеканила Любимая жена. -   Это мы тут без забот сидим!
Малинина молчала. Разве имели смысл эти разговоры?  Они не туристы, они едут не на прогулку. Едут – петь. Едут – представлять родной город. Страну. Их услышат люди, другие народы. Надо думать, сосредотачиваться, беречь от всего постороннего душу: Евгений Борисович не зря, вместо напутствия, поставил вопрос: зачем ты пришел в хор?
- Если бы Суворов своих солдат через Альпы послал, - сосредоточенно, словно нарождающаяся волна, трескуче пробасил теперь уже с переднего сиденья Искупаев. -  А сам в карете отправился, с оказией?
- Евгений, - посмотрела на него жена. – Что с тобой? Никогда ничем не возмущаешься, а здесь?!
- Правильно он говорит про Суворова! – заключила неродная дочь руководителя Оксана. – Солдат через горы послал, а сам бы набрал коньяку, девочек!..
- Причем здесь девочки? – простодушно воздела ярко подведенные ресницы Катя Еремина.
- Ага, коньяк тебя не удивил, а девочки зацепили!.. Как скот отправили!.. «Международный фестиваль»!
- Хуже, чем скот! – стеганула по ушам Рая. - Скот без корма не отправят!
Народ накалялся до революционного гнева:   
-  Спонсоры, называется! Автобус со свалки нашли, а сами, поди, под нас лимоны отмыли!
- Приедем, надо ставить вопрос перед Бобруйским! – отовсюду рвались возмущенные голоса. – Что мы для него, не люди?!
- Ему слава, премии, его по телевизору! Показали бы, как мы тут… 

                                 Посмотри-и, какая мгла-а, 
                                 В глубине долин легла-а..

Небесно, словно отвечая Малининой, подала голос Таня Искупаева. Она могла быть примером всем: беременная, поехала, со всеми вместе, потому что хор - это когда вместе. Одно, единое. 
Таня Малинина достала из сумки маленький блокнотик, и стала записывать нахлынувшие мысли, нащупывая ответ – зачем ты здесь, в хоре?   
Стемнело. Шли третьи сутки пути. Ехали через горы, по серпантину. Водитель жадно хлебал из термоса чай, иногда резко, со злом, жулькал ладонью свое лицо, и упрямо смотрел на дорогу. По затылку, напряженным плечам и неподвижной шее было видно, как он устал.  
В скользящем свете, из тьмы, вырывался заросший деревьями склон горы, ухающий в бездну. Хористы молчали, отодвигаясь от стекол автобуса, с расстояния заглядывали вниз. Спать не хотелось: страшно было заснуть. Малинина вновь открыла записную книжку, зачеркивала, писала.  

                                  Вихри враждебные веют над нами…

Сдержанно, словно таясь, запел Женя Чибирев. 

                                  На бой кровавый, святой и правый…

Также приглушенно, будто готовясь к борьбе, к непримиримой схватке, скапливая силы, подхватил его хор. У Тани обмирало сердце: что-то назревало. Нехорошее. Страшное. Никто не думал о смысле.

                                  Марш, марш вперед, рабочий народ…

За полдень, в пригороде Будапешта, свернули с основной трассы, завиляли по улочке и скоро остановились возле студенческого общежития. Из двери здания выходили благодушные, чопорные, беспечные иностранные собратья по певческому делу, приветливо, радуясь всему вокруг, махали руками. Россияне после трех суток пути, жизни впроголодь и терпеже, спускались затекшими ногами на землю в извечном национальном стыде и ощущении собственного несоответствия. На них смотрели с большим любопытством, как на одичалых существ. 
Пока Любимая жена - Марина Игнатьевна - занималась размещением людей, избранные делегаты – Малинина и Шульман – отправились доложить о прибытии Евгению Борисовичу. 
Они нашли его на открытой терраске небольшого ресторанчика. Он сидел один за столиком перед бутылкой коньяка и фруктами. 
- Ой, братцы, что же вы со мной делаете? - приподнялся руководитель, взяв себя за лоб. -  Я жду, вас нет, не сообщаете ничего, не звоните…
- Телефоны не работали, роуминга нет.
- Ну, вот, у них роуминга нет, а я тут волнуйся... – указал он на коньяк, как на лекарство, которое он вынужден принимать.
Евгений Борисович шел рядом, и от близкого его присутствия, от самой мысли, что они могут так вот просто, как свои, идти с самим Бобруйским где-то по загранице, у девчонок все таяло внутри.
- Ой, а у нас столько приключений было, приключений, - улыбалась во весь большой рот с красиво очерченными пухлыми губами пылкая Шульман.
Малинина думала, как сказать ему, как подготовить к тому, что народ недоволен и обозлен.
- Там все голодные, - она едва услышала свой голос.
- Голодные?! – изумился Бобруйский, - вы что, с собой ничего не брали? Здесь рестораны на каждом шагу!  
Он свернул в маленький магазинчик, накупил соков в упаковках, орешков. Сгреб все это в пригоршни, так и пошел. 
Хористы все еще гужевались стайкой, заполняли анкеты. 
- Ой! – подпрыгнула от радости Рая. И степенная Катя воздела руки. И весь хор запрыгал, закружился вокруг Евгения Борисовича, с восторгом, вскриками, разбирали соки и орешки, тут же распаковывали, пили, ели, всем видом показывая, как счастливы они, как вкусно, и как благодарны они ему, бесконечно обожаемому человеку и спасителю.
-  А мы чуть со скалы не упали!.. 
-  А на границе нас задержали!.. 
Наперебой галдели хористы, как дети малые.
- Ну вот, у них там приключения, интересная жизнь. А я здесь один, не знаю, что думать, волнуюсь, переживаю. Хоть бы кто-нибудь вспомнил, как там Евгений Борисович?  
- Да мы помнили, помнили! 
- Да мы только о вас и говорили, куда мы без вас!..
Малинина молчала в сторонке. Жизнь ей была удивительна.  
- Согласно китайской философии, - подошел Женя Базукин, - женское и мужское начало, янь и инь, составляют одно целое. Когда они объединены, рождается особая энергия. Я вот что предлагаю: поселиться нам вместе. Ничего такого не подумай, просто, когда мужчина и женщина рядом спят, происходит взаимодействие, от которого наша внутренняя динамо-машина приходит в движение. 
- У меня есть с кем приходить в движение? – улыбнулась Таня.
- Он же далеко?
Базукин был холостяком, и она никогда не замечала, чтобы он за кем-то ухаживал.
- Близко.
Ее словно обожгло, раскололо пополам: поверх голов на нее строго посмотрел Бобруйский. Что с ней, в самом деле, чем она занимается, когда завтра выступление хора?!
Так хотелось победить! А душа обмирала: куда им? Хоры, выступавшие перед ними, просто ошеломляли! 
Звонкие, в расшитых узорами костюмах, сине-белые венгры, словно в погоню, срывались в танец, и гудела зурна, и вновь взвивалась песня.  
Красно-кровавые, широкополые, гибкие испанцы рассыпали каблуками и кастаньетами зазывные дроби, ускользали движением бедер от ударов невидимых быков, и рассыпали карнавальные ленты голосов, оплетая публику. 
Крупные телами немцы водили русский хоровод, «ой, люли, люли», но так, что слышался марш, стройный шаг, наступление полков.    
Русские хористы выстраивались классическими рядами. Малининой казалось, они выходят долго, мешают друг другу. В кленках бегала дрожь, горло сохло. 
Евгений Борисович, в алой, раздувающейся от стремительного движения рубахе на выпуск рассек пространство и сходу, с крутого разворота, дал импульс: он один, страстным порывом крупных рук, затмил все танцы.  Исчезли все страхи, как и не было. «Плечико к плечику, цепное дыхание», - пронеслась в голове заповедь, затверженная с детских лет.  
Таня Искупаева вела нежно, будто лаская, убаюкивая своего ребенка, невидимого участника пения. Хор ловил запев ладонями голосов, нес людям. 
По аплодисментам было ясно, что это победа. Если, конечно, не засудят: в конкурсе участвовали американцы, а известно, как нынче все заранее с пиететом относятся к американцам!
Американцев было человек сто: в основном, пожилые люди, вышедшие для отдохновения и радости, с одинаково белозубыми улыбками на разных по цвету кожи лицах. Запели, как поют на протестантских церковных службах, раскованно, в свое удовольствие, на эстрадный манер. При этом очень подготовлено, хорошо поставленными голосами. 
 И уж казалось, ничего лучше быть не может, но вышел на сцену грузинский мужской хор. В черкесках, в легких сапогах, мужчины – молодые люди, юноши – встали не так, как обычно становится хор - раздвинутым веером, - а тесно, сгрудившись, плечом к плечу. И запели с лицами, напоминающими горные утесы, и весь хор превратился в горный монолит, твердый, вечный. Запели воины, запели трудолюбивые виноградари, чабаны, охраняющие отары. Гулко, трубно, сильно. 
- Удивительно, - шептал рядом Базукин, -  политическая Грузия переживает смятение, кажущееся порой безумием, а эта, не телевизионная Грузия из репортажей, она вопреки видимым, облепившим древнюю землю пузырям, жива. Она заново, из камней, из глыб, способных при рачительном земледельце быть необыкновенно плодоносными, прорастает. Царица Тамара, Шота Руставели и Чабуа Амираджиби могли бы спокойно вздохнуть сейчас, поняв, что жили не зря.
В завершении все семь хоров собрались на сцене. Сводный хор исполнял семь песен, а дирижеры менялись, состязаясь в виртуозности, представляли песню своей страны. Каждый начинал с удара камертона, вслушивания и подачи тональности. Уважительно, деликатно. Но как руководители хоров по-разному подавали песни! - испанка мучилась, продиралась через какие-то свои страдания, а лицо молодой рослой светловолосой норвежки все заострялось, леденело.
Евгений Борисович вышел на сцену теперь неторопливо, барственно: после выступления хора он имел обыкновение растомить себя коньячком. Дирижер дал свисток, как в футболе, и по сводному хору прошел шелест. Не все поняли, что у русского – такой камертон. Евгений Борисович свистнул настойчивее, определил тональность, под взмах его рук сводный хор вздрогнул сотнями голосов. И русский дирижер тотчас широким раздраженным жестом закруглил звук, громко притопнув по дощатой сцене.  Наступила пауза, тишина. Улыбчивые американцы так и замерли с раскрытыми ртами, видно, совершенно не приученные, чтобы на них топали! Дирижер свистнул еще раз, и теперь в согласии с его движением голос хора, словно туман из ложбин, овражков, с далеких полей, стал подниматься, шириться, распространяться, загудел, грянул. 
Завершался фестиваль общей песней на английском языке. Задорной, жизнеутверждающей: американский дирижер румянился, как блин, и все шире улыбался. Три сотни голосов звучали поющими континентами, планетой, возносились в счастливом единении. Было чувство наступившего абсолютного счастья и гармонии!
- Ну, наш-то, наш-то русский медведь, как он топнул, я чуть со стыда не умерла!..– с жарким шепотом сходила с помоста Катя Еремина.
- Всех построил!.. – возбужденно отзывались хористы. 
Вечером был общий костер. Все ждали подведения итогов, сходясь во мнении, что лучшими были грузины, но первое место отдадут американцем: всем же хочется с ними наладить связи. И говоря так, каждый надеялся, что победителями все-таки станет их хор: себя ведь трудно оценить? 
Первыми назвали Грузинов, и так было хорошо: значит, все было по правде! Да и свои они, грузины.  Им подарили большую бочку вина: нашли, чем удивить народ виноделов! Грузинские хористы своими руками выкатили бочку на средину, к костру, и пылкими, танцевальными жестами пригласили всех к угощению. Красное вино пенилось в бокалах, люди разных народов чокались друг с другом, выпивали, обнимались, братались. 
Объявили, что выступит прибывший на фестиваль в качестве гостя хор из Сербии. Зачем? Люди с бокалами откровенно расходились по сторонам, группкам, просто удалялись: всем хотелось расслабиться. 
К огню вышли человек пять. В обычной, повседневной одежде. Запели. Точнее, запела женщина, солистка, средних лет, смуглая, стройная, не перестающая двигаться: не пританцовывать, а двигаться сама по себе, в пространстве. Остальные – подпевали, делая это бережно, как бы приглушая себя в боязни вспугнуть трепещущий голосок, трель, легкую, ранимую, летящую. 
                               
                  Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бессметни, помилуй нас…
                              
 Звучала молитва. Сербский выговор придавал слову щемящую хрупкость. Таня Малинина впервые понимала, что такое молитва. Она оглянулась в поиске поддержки, взаимопонимания. Но из «своих» увидела за плечом только вытянувший наискосок «лепесток» лица Базукина.
- Маленькая, растерзанная, разделенная Сербия, - проговорил он, -   она есмь. Вот оно, ее существо, есмь!  И неважно, какой народ, маленький числом или большой: он может быть большой, но его и нет, а может, и маленький – но есть, потому что, жив дух его. 
Таня с удивлением смотрела на Базукина: он всегда был таким молчаливым!
              
                                   Бо-ого-оро-одица, Дева, 
                                   Спаси-и на-а-ас…

Поющая женщина у огня не переставала волноваться, приколдовывать, уводить за собой. Хотелось Спасения, хотелось выложить душу и отдать ее, во Спасение, хотелось подвига, самопожертвования.
- Ты слышишь? - продолжил Базукин, -  это не она поет, это народ восстает ее голосом - не голосом, состоянием души, ставшей отзвуком душ пращуров, отцов, братьев и детей с потомками. Они не подчинились туркам, отстаивая веру, и поныне хотят жить, не взирая на мировой каток, жить в согласии с собой. Они есмь! 
Таня Малинина снова стояла в Храме, одна, маленькой девочкой. И голос лился: словно бы ее голос:

                                   Рекао си народу силу свою…

Люди стали собираться, ставили бокалы на землю, присаживались на корточки. Взрывались овациями, просили, требовали певицу – ее звали Дивна – еще петь! Грузинский дирижер вынес над собой кубок, врученный ему за победу на фестивале, и протянул сербке. Она показала руками, мол, нет, не могу принять, но мужчина встал на колено, и его хор бил в ладоши вокруг. И американцы приблизились, хлопали, и немцы, и норвежцы.  
Жалко, сербов не слышал Евгений Борисович: он отправился по делам, взяв с собой Таню Шульман, как переводчицу. 
- Мы так никогда не споем, - стояла рядом Таня Искупаева. 
- Чтобы так петь, надо так жить, - ответил Базукин.
Перед сном Малинина достала записную книжку и внесла еще один ответ на вопрос Евгения Борисовича: хорошо, она была одна в комнате: Таня Шульман так и сопровождала всю ночь Бобруйского по встречам с общественностью. 
И во сне Татьяне приходил голос Дивны, и по дороге в автобусе: пение сербки то порхало в груди ее, то под темечком, то возносилось -  и вместе с ним она – под небеса.
- Танюх, - тишком подсела жена предпринимателя Катя Еремина, заговорила вполголоса. – Я что тебя хочу спросить?
Малинина счастливо посмотрела на белокурую миловидную женщину. 
-Ты что, говорят, живешь с Бобруйским?
Таня с изумлением молчала. Она понимала, о чем ее спрашивают, и не хотела понимать. 
 - Вот я и думаю, зачем он тебе нужен? Ты же молодая? Да у него ж там во, - отмерила Катя большим пальцем ноготок. 
Крышка, большая, чугунная прихлопнула наполнявшее душу пение, вместе с ним и саму Таню. Вопрос, против воли, нежеланный, тупо утыкался в крышку: откуда она знает про «во»? Откуда знает?
В приближении русской границы народ распаковывал приобретенные в Венгрии коробки с вином, зазвучали весело голоса, посыпались шутки, и вновь полилась песнь. С полнотой чувств, с всеохватной любовью въехали в отчие пределы, с редчайшим пронзительным пониманием наполняя смыслом слова: «Россия, Россия, Россия, родина моя!..»
 
                                        Пряник

Хористы еще полнились энергией поездки, были возбуждены, встретили руководителя овациями, спели об атамане, с которым любо жить, подарили сувенир, купленный в складчину на Украине: бутыль горилки.  На этикетке был известный портрет могучего Тараса Бульбы с «люлькой» в руке, только вместо усатого лица казака Тараса было вмонтировано бородатое лицо Евгения Борисовича, который тоже иногда курил трубку.  
- Мы откроем ее, когда станем победителями фестиваля! – поставил Бобруйский мутноватое зелье на рояль.
Он не улыбнулся шутке, смотрел серьезно и даже нахмурено. Хор примолк, подтянулся, выстроился. Марина Игнатьевна – Любимая жена – раздала ноты и слова новой песни. 
                            
                Я сам дознаюсь, доищусь. 
                До всех своих просчётов. 
                Я их припомню наизусть – 
                Не по готовым нотам. 
                Мне проку нет - я сам большой
                В смешной самозащите. 
                Не стойте только над душой.
                Над ухом не дышите... 
  

Начал хор. Дирижер замер с воздетыми руками, будто в страдании закрыв глаза. Резко вскинул веки, прошелся взглядом по хористам. 
- Почему вы не поете? – посмотрел он на Искупаева.
Бас молчал.
- Таня в больнице, на сохранении, - поставленным голосом произнесла Марина Игнатьевна. 
-  Не понял? - прижал пальцы к груди Бобруйский. -  Я в браке двадцать лет, и Бог нам не посылает детей! Вы говорите, чтобы я завидовал? 
Хор был нем.
- Мы здесь не хахоньками занимаемся, не шуточками, - показал руководитель на бутыль, - не игрушками! Если это не понятно, сиди дома. А пришел сюда, оставь свои проблемы на улице. Ваша жена это понимает. Начали!    
 Снова подал тональность. И опять остановился. На этот раз, опустив руки.
- Не слышу вас? – уперся он взглядом в Искупаева.
- Как можно «дышать над ухом»?
- Вы о чем? 
- Это мужчина дышит над ухом женщине. 
- Вам не нравится песня? Для вас не авторитет Александр Твардовский?
Искупаев молчал. Было слышно, как он дышит.  
-  Вы тоже считаете, - обратился дирижер ко всему хору, -  что у меня нет вкуса, и я предлагаю вам плохой репертуар?
Хор стоял изваянием. 
- Если вы со своим танковым училищем, -  Евгений Борисович смотрел строго на Искупаева, -  полагаете, что понимаете в хоровом искусстве больше, чем я, окончивший Нижегородскую консерваторию, становитесь на мое место! Пожалуйста, прошу!
Бобруйский сделал шаг в сторону. Искупаев не тронулся из второй шеренги.
- Я уже в студенческие годы был лауреатом! Я стажировался в Баварии и меня приглашали остаться дирижером Баварского хора! Но я вернулся к вам! Потому что хочу, чтобы хор «Облонских-Центра» пел лучше всех, чтобы все вы пели, как Поворотти!
Хор вытянулся струнками, порозовел лицами. Малинина понимала руководителя: внутри ее запела Дивна!  
- В Баварии пиводелы хорошие, - прозвучал надтреснутый, нутряной голос Искупаева. 
Бобруйский топнул сильнее, чем на помосте в Венгрии. В ушах искрой застрял звон от набойки на каблуке.    
- Где пиводелы хорошие, там и поют хорошо, - сказал неожиданно ровно Евгений Борисович. - Порадуй своим решением жену. Прощай. 
Он сделал жест рукой: жест дирижера, привыкшего к неукоснительному повиновению. 
Женя Искупаев, высокий, узлистый, со щеками, ушедшими под скулы, решительно вышел из оранжереи. 
- А вот теперь, я думаю, пора поговорить: что для каждого из нас хор? – посмотрел с прищуром Евгений Борисович, скорбно улыбнувшись.
Люди молчали. 
- «Хор – это содружество солистов», - бойко выпалил Женя Чибирев известное изречение.
 - Хор – это лучший наркотик, - серьезно произнес Женя Базукин.
- Лучший наркотик? – оценил Бобруйский. – Интересно. 
- То-то я чувствую, что подсела, - засмеялась Рая. И тотчас вздохнула: - А что у меня есть, кроме хора?
-Я без хора себя не представляю, – прижала руки к груди Катя Еремина.
-Я вечно при военном городке, муж служил. И я на службе: при хоре, - подтянулась Любимая жена.
- На службе, - с глубоким пониманием кивнул Евгений Борисович. -  На службе у великой Триады: Добро, Истина, Красота. 
- Хор - это смысл жизни! – вытянулась по струнке Таня Шульман. 
«Смысл», «смысл», - подхватили все хористы, - «только не какой-нибудь хор, а камерный», «да и не просто «камерный», а «наш»…
Малинина, наверное, не стала бы говорить, если бы Евгений Борисович ни посмотрел на нее. Она спросила разрешения взять свою сумочку, от волнения, охватывающего иногда ее всецело, хоботок замка никак не поддавался. Женя Базукин взялся помогать ей, другие хористы давали советы. Рая привычным движением рыночной торговки легко расстегнула молнию. Таня, в прострации, достала записную книжку, открыла и, слыша себя, будто другого человека, начала читать. 
  «Хор – это живой музыкальный инструмент с самыми чуткими клавишами и нежнейшими струнами, отзывающимися на малейшее движение дирижера радугой одухотворенных звуков». 
Она чуть успокоилась: была тишина, ее слушали.
«Хор – это подводная жизнь. Человек опускается туда, где водоросли, иной цвет и течение, и вдруг у него вырастают жабры, и он уже не может долго находиться на воздухе, без воды, без подводного существования». 
Ее голос вернулся к ней, и теперь она говорила из себя, свободно:
«Хор – это прообраз иной жизни, где все становятся единым и бестелесным. Но слышимым, ощутимым, летящим и счастливым существом». 
На миг пережила страх, растерянность, боясь смеха в ответ. Но все молчали. 
- У нас была традиция, - размеренно заговорил руководитель. – Тому, кто более всего проявил себя в жизни хора дарить пряник. 
На этих словах «любимая жена» достала из целлофанового пакета большую квадратную коробку.
- Может быть, - продолжал Евгений Борисович, - его сегодня заслужил каждый из вас, но, я думаю, что все со мной согласятся, если на этот раз мы подарим пряник…
Бобруйский сделал паузу, повел взглядом по хористам, образуя волну. Подарить, конечно, следовало отнести в больницу Тане Искупаевой, проехавшей беременной тысячи километров. Но Евгений Борисович произнес:  
- Татьяне Малининой.  
Было мгновение полного недоумения! Катя Еремина развернулась к ней в остолбенении, округлив глаза. 
Коробка с пряником перешла в руки Малининой. Взрыв оваций, поздравления, будто она, действительно, получила великий приз. 
Евгений Борисович назвал ее девичьей фамилией, и Таня почувствовала себя школьницей, в белом переднике, белой кофточке, с тугой косой, и обязательной почетной грамотой на всех праздниках в руках.
Женя Базукин  с почтением кивал издалека, пожимая собственные руки. 
Первым мыслью Татьяны было разрезать пряник, и поделиться со всеми. Но ей вспомнилось, как мама на Пасху приносит из церкви освященный кулич, режет его на дольки.  И все едят: сама мама, дочка Саша, облизнув пальчики, вся измазавшись, да и Женя, муж, если он бывает дома. А пряник, преподнесенный ей в награду после фестиваля самим Бобруйским, – он тоже, как кулич!
Продолжили репетицию. Песня прозвучала с листа, без остановки. 
- Скажу вам по секрету, - благодушно заулыбался дирижер, - только хор «Облонских-центра» имеет сегодня право петь в Московском концертном зале имени Чайковского!
Марина Игнатьевна попросила Малинину задержаться. Евгений Борисович ждал ее в своем кабинете, предложил присесть, напротив. Справа и слева устроились Женя Базукин и Марина Игнатьевна – «Любимая жена».
- У тебя ведь маленький ребенок? – заботливо заговорил руководитель.
- Да.  
- Ты пока в декретном отпуске?
- Я учусь в аспирантуре. Пишу диссертацию. 
- Хорошо. А потом куда?
- Мне сейчас предлагают в Центр-банк.  Мой научный руководитель - там главный бухгалтер.
- Хор оставишь?
- Почему это?!
- У нас концерты, поездки. Евгений Николаевич, - обратился он к Базукину, - вы работали в фирме?
- Практически не совместишь, та жизнь обозначена «от» и «до».- постучал Базукин ребром ладони по столу, 
- А дочку куда? - склонила голову Любимая жена, - она же у тебя постоянно болеет?
Татьяна молчала. 
- Какой смысл в банке?  – озадачил еще больше Базукин. 
Она пожала плечами: действительно, какой? 
- А в хоре? – улыбнулся Евгений Борисович.
- В хоре, понятно, - просветлела Малинина. 
- Мы можем создать для тебя тепличные условия. Зарплата небольшая, но свободный режим работы. Место кассира.
- В  РГКУ?
- И ребенок накормлен, и ты при хоре, - благородно повела подбородком Марина Игнатьевна.
- Вместо Искупаевой?
- Ну, что поделать. Ей рожать. Потребуется – мы ее не оставим.
Согласна ли? Да ничего лучшего придумать было нельзя! Базукин провожал ее, и всю дорогу они с редким, счастливым взаимопониманием, то, перебивая друг друга, то, подхватывая, говорили о смысле, которого нет ни в бухгалтерии, ни в каком другом деле – ведь участники хора занимаются разными профессиями, и смысла не обрели, а в хоре он, смысл, – есть! Вечно молчаливая Малинина была, на удивление, многоречивой. 
В выходной пряник освободили от герметической упаковки и разрезали небольшими дольками. Сашин кусочек Таня держала в руках, дочь словно понимала, что это не просто сладость, а награда, дар, откусывала осторожно и смотрела на мать с благодарностью. Пушистые волосенки раздувались по вискам. Попробовали понемножку, и положили пряник в холодильник. Растянуть благодать.

                                         Смысл                          

Юная женщина с большими глубокими мечтательными глазами сидела в замкнутом, крошечном пространстве без окон, с единственным выходом в свет, дверью, находящейся напротив оранжереи, где обычно проводились занятия хора, и откуда уходил коридор в кабинет руководителя. Там, за стенами ее бывшие сокурсники делали карьеру, ходили на дискотеки, в бассейн, на каток, влюблялись, веселились – вращались в вареве большой бессмысленной жизни. Там, где-то мотался по России Валя, изредка заглядывая к ней и вырывая в большой мир. Где-то, как ей виделось, практически не отрываясь, перед светящимся окошечком компьютера сидел Женя, считавшийся мужем и существовавший в забавном мире игр и неосязаемого виртуального общения. 
Здесь же, рядом с ее клетью, в постоянно ощутимой близости, реально заполнял жизнь только один человек, единственный здесь мужчина, руководитель хора, дирижер, директор, мера всему. Он проводил репетиции, устраивал выставки и обсуждения, встречался с деловыми людьми, несказанно почитаемый всеми окружающими. 
- Я тебе доверяю, - вызвал руководитель ее в кабинет. 
Удобно устроившись в кресле, рядом с ним сидел Банников, богатый человек, благодаря которому хор ездил на многие фестивали. На столе стояла откупоренная бутылка коньяка. 
- Вот тебе деньги, сходи в магазин, купи что-нибудь для закуски. По своему усмотрению. Ну и вам для чая что-нибудь купи.
Он мог послать Марину Игнатьевну, мог кого угодно, но он доверял ей. Конечно, это был всего лишь поход в магазин, на правах посыльного, но ведь это – ради хора. И Евгений Борисович принимал спонсора – ради хора.
Она исполнила миссию, будто задание государственной важности.  Старательно разложила продукты, порезала хлеб и колбасу. Руководитель своим низким, хрипловатым голосом продолжал беседу с предпринимателем, из которой она поняла, что вот так, в нехитром застолье, решаются серьезные вопросы: намечалась организация праздника для всего города! 
Концерты были на носу, а в хоре не оставалось первого сопрано: этих голосов всегда не хватает. Таня Искупаева – лежала на сохранении.  Таня Шульман выходила замуж, уезжала жить заграницу. Всю последнюю репетицию она проплакала, и Евгений Борисович утешал, поглаживая по голове, хотя, казалось бы, должен был гневаться и ругаться.    
Следующим днем Марина Игнатьевна вызвонила Елену Уланову из театра оперетты, профессиональную артистку, которая некогда начинала с хора «Облонских-Центра». Елена, с фигуркой девочки, как многие первые сопрано, скоро была в кабинете Бобруйского. Евгений Борисович заглянул к Малининой, спросил чистые стаканчики: карман пиджака у него отвисал, и явно читались под полые рельефы бутылки. Вместе с Леной они направились в пустой учебный класс. Донеслись щелчки внутреннего замка. 
Зачем руководитель с гостьей заперлись в аудитории, было неясно? Таня прежде слышала разговоры об амурных связях Евгения Борисовича, но никогда не придавала им значения. Не это было ей важно в хоре! Бесило, когда свекровь, со злом, с подковыркой заводила речь, мол, о вашем хоре такие слухи, уши вянут. Что она могла понимать?! Если бы она хоть раз видела, как светлеют лица людей на их концертах, особенно в храмах: они несли настоящую духовную музыку!
Время шло, догадка, которая не давала покоя, казалась невероятной: был рабочий день, в соседней, большой аудитории проходили занятия. Она медленно, на ходульных ногах, миновала оранжерею, сдерживая дыхание, будто там, в другой комнате, ее могли услышать, приставила ухо к щели между дверью и косяком. Тишина. Долгая, странная, словно в малой аудитории и нет никого. А может, она не заметила, как директор и певица давно ушли? – мелькнула надежда. Голос – прозвучал тягучий, будто размазанный женский голос. И мужской ответил – также медленный, приглушенный. И опять – тишь.   
Марина Игнатьевна смотрела на нее из коридора. Немо развернулась и скрылась в приемной. Таня, как школьница, пошла за секретарем директора, встала в дверях. Обе долго молчали, глядя друг на друга в упор. 
- У тебя есть любовник? - подняла брови «любимая жена».
Татьяна смотрела, не понимая. 
- Ну что ты глаза пучишь, как сама невинность? Москвич твой? Все всё знают!
- Ну, это не любовник, это… я даже не знаю, как сказать.
- Любовник. Евгений Борисович такой же живой человек! 
Таня ушла к себе, в замкнутый отсек. Через минуту, другую Марина Игнатьевна вошла в комнатку кассира, села напротив:
- Я жила в военном городке, - задушевно заговорила она. - Муж был командиром части. Я никогда не любила его, и не знаю, любил ли он меня. Он всегда был занят службой: исполнительный, ответственный человек, который бы никогда не поднялся выше капитана, если бы я, по своей собственной инициативе, не расплачивалась за его звездочки.  Я ему изменяла со старшими по званию, изменяла почти со всеми его ближайшими подчиненными. С молодыми адъютантами, с солдатиками-водителями… 
Татьяна слушала заворожено. Если бы этот рассказ исходил не от самой Марины Игнатьевны, она бы никогда в него не поверила: настолько праведной казалась «любимая жена»!   
  - Я не считала и не считаю себя виновной, - словно прорастала в ней другая женщина, с текучей улыбкой, с игривым движением плеча, - потому что если я спала с ним, и получала от этого мало удовольствия, спала из-за него с другими, то могла переспать и с теми, кто мне хоть немножко нравился. Он никогда ничего не знал и не догадывался. У меня была безупречная репутация. Так живут все. И ты живешь так.
- Я бы не хотела жить так, - насупилась Таня.
- И я бы не хотела! Хо-о! Как я хотела бы выйти замуж за того, которого любила! Он был намного старше меня, убедил, и все вокруг убедили, что мы не пара по возрасту. Если бы вернуть то время, я пошла за ним, не отвязалась!.. Как мне с ним было хорошо! Но… - развела руками женщина.  – За себя отвечать непросто, а руководить коллективом!.. Евгений Борисович, тот редкий человек, который умеет принимать решения.  Нам нужно было первое сопрано – проблема решена, -  жестом полководца она указала в сторону дальней аудитории. 
- Таким способом, что ли?
- А чем этот плох? – прижала со смехом к груди ладони Марина Игнатьевна.
Малинина тоже неожиданно заулыбалась. И несмело поинтересовалась: 
- А почему вас называют «Любимой женой»?
- Это из фильма. У солдата Сухова Гюльчетай была, а я вот у Евгения Борисовича.
- А вы с ним…были? 
- С Евгением Борисовичем?! – вновь воздела брови Марина Игнатьевна и повела подбородком, отсекая пространство. - Да как можно?! У нас совершенно иные взаимоотношения. Он же мой руководитель! 
Через наглухо закрытую дверь перегородку было все равно слышно, как по гулкой оранжерее радостно отбили дробь каблучки. И сухой шваброй зашаркали шаги руководителя   – стремительный на сцене, в обычной жизни он приволакивал пятки. Завернул в учебную часть, где никого не было.  Зажурчала струя воды из-под крана.  Неужели сам моет посуду? - удивилась Татьяна. 
Финансовая отчетность филиала РГКУ оказалась запущенной: бухгалтерией, по совместительству с секретарской работой, занималась «Любимая жена», которая не имела специального образования. Татьяне пришлось расширить свои должностные обязанности кассира: систематизировать документы, ввести новую компьютерную программу, благо, хоть в этом муж мог помочь.  
В замкнутое кубическое пространство кассира иногда просачивались студенты: заходили платить за обучение, немногочисленные – бюджетники, - наоборот, получать стипендию. Попасть в «бюджетники» стремились все: директора в экзаменационную пору просто осаждали знакомые, которых было полгорода, прочие расторопные люди - даже Татьяне предлагали пухленький конвертик. Но Москва давала всего два места на курс. Евгений Борисович, при отборе, любил повторять: «Наглые – прорвутся сами. Умным и талантливым – надо помогать». 
Так в хор пришла семнадцатилетняя Маша Петрова. Она подавала документы для поступления в университет, вдруг в каморку заглянул сам Евгений Борисович. 
- Девушка окончила музыкальную школу, - порекомендовала Малинина, успев ознакомиться с резюме. - Хоровое отделение. С отличием.
Директор заинтересовался, тотчас провел к роялю, подыграл, послушал. И без всяких протекций или «мзды» принял Машу на бюджетной основе. В хоре Маша пробовалась солисткой: голос у нее был не по возрасту сильный, и в характере чувствовалась решительность, смелость, которая города берет.  Неожиданно она стала пропускать репетиции: выяснилось, что вечерами Маша подрабатывает в ресторане. И опять руководитель пошел навстречу: предложил должность в учебной части. Маша Петрова заняла стол в соседней комнате, напротив Оксаны Симоновны, которую отчим держал на службе по заботливости своего характера: у нее был маленький ребенок. Как, впрочем, поэтому он и Татьяну пригрел.
Евгений Борисович мог не бывать на рабочем месте, занимаясь иными делами. А то и вовсе исчезал, отправляясь в командировку, куда-нибудь в саму Италию, обитель музыки и пения.  В его отсутствие здесь все оставалось местом обитания этого незаурядного, уважаемого человека. Таня шла вдоль коридора, будто заново рассматривая фотографии на стене. На большом портрете Евгений Бобруйский был запечатлен в момент творческого порыва: он дирижирует, вдохновенно полузакрыты глаза на крупном мясистом мужском лице с широким у основания и тонким, по-мальчишески вздернутым кончиком носа, небрежно спадающие на высокий лоб вихры волос. И крупные белые руки, словно парящие в воздухе! 
А вот – в окружении музыкантов известного фольклорного ансамбля «Гамаюн»! Когда заходила речь об этом хоре, Татьяну охватывало желание рассказать, как она была на свадьбе Андрея Шипилова. Но сразу этого не сделала, а сейчас уж было поздно, и не к месту. Про женитьбу Шипилова в хоре знали все, и пересказывали не раз то, что ей давно уже приходилось слышать от Поцелуева: как любящая девушка спасла гибнущего талантливого человека!
Вот если бы Евгению Борисовичу такую девушку!..
На следующем снимке Бобруйский стоял по-дружески в обнимку с князем Облонским! Дальше - очень оригинальная, по замыслу, афиша: на лике образа Богоматери с Младенцем, венцом на ее темечке, шла мелкая надпись «хор», а новорожденный Иисус, как бы выстреливая аккордом, нес громадные буквы, - «БОБРУЙСКОГО».  И свечи горели по окоему, полукругом, будто участники хора.
Малинина внимательно рассматривала снимки, как сзади, из-за спины раздался сухой, надтреснутый бас:
- Хор – это лучший наркотик!   
В изголовье коридора, согнувшись набок, пьяно покачивался Женя Искупаев. 
- Ты зачем такой явился? – заслонила вход приемной Марина Игнатьевна.
- Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека! – продекламировал Искупаев, указывая на кабинет Бобруйского.
- Проспись, потом приходи, - стойко охраняла отсутствующего руководителя «Любимая жена».
- Мне поговорить с ним надо, - уже иначе, серьезно, требовательно заговорил Искупаев. – В глаза ему взглянуть надо, вопрос задать, один вопросец?!
Бас Женя заглядывал через плечо, и повышал тон, чтобы его было слышно в кабинете.
- Евгения Борисовича нет, - смилостивилась Марина Игнатьевна. – Он в деловой поездке, за рубежом.
- Ох, они у нас за рубежом, они у нас по заграницам, - паясничал бывший хорист. – Это ж надо, с таким свинячьим рылом, - шагнул он к ближайшей фотографии, на которой дирижер был запечатлен в момент вдохновения, - и таять медузой! Неужели вы все не видите, что это смешно?!
Маша Петрова вышла на его голос. Встала рядом с Малининой.  Настырный гость был теперь посредине, между ними и Мариной Игнатьевной, которая, отклонив голову, поглядывала, как бы советуясь, или требуя от них принятия решений. 
- Непревзойденный шедевр! -  развел руки Искупаев перед афишей хора. – Вот если я на вашей фотографии, на лбу, - обращался он ко всем женщинам, - напишу: «Искупаев» - вам понравиться? А здесь Богоматерь! С Младенцем! Почему на младенце написано «Бобруйский»?! Вы только подумайте! Вы что тут все, с вашим наркотиком, ослепли совсем?! Перепели, так сказать. Буква «б»-то зачем на младенце?.. 
Искупаев вдруг часто заморгал глазами, захлюпал, пошатнулся и с криком: «Не стойте над душой. Над ухом не дышите!», - удерживая равновесие, чуть не выбив ногой дверь, убежал прочь.
Марина Игнатьевна окинула взглядом молодых сотрудниц и, будто ничего не случилось, а так, прошелестело что-то, скрылась в своих покоях.
Таня Малинина тоже, наконец, вошла в свой кабинет, положила сумку, сняла плащ, присела. Тревога на душе осталась, и через минуту вышла в коридор: внимательно посмотрела на афишу. 
 Возвращался Евгений Борисович, наполненный новым, свежим дыханием, иной далекой прекрасной жизнью. И все вокруг словно расцветало, наполнялось звуками, шумом, движением.  Он вдохновенно репетировал, жил, все его существо удивительно ширилось, разрасталось в восприятии окружающих людей, заполняя потребности их внутреннего мира. 
- Не знаю, говорить Евгению Борисовичу, или нет? – интриговала вопросом, снимая пальто перед репетицией, Катя Еремина.
- О чем? – была начеку Любимая жена.
- Да про Искупаевых. Искуп ко мне вчера среди ночи прибежала, в халатике одном. Представляете, муж ее, беременную, на улицу выгнал. 
- Да она уж вот-вот должна родить?!
- Последние дни дохаживает!
- Холодно, на улице-то уже?
- Да мороз! Прибежала, вся дрожит!
- Вот, девочки, - посмотрела Марина Игнатьевна на Таню и Машу: - Мы его пожалели, а надо было милицию вызвать. Сдали бы, и сидел сейчас! Он приходил сюда, нас громил! – пояснила уже всем Любимая жена. – Окончательный подлец!
- Да ладно вам, -  вздохнула Рая Пулькова, - что вы, не понимаете, что ли, чего он бесится? Тише воды парень был…
Женщины смолкли. Внезапно, до безмолвия, открыв рты только на репетиции, по взмаху дирижера. 
В перерывах руководитель уходил к себе в кабинет, возвращался еще более вальяжный, раскованный, и казалось, уже никого не видел, кроме новой солистки, занимался только ей. Потом и вовсе кивком позвал за собой юную Машу, и вернулась они вместе, одним порывистым движением. Все улыбались, всем почему-то было радостно.    
На какие призы и победы в конкурсах они могут рассчитывать? Какая уж тут Дивна?! -   обрывалось сердце Татьяны.
В хоре было много новых людей, но даже и давние участники, кажется, забыли, какими они были прежде. И каким был дирижер. Тогда, в ее раннем детстве, в Божьем Храме: тот хор звучал в ее ушах, не давая покоя.
В мусорном ведре под раковиной лежали две пустые бутылки: Марина Игнатьевна почему-то имела обыкновение выносить опорожненную посуду сюда, в учебную часть. 
- Из Италии прилетел, так нажрался, - кивнула Оксана Симоновна: она приходила на работу в дни занятий хора, - на унитазе заснул. Мы с мамой до полночи в туалет попасть не могли.
Падчерица руководителя ушла, а новая сотрудница Маша Петрова оставалась на месте. Просто сидела, ничего не делая. 
- Ты чего домой не идешь? – собралась, было, на выход Татьяна.
- А мне Евгений Борисович назначил индивидуальную репетицию.
- Сейчас, что ли?
- Ну да, а когда?
- Ну, тогда я тоже останусь. Мне отчет готовить надо.
Дверь она не закрыла: так, чтобы путь в учебную часть был под контролем.
Евгений Борисович, крепко счастливый, приостановился у входа в ее каморку.
- Какой тут у тебя порядок, - похвалил он, разглядывая пронумерованные по темам и расставленные ровно папки с документами. -  Назначу-ка я тебя главным бухгалтером!
- Я объявляю вам непримиримую войну, - медленно проговорила Таня.
- Что? – еще улыбался руководитель.
- Вы губите хор. Вы губите себя. Я объявляю вам войну. 
Евгений Борисович продолжительно, искоса посмотрел на своего кассира. 
- Ну-ну, - косо усмехнулся он.
Развернулся и вышел, забыв оповестить об отмене индивидуальной репетиции новую солистку. 
Таня уходила победительницей. В школе к ней прикрепляли законченных двоечников: она сама являлась домой к «неуправляемым» мальчишкам, усаживала их с собой рядом, занималась, спрашивала, и те, к удивлению учителей, и родителей, не только становились «успевающими», но и выходили в твердые «хорошисты».
- Евгений Борисович такой человек!.. – закатывала глаза рядом Маша.
- Если бы ты знала, какой он был раньше! А каким хор был!..
- Это когда? При солистке этой, которая от Бобруйского беременна?
- Какая беременна?
- Ну, как ее? У которой муж пьяный приходил?  
- Кто тебе такое сказал?! – остановилась Таня.
- Ну, говорили, - пожала плечами Маша.
- Знаешь, сколько про всех говорят?! Если всех слушать! 
- А почему тогда он такой приходил?
Шли молча. Гудели машины на дороге. Слышны были шаги. Телефон в кармане затеребил подол. Валя - как всегда, будто его только что выпустили из клетки! Прилетел с Урала в Москву, и готов был тотчас, среди ночи, приехать в Иваново: «Если, конечно, кто-то меня еще ждет?». «Приезжай», - ровно выдохнула она, а внутри, расходящимися на весь свет волнами пронеслось бесчисленно: «Приезжай! Приезжай! Приезжай! Приезжай!».
Он парил ее в русской бане, мягко пробегаясь березовым веником по телу, сгущая влажный горячий воздух. Она лежала ничком, закрыв голову руками, и такая нега растекалась, такая легкость. 
Вместе они прыгнули в маленький бассейн с ледяной обжигающей водой, шли под теплый душ, он натирал ее до пят, смывал пенное мыло, целовал, ласкал, оборачивал сухой, накрахмаленной хрустящей простыней, растирал. 
- Зачем мы так все живем? Зачем? Ты там? Я здесь? Неправильно же это.
Прижималась она к нему щекой, всем телом, сплетая, сжимая с силой пальцы его руки.  
-  Почему мы не можем жить вместе? 
- У тебя есть ребенок. У него есть отец.
- Какой отец? Ты моего ребенка чаще видишь!
- Отцом я ему все равно не стану. И Веронику я оставить не могу. Она – одинокий человек! К тому же – годы. Ну, сейчас я пока еще такой, - расправил он плечи, - а дальше? Да у нас все хорошо, все отлично: мы захватываем две жизни! Вот начнем с тобой жить, что, думаешь, вот так в сауну будем ходить?
- А почему нет?
- Да потому. Праздника не будет, - повторял он уже знакомое, - будет повседневность.
Ребенком она вставала на заре, чтобы успеть, перед уходом в детский садик, поднять после сна, принарядить, усадить и накормить с ложечки все свои двадцать восемь кукол. Она была мама, матерь, матка, и что же такое любовь, если от нее никогда не родятся дети?
- Хочу от тебя ребенка, - приподнялась на локте и внимательно посмотрела в мужские глаза Малинка.
Он вздохнул в ответ. Чмокнул и заулыбался. Из замкнутого пространства сауны, получалось, каждый мог выйти только по своей, раздельной дороге.
Самым мучительным после расставания с Валентином была не тоска даже, не охватывающая пустота и чувство ненужности, а разгорающееся вместе со всем этим желание. Он пробуждал, раззадоривал его, уже притихшее, едва тлеющее, и оставлял так, будто с вертелом, омутом внутри, крутящимся, утягивающим все ее существо. Жаждущий зуд пробирался в виски, в кончики пальцев, и она вдруг начинала набирать телефон мужа, все никак не способного на пути к жене миновать дом мамы. Женя, после двух, трех пустых обещаний, приезжал. И она старалась угодить ему, накормить, стелила свежую постель. Ждала, пока муж наиграется в компьютер, даже сама подсовывала ему «эротику», и там, у монитора, он мужал, возбуждался, а стоило развернуться к ней, живой женщине, - и ей хотелось плакать, рыдать, ощущая его отдаленность и уныние. Она брала на себя активную роль, и ныряла под одеяло, и делала так, как в виденных кадрах. Она была женщиной–мужчиной, а он – мужчиной–женщиной. И это могло бы нравиться, за неимением иного, если бы муж снова не терялся на недели в паутине маминой опеки.
Таня скачала на рабочий компьютер с его дисков, - которые появлялись, исчезали, менялись, - некоторые фильмы. И теперь сама, как он, в одиночестве и тишине просматривала пикантные картинки. Студент и преподавательница занимались сексом на учебном столе в студенческой аудитории. Она смотрела на монитор, улавливая чутким слухом отдаленный голос Бобруйского. Женские восторженные междометия: почему-то с ним женщины всегда разговаривали в приподнятых тонах. Воображение дорисовало свои картины: «гибнет хор»! – волевым движением кассир переключилась в отчетную систему. 
Вода опять, со странным плесканием, пошла из-под крана в учебной части. Таня бездыханно приоткрыла дверь: Оксана Симоновна мыла чашечки с ложечками.
- Фотки Настины хочешь посмотреть? - обернулась она.
Падчерица руководителя показывала фотографии своей маленькой дочки. Таня заприметила снимок, на котором девочку держал на руках Евгений Борисович. Склонив голову, он с удивительным теплом и нежностью смотрел на ребенка! 
- А почему у них с твоей мамой своих детей не было? Они же молодыми женились? – полюбопытствовала Татьяна. 
- Не знаю. Мама очень хотела. Да какие от него дети могут быть? – щелкнула она себя по горлу.
Татьяна еще раз, внимательнее посмотрела снимок: «если он так нежен с внучкой, по крови не родной, как же он любил бы свою дочь?».   
- Что ты мне это кладешь на стол, - вошел сам Евгений Борисович с висящими веером документами в руке. – Ты же знаешь, я все равно не понимаю, где подписывать? 
Он склонился рядом, чуть касаясь бедром ее плеча, тяжело дышал, будто в желании, пах коньячным перегаром, духами. Малинина перелистывала бумаги, указывала пальцем место подписи, мысленно сбрасывая с него эту внешнюю оболочку, и с материнской жалостью видя таким, каким он некогда ей представился, и каким снова должен стать. С малых лет она ставила цель, и добивалась ее. Самых отъявленных хулиганов выводила в примерные школьники.
- Надо оттиск с моей подписи сделать, и сама будешь проштамповывать, чтобы я глупостями не занимался! 
  Бобруйский с раздражением отбросил ручку и тоже стал рассматривать фотографии. С умилением остановился на той, где с девочкой был он. Смотрел с той же улыбкой, как на фотографии. Такой благообразный, человечный, любящий.
  Его детородный сеятель под крупно нависающим животом, зримо складываясь на левый бочок, был на уровне Таниных глаз. Она вжимала голову в плечи, опускала взгляд, будто была занята исключительно документами, и кружились каруселью буквы, предательски сбивалось дыхание, и струйки неги опять разверзали воронку, и что же это такое? Сеятель, покоившийся бочком, мог дать ребенка, рожденного от мужчины, который центровал на себе все вокруг: смысл, смысл, смысл для него, а значит, и для всех!

                      Под прозрачным куполом

Пение в Храме всегда словно поднимало в душе регистр: они стояли под куполом, в окружении икон, перед слушателями. 
По мановению рук дирижера из множества хористов высекался единый звук, и она переставала быть собой, слыша и не слыша себя в общем голосе, гласе, и видя только его, в эти мгновения внимательного, чуткого, слышащего среди всех и ее, перетекающего в нее душой. Она была одна перед ним, нагая, почти бестелесная, в бесконечном пространстве, где из немоты чарующих движений единственно, как реальность, существующего человека, лилась музыка. 
Концерт Евгений Борисович посвятил памяти покойной матери: каждый год он отмечал ее день рождение.  После выступления развернулся к людям, сказал поминальное слово, назвав свою маму путеводной звездой, ведущий его по жизни. У женщин навернулись слезы: кто из них не хотел бы иметь такого любящего сына?  
Хористы цепочкой тянулись от Собора, по высокому мысу, к обрывистому берегу. Евгений Борисович и Татьяна шли, отстав от других: после того, как она ему объявила войну, он стал выделять ее из общего числа.
- Помню, как в детстве, моя мама сказала, что хоры должны петь в хрустальном замке, который стоит на высокой горе. Как ангелы!  -  Дирижер раскинул руки и сделал круг по движению солнца, - вот здесь я хочу построить такой замок. Под стеклянным куполом!   
Дух перехватило от представленной картины: там, внизу, распростирается величественная река, Храм на высоком берегу и прозрачный купол, в котором обитают белые ангелы. Хор!
Рая Пулькова, идущая впереди, вдруг стала приседать, будто переламываться, крик раздался, горловой, сдавленный: «А-а! А-а-а!» Возле уха Рая держала телефон. И так, развернувшись, протягивала и потрясала трубкой, немо раскрывая рот. 
При родах скончалась Таня Искупаева. Их – Искуп! Она еще успела увидеть сына, который безголосо появился на свет, и врачи сразу же кинулись делать искусственное дыхание, оставив роженицу. От волнения ли непомерного, от всего ли срока в нервотрепке проходящей беременности, или само собой, от застарелой болезни, у нее сошел тромб, захлебнулось сердце. Мальчика удалось спасти. 
Бобруйского на похоронах не было. Муж покойной, Евгений Искупаев, был трезв, как стеклышко, молчалив, непривычно услужлив и расторопен. Ребенок оставался пока в роддоме. Давние соратники по хору отпевали свою солистку на кладбище, у свежевырытой ямы. Стояли сиротливо вокруг, смотрели на отошедшее, умиротворенное лицо ее. Женщины пели сквозь слезы. Два Евгения: круглощекий, бессильный расстаться с улыбкой Чибирев, и Базукин, с лицом, как скатывающаяся слеза – держались мужчинами, не плакали.     
Машу Петрову все тревожил телефон, она отходила в сторонку, тихо отвечала. Чуткий Танин слух улавливал дребезжащие в трубке отголоски мужского хрипловатого баса. Маша нервничала, наконец, шепнула, что ей надо уйти. У Тани защемило в груди: она догадывалась, куда торопится подруга по работе. «В такой день!» - осуждала она того, кому объявлена война.
Кинули в могилу по горсти земли, рабочие быстро забросали яму. Водрузили деревянный – временный - крест. Воткнули в рыхлую насыпь венки. Сели в небольшой автобус, и покатили по дорожке меж плит и оградок, а потом по городской улице. Светофоры мигали, прохожие торопились пройти по переходу, автобус набирал скорость, двигался в череде машин.  «Был человек, нет человека», - обычно говорят в таких случаях. Будет ли здесь, на земле, еще три дня душа покойной?  Вознесется ли на небеса через девять? А ребенок остался, ребенок есть. 
На поминки, которые проходили в столовой, Таня не поехала.  Сослалась на отчет, который и вправду надо было заканчивать: теперь каждый квартал ей надлежало ездить в Москву, в головную организацию, предоставлять документацию для Налоговой инспекции. А это означало, что чаще видела Валю: через день они уже встретятся!
Таня приближалась к «Облонских-Центру», и сердце начинало стучать: простукивать насквозь. В коридоре и оранжерее было пусто: в большом классе шли занятия. Она, не раздеваясь, прямиком направилась к дальней малой аудитории, уже почти слыша размазанные редкие обрывки женского и мужского голосов за дверью. Остановилась, не доходя: что с ней? Да пусть живут, как хотят. Она здесь занимается бухгалтерией. Цветок алоэ попался на глаза. Засохшие пчелки так и сидели на зубчатом листе, замерев в порыве страсти с расправленными крылышками.    
- У меня есть Шуйский бальзам, - Евгений Борисович стоял позади. 
Крепко выпивший, утомленный: просто измотанный. 
- Неси стаканы, - кивнул руководитель и направился в дальний учебный класс.
Они сидели, как равные, за столом с наполненными до половины тонкими стаканами. Выпили молча, не чокаясь: помянули. Таня впервые в жизни приняла сразу такую дозу, на удивление, сделала это, не поморщившись. 
-  У моей мамы до меня был ребенок, девочка – моя сестра - она умерла в трехлетнем возрасте, -  доверял Евгений Борисович свои человеческие тайны. – Мама ее очень любила, и когда она была беременна мною, то ждала девочку. А родился я, мальчик. Но она так хотела девочку, что наряжала меня в ее платьица с кантиками и ажурными воротничками и нарукавниками. Даже в ее трусики. Я занимался в кружке вышивания, отсюда и фортепиано, и … Я очень хорошо понимаю женщин.
Евгений Борисович вновь разлил по стаканам бальзам. Рука его, с белыми, удивительно тонкими для крупной фигуры, пальцами плавала рядом, такая знакомая, зазывающая в музыку.  И опять она выпила спокойно, не дрогнув, прямо глядя в ответ, думая о том, как в объявленной войне ей удается войти в расположение противника, и как дальше все будет по-другому. 
- Хочешь? – глубоко посмотрел он.
Она молчала. Хор – обитель послушания. Хорист – клавиша клавиатуры. Только живая. А музыкант, играющий на этом живом инструменте, - дирижер.  Он – выбирает репертуар, он – руководит и расставляет по своему усмотрению исполнителей, его нельзя, невозможно ослушаться, иначе не польется единый певучий звук. Он следует партитуре великих композиторов, но в восприятии хористов и эти, великие, становятся частью его. Он – скрепляет на себе все.  
Белые руки воплощенного Саваофа приподнялись, будто задавая аккорд, легли на плечи. Неожиданно круто развернули к плоскости стола, грубо скатывая резинку трусов по ягодицам, и она лишь успела отодвинуть подальше пустые стаканы, чтоб не пораниться, да мелькнула в воображении кедровая роща, где такой же решимости ждала от Вали.   
Началась перемена. В оранжерее гуляли, сидели на диване студенты. Таня шла мимо оживленных, существующих, казалось, в иной плоскости бытия людей, испытывая стыд и странную сладость.  Подобное с ней уже бывало, в детском садике. Воспитательница запретила играть на батуте, а мальчишки все равно лезли на этот пружинистый круг и прыгали. Таня стала их отгонять, чтобы было так, как сказано, -  вернулась воспитательница, и наказала ее вместе с другими. Их водили по всем группам и заставляли снимать трусики. Дети – и мальчики, и девочки, - затихали и почему-то очень внимательно смотрели. Таня проваливалась сквозь землю, лицо наливалось огнем, а где-то там, внутри, в самой глубине, сахарным комочком таяла нега.  
В свободной учебной части Евгений Борисович, как большой карапуз, опустив брюки и выпятив над раковиной живот, пользовался краном, как душем. Теперь она рассекретила это таинственное журчание воды в безлюдной аудитории. Стояла, бдительно удерживая за спиной дверь.  
- Вы забыли, где ваше рабочее место? – спросил через плечо руководитель. 

                                         Генотип 

Она ждала, накручивая картины в воображении: входит Евгений Борисович и кивает на стаканы. Таня прикрывает их рукой и говорит: «Никакой выпивки. Только трезвые». Вынимает из его внутреннего кармана початую бутылку и выбрасывает в мусорное ведро. Так начнется великое перевоспитание: во имя хора, во имя всего певческого искусства!
- Здравствуйте, - внутри ее все вытягивалось по струнке при встрече с Бобруйским.
 Он вежливо кивал в ответ, иногда произносил: «Добрый день».
И ничего не свершалось. Будто ничего и не было меж ними. Бобруйский выпивал в своем кабинете с деловыми людьми или в одиночку, артистка Уланова вновь, спустя месяц, простучала каблучками в дальний класс. Стиснув зубы, глубоко втягивая носом воздух, Таня с самоотречением говорила себе: «Пусть она доставит ему удовольствие». Вода зажурчала из-под крана. Хор жил своей жизнью, отчетливо объединяясь лишь в праздности: съездили, попели, попили, разошлись.
 Женя Базукин засобирался в монастырь. Заглянул к ней: в долгополой черной рясе послушника, с длинной бородой – настоящий монах.  
- Ты разочаровался в хоре? – спросила его Таня.
Он посмотрел в ответ с удивлением. Улыбнулся, пожав плечами. Между ними, примостившись на уголке стола, выводила карандашом по бумаге рисунок ее дочка: она иногда приводила Сашу на работу, и даже оставляла на занятие хора. Новоиспеченный монах бережно погладил девочку по голове.
- Хорошо вам, женщинам, у вас всегда есть смысл: родить ребенка, вырастить ребенка.
- А у вас, у мужчин, такого смысла нет? 
- Я большой грешник, чтобы иметь детей, - опустил глаза бывший хорист.
Таня не стала продолжать тему: Базукина и прежде никто никогда не видел с женщиной.
- А я вам пирожки напекла, - зашла непривычно радушная Марина Игнатьевна. 
Монах от сладких пирогов отказался, а Саша откусила раз, другой, и так и осталась сидеть с набитым раскрытым ртом, не желая проглатывать.
- Ну, папа Женя, - заворчала Татьяна, - такая же тюфтя, все медленно, начнет есть, все исковыряет, никакого аппетита, - жаловалась она.
- Подрастет, все появится! – кивнул девочке Базукин. 
- Не-ет, - протянула Марина Игнатьевна, - я пожила, поверь мне: генотип, это такая вещь. Ничего не сделаешь! 
- Генотип? – задумалась Таня. – А воспитание?
- Что-то можно, конечно, привить, но, если папа копуша, так мы и будем: копу-уши, - умилительно протянула Марина Игнатьевна.
- Вы сами печете? – с удивлением указал на пироги Базукин.
- Да нет, конечно, купила.
Бобруйский уплетал пироги за обе щеки, с жадностью, с азартом, при этом красиво пряча, как в классическом пении, зубы, также изящно укладывал надкусанный пирожок на блюдечко. Прихлебывал чай, царственно поднимая фарфоровый стакан тремя пальцами, потирал руки в предвкушении еще чего-то более существенного. Рюмочка была уже пустой, со зрачком оставшегося на донышке коньяка. А слева, наискосок, стояла, окантованная рамкой та самая, понравившаяся Тане фотография: дедушка, нежно прижимающий неродную внучку к груди - как же он смотрел на малого дитя!
Все теперь словно было призвано убедить Татьяну в одной мысли: Бобруйский тот самый генотип, от которого родится особенный ребенок, и этот ребенок вернет его к настоящему творчеству! 
Евгений Борисович передал Татьяне факс с банковскими реквизитами, требовалось срочно выставить счет: ожидалось крупное спонсорское перечисление. Задор, энергия руководителя передались кассирше, которую он тотчас дал команду приказом перевести на должность главного бухгалтера. 
Перед новым годом она засыпала наставника «эсэмэсками» с поздравлениями и пожеланиями. Накануне праздника было общее застолье, песни и хоровод, все кружилось вокруг Бобруйского, он веселился, как мальчишка, танцевал со всеми вместе, в хороводе, и по одиночке чуть не с каждой хористкой. Они сами его приглашали, тащили в круг, а Малинина этого не могла. Она вообще не любила танцевать: сидела в сторонке, смотрела, поражаясь: сколько же в человеке сил! Мужички, выпившие не больше, чем он, осовели, клонили головы. А Бобруйский только расходился! И уже сам вытягивал на середину хористок, которые по малейшему его движению податливо выпрыгивали навстречу. И только Маша Петрова, словно не поняла позыва. Демонстративно отошла и села на диван, рядом с Таней, специально коснувшись ее локтя. Маша была единственной, кому Татьяна рассказала о случившейся близости с руководителем, и посвятила ее в свои планы по возвеличиванию хора.   
В Рождественские дни в «Облонских-Центре» проводились детские утренники. Стояла наряженная елка, был Дед Мороз, Снегурочка, игры, викторины. А потом малым составом пел хор. Выступления проходили два раза в день, руководитель поручил иногда дирижировать опытному Жене Чибиреву.  Над Татьяной висел годовой отчет: если в Налоговую инспекцию его надо было представить к двадцатым числам, то в бухгалтерию головного университета через три, четыре дня. К тому же Евгений Борисович взвалил на нее еще и отчет «Облонских-Центра», где он считался президентом. Через счет этой, юридически другой организации, прошли несколько крупных «проводок», по которым «платежки» имелись, а соответствующей договорной документации не существовало. Таня поздним числом готовила договора, счета-фактуры, созванивалась, как с теми структурами, откуда перечислись деньги, так и с теми, кому они уходили. Теперь ей становилось ясно, за какие средства хор участвует в фестивалях, ездит на концерты, и за счет чего руководитель, зарабатывающий сущие копейки, может позволить себе дорогой коньяк, такси и рестораны. 
  Она занималась работой, слыша, как за дверью шумят, резвятся дети, и как вдруг наступает тишина и начинает петь хор. В эти минуты Таня понимала – ухом улавливала – насколько незаменим для хора Евгений Борисович! Без него – все звучало не так, не хватало энергии, цементирующей страсти! 
Всклоченный, отяжеленный новогодним праздничным марафоном, он зашел к ней в кабинет. Вытащил плоскую бутылку. Налил, подал ей. Налил себе. Выпили без слов. Ей нравилось, что рядом, в пяти-шести метрах люди, ничего не подозревающие о них, звучит знакомое пение. Бобруйский посмотрел в глаза, рука его описала магнетический полукруг и легла на плечо: долгое ожидание тотчас разрешилось в ней тем счастливым запредельным чувством, которое любимый и любящий ее Валя высекал долгими ласками.  
Хор пел. Руководитель молча брал ее на столе.
- Богородице, Дева, радуйся, -  звуки набирали высоту, взбираясь по нотам.
Она, запрокинув голову, видела только его окаймленное бородой лицо со свисающей на лоб влажной прядью. Неистовый прекрасный лик пророка! И сам он безудержно впивался пальцами в ее длинные черные волосы, входя, врываясь, не оставляя от нее ничего. 
- Благодатная Мария, Господь с тобой…
Бобруйский вздрогнул, замерев, как это бывало с ним на последнем аккорде концерта. В это же миг раздался тяжелый стук. Краем глаза, через паутину сбившихся волос, Таня увидела упавшую со стола иконку Божьей матери, ответившую ей с пола потерянным взглядом. 
- Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего…
- Как думаешь, - в сбивчивом дыхании спросил он, - они нас слышат?
- Не знаю, - ответила она.
- Но мы же их слышим, - улыбнулся он.
 Она чувствовала – зримо видела – как детородное семя перекатилось в раскрытые пульсирующие меха, заполняя долгую, так мучившую пустоту. 
 - …Еси душ наших…  

                     Потрясающий музыкант            

Потягивало придатки, и казалось, что внутри зарождается жизнь, но с небольшой задержкой, как это бывает, когда ждешь и надеешься, пришли месячные. Жизнь снова превратилась в томительное тягучее, как сбитая запись, ожидание. Молчаливое пение без вокала.
«Может быть, встретимся?», - не выдерживая, отправила она «эсэмэску» человеку, который находился от нее в десяти метров. Ждала, держала телефон на столе, рядом, чтоб не проглядеть ответ, высвечивала монитор. Ничего.
Послышались шаги в коридоре: шаркающие, приволакивающие пятки. Он – к ней?! Сердце остановилось. Шаги пошаркали мимо, к дальней аудитории. Таня насторожилась еще больше, ожидая цоканье женских каблуков.  
Из оранжереи донеслись звуки рояля. Евгений Борисович музицировал в одиночестве: с ним это редко, но бывало. Занятию фортепиано она отдала семь лет и могла судить, насколько руководитель был хорошим пианистом!
 Марина Игнатьевна захватила ее с улыбкой на лице: вошла, также просияв, положила на стол перед ней раскрытую коробку конфет.   
- Ты унижаешь себя, как женщина, - припечатала «любимая жена». 
«Эсэмэску» показал он ей, что ли? – сердце теперь занемело.
- Ничего я не унижаю, – упрямо насупилась Таня. 
- Ты ведешь себя, как собачонка, - «любимая жена» кивнула в ту сторону, откуда лилась музыка. - Только хвостика не хватает, - изобразила она пальцем бьющейся хвост.
Таня хотелось ответить: «А ты, не как собачонка?».  
- Я не собачонка, - накренила она голову, - это другие собачонки. У меня есть цель.
Марина Игнатьевна повела подбородком, с большим любопытством приподняв брови. 
- Гении же не так просто получаются, – пояснила Таня.
У Марины Игнатьевны заметно расширились глаза.
- Шипилов, руководитель «Гамаюна» последним пьяницей был.  Его девушка полюбила, родила ребенка. Он сразу стал по-другому работать, теперь какой известный!  А рядом с нами - незаурядный человек, талантливый музыкант…  
- Потрясающий музыкант! – «Любимая жена», словно в восточном танце, подняла на уровне плеча две ладони.  
- У Евгения Борисовича нет последователей, нет учеников! От него может ничего не остаться, хор без него развалится. 
- Это ужасно! – воздела руки секретарша Бобруйского.
- Я рожу для него ребенка.
Марина Игнатьевна тихо улыбалась. Глядела с большим интересом. 
- Если уж так хочется родить, - повернула она голову, - то я бы тебе советовала выбрать твоего москвича.
- Почему? – удивилась Таня.
- Я видела, как он тебя встречал.
- Но он же не занимается хором!
Марина Игнатьевна вновь посмотрела с продолжительным вниманием. 
- Я бы от Евгения Борисовича, при всем к нему уважении, рожать, никогда не стала. Он из тех мужчин, которые озабочены только собой. Но -  тебе решать, - заключила опытная женщина. -  Музыкальный слух обычно передается по наследству, красиво загибала она пальцы. -  Энергии у него, хоть отбавляй. Еще больше наглости: без наглости в наше время не проживешь. Так что, если к этому приложить правильное воспитание, ребенок может вырасти очень даже ничего!
«Любимая жена» игриво передернула плечами, и Татьяне на душе заметно полегчало: теперь у нее была сообщница.
 Малинина с решимостью, преодолев стыд, вышла из своего закутка, приблизилась, прислонилась к инструменту. Он продолжал играть, самозабвенно, будто ее и не было рядом. 
Замерли пальцы на клавишах, угасал последний аккорд, музыкант поднял глаза, чуть виновато улыбнулся, отчего на правой щеке образовалась ямочка, как у малого ребенка. 
- Мне хотелось бы прорепетировать индивидуально, - вымолвила Таня.
Он лишь пожал плечом, нахмурился, как если бы его отвлекали от серьезных дел какими-то абсолютными глупостями. Ее окатил жар. Она осталась стоять, будто прибитая к выемке рояля. 
- Завтра чистый четверг, - проговорил наставник с середины зала. 
- Послезавтра, потом, - слабо произнесла Таня.
- А потом - Прощеное Воскресение. 
Так она и возвращалась к себе, словно разложенная на части.  Грешница, которая совсем не заботится о Божьем.
Жизнь шла, как во мраке. Что она видела? Что слышала? Полутени, и отдаленные голоса. Плита-камень навалилась, и не давала вздохнуть.
- Не переживай, подруга, - улыбчиво тряхнула белыми локонами Катя Еремина. – Это не смертельно! – и вновь отмерила ноготок на указательном пальце. – Я ж тебя предупреждала!
Таня вспыхнула – физически почувствовала взвившийся над нею столб пламени! «Да при чем здесь?!» – хотелось ей крикнуть.  Разве она ради этого?! Это вы все почему-то вертитесь вокруг вот этого наперстка, а она – ради всех вас же!  
Хористы перед репетицией шутили, обменивались новостями, все было, как обычно.  
 С детских лет Малинина ставила перед собой цель, и добивалась ее.    
«Простите», - отправила она ему утором Прощеного Воскресения сообщение. «Прости», - взрывной волной высветился на мониторе телефона ответ.
Как всегда, в конце квартала, перед поездкой, свалилось много работы: из Москвы требовали документацию по оплате обучения. Татьяна заходила к руководителю, показывая то одну бумагу, то другую: координируя действия. Бобруйский и она вновь находились в ощутимой близости: он возвращал документ, и взгляд его, как бы набухая, весомо задерживался на ней.  Оксана Симоновна также оставалась дотемна: готовила аттестационные документы студентов. 
- Ты еще не уходишь? – с подозрительностью положила она бланки на стол бухгалтера.
Малинина указала на разложенные кипами бумаги. 
- Как ты все это повезешь? – удивилась Оксана.
- Меня встретят, - улыбнулась Таня. 
- Хорошо устроилась.
Падчерица руководителя успокоилась, и заторопилась домой. Бухгалтер заперла за ней двери «Облонских-Центра». В полутьме, в свете настольной лампы она перелистывала перед руководителем отчетные материалы, указывая строку, над которой следовало поставить подпись, а начальник расписывался, не читая и не вдаваясь в подробности. Непомерная для него работа была завершена, он с облегчением вздохнул, кивком показал на дальний класс, взял с собой бутылку. 
Пальмовое дерево и кактус в оранжерее под уличным светом в большом окне виделись страшными фантастическими существами. Звучание хора, казалось, оживало в ночи. 
Она приостановила учителя и дирежера, взяв за руку, потянула к черному дивану. 
Входную дверь дернули, раздался стук, повторный, настойчивее и сильнее. 
- Не твой, случайно, тебя ищет? – тихо спросил Евгений Борисович.
- Нет, он не пойдет, - уверенно поднялась Таня. 
Одернула юбку, поправила кофточку, отворила дверь.    
- Ой, а я ключи от квартиры где-то забыла, - на пороге была Оксана Симоновна, - ты не видела ключи?
Влетела, стреляя глазами по сторонам. Ключи, конечно, специально забытые, лежали на столе бухгалтера. Падчерица начальника еще помедлила, помялась, ища повод, чтобы задержаться, пошла. 
  «Выслеживай, выслеживай, - азартно билось сердце Татьяны, - мы все равно успеем!»
Евгений Борисович в своем кабинете сидел перед кипой бумаг. Они вновь переместились в оранжерею, как заговорщики, достали укрытую за ножкой дивана бутылку, и Таня сама подставляла стакан, забыв о борьбе с выпивкой. 
Пуговки не вылезали из петелек, шелестела одежда. Звонок телефона заставил их замереть: длинный, нескончаемый.  Оба давились от смеха, ей хотелось ласк, хотелось наготы, он стал, по обыкновению, торопиться, разворачивать ее, как у стола, не раздеваясь. Снова зазвонил телефон. Как электропила, разрезал пространство. 
- Ответь, - с раздражением приказал директор.
Это был Поцелуев! Радовался, что все-таки нашел ее: мобильный был заблокирован. Давай рассказывать о вечных своих жизненных наблюдениях: не остановишь! 
- Представляешь, девочка, соседка моя, отличница, такая вся из себя ответственная, -  бандит какой-то ее то ли изнасиловал, то ли так, обманул походя. Ходила, как тень. А теперь смотрю - беременна. И гордая такая, как ослепшая, никого не видит. Оказывается, бандита этого посадили, и она стала ездить к нему в тюрьму.  Ездила, ездила, пока не забеременела!
Евгений Борисович пошевелился на диване. 
- У меня работы много, я скоро приеду, - по возможности спокойно произнесла Таня. 
- Я еще, когда сам сидел, понял: мужчину – ловят на силе, женщину – на унижении! – Продолжал открывать истины Валя, уверенный, что они ей страшно интересны. - Я этому поражался.  Девчонка лишалась рассудка по большой любви к насильнику! Именно такая, из недотрог. Бегала за ним, готовая на все, всеми силами желая доказать, что она – чиста, потому что все делает из любви, бескорыстна, потому что обязательно от него родит, ничего не требуя взамен, совершенно не отдавая отчет, что она хочет чистотой одолеть преисподнюю! 
Зачем это он рассказывает? Зачем?! – завертелось в голове Татьяны. А не здесь ли он, притаился и подсматривает? – прошило совсем уж безумное подозрение. 
- Какое счастье любить друг друга, как мы с тобой!.. - подвел он черту.
Руководитель полулежал, свесив ноги: спал, ни жив, ни мертв.  Накрученная возложенной на себя миссией по спасению хора и хормейстера, исправлению почти Бога, случайно оступившегося в Аид, истомленная все усиливающим зовом детородства, Таня готова была разрыдаться, и слезы комом перехватывали горло. Она с силой закусила тянущийся из груди стон, вопль, приподняла грузного мужчину, усадила: откинувшись на спинку дивана, наставник захрапел. Громко, как храпел ее охотник-отец. Стало легче оттого, что почти Бог был при этом и простым мужиком. Зачем Валентин рассказывал ей о той девчонке, которая спасала насильника чистотой? Захотелось быть, как она: перед ней ведь не насильник, а талантливый сбившийся с пути человек.  Таня сползла к его коленям, целовала ноги – теперь поклонница и ученица могла это сделать вволю, и в самой, казалось бы, не надлежащей для того позе, проявляла всю высоту души, помогая налиться детородному сеятелю крепостью. Зачем Валентин рассказывал ей о дочерях Лотта, подпоивших своего отца, чтобы забрать мужское семя: она была среди них. Зачем поведал про Фомарь, нарядившуюся блудницей, чтобы соблазнить своего свекра и понести от семени его? Вместе с ней она ожидала свекра у Храма.  И выходила, как Лия к Иакову вместо сестры своей.  Все они действовали строго в согласии с Законом, даденным детям Израиля: продолжали свой род. Она же, Малинка, жила тогда, когда люди забыли закон и утратили смысл поступков, свершая их и не зная: зачем? Зачем зерно ложится в землю, если не прорастет колос? 
Мужчина вернулся к ней из своего небытия и, сберегая семя, женщина потянула его к разверзнутым чреслам, к пахотному гнезду. Возделанный ее стараниями сеятель оступившегося в Аид воплощенного Саваофа предательски свис, как-то вмиг сморщился и напугано спрятался в мошонке. «Во», - вспомнила она мизинчик Кати. 
  - Ну, извини, - развел руками Бобруйский. И пошел. Пресыщенный, пьяный. Одинокий.  
«Вы потрясающий мужчина, - отправила она ему сообщение из междугороднего автобуса. И для большей убедительности добавила: - И потрясающий музыкант»,
«Целую. Люблю», - тотчас пришел ответ.

                                    Балда

Бобруйского словно подменили. Через день он сам приехал в Москву.  Позвонил ей, вызвался помочь – Таня как раз находилась в Финансовой библиотеке, собирала материалы для диссертации, которую со своими переживаниями почти забросила. Евгений Борисович свел ее с заведующим кафедрой экономики университета, пообещавшим выступить научным оппонентом. В номере подведомственной гостиницы, находившейся в том же здании, ее ждала ваза с фруктами. Он долго принимал душ, она сидела, отщипывала ядрышки черного винограда. Постель была широкой, двуспальной, с отогнутым краешком покрывала и зовущим уголком свежей белой простыни. Бобруйский вышел в халате, с гладко причесанными назад влажными волосами, одинокой прядью волос на лбу. Совершенно трезвый. 
- Вы хотите ребенка? – посмотрела верная сподвижница в упор.
Он остановился в растерянности.
- Все останется, как есть. Только будет ребенок, - добавила она.
- Нужно подумать, я не готов так сразу ответить, - улыбнулся руководитель.
- Месяца хватит?
- Месяца? – Бобруйский закатил глаза. 
Зазвонил городской телефон, он взял трубку: женский деловой голос сообщил, что ректор освободился и готов его принять. Уголок накрахмаленной простыни так и остался звать белизной.
Вечером Бобруйский снова позвонил. Таня как раз ехала с Поцелуевом в машине по областной дороге, и смогла лишь ответить, что уже далеко, и не сможет вернуться.
Она выключила телефон, посмотрела с опаской на Валю: но тот как рулил, с улыбкой, счастливо намурлыкивая мелодию, так и рулил. 
Сначала она стыдилась, боялась, что Валентин догадается. Потом, в дни и месяцы полного мрака в душе, даже хотела, чтоб он все понял, спас и вытащил из этого молоха. Но Валя встречал ее, как встречал, радовался, балагурил: то ли так верил ей, то ли ему было все равно? «Чувственный театр», - сказал он когда-то. Пусть и будет: чувственный театр. Тане стало даже нравиться, что она такая, как все эти, современные женщины, вамп или как их там еще называют, что у нее трое мужчин, и каждый из них не похож на другого. 
За отведенный на раздумья месяц Бобруйский был неузнаваем: на трезвую голову встречался с людьми, постоянно куда-то спешил, решил открыть отделение по подготовке вокалистов. 
- А дома, как он сейчас, пьет? – спросила Таня его падчерицу.
- Да нет, вроде, особо, - пожала та плечами. 
Свершалось! План ее приходил в действие.  «Вот мы уже и не пьем», - послала она ему на радостях «эсэмеску».  «Ради тебя я готов на все», - пришел завораживающий ответ. 
- Мы можем обойтись и без этого, - смело отставила Малинина его стакан, когда он завернул к ней чуть навеселе. 
  Евгений Борисович посмотрел протяжно и, усмехнувшись, тепло произнес:
- Балда ты, Таня. 
Она уже поняла, что ее «подшефный» расположен к близости, когда все происходит как бы между делом: вокруг люди, и никто не заподозрит уединившихся по неотложным вопросам директора и бухгалтера в иных взаимоотношениях. «Отстрелялся», и был таков.
Ровно через месяц, день в день, с утра, она отправила ему сообщение: напомнила об их договоренности, дает ли он добро на рождение ребенка? Шла на работу, удерживая телефон в руке, укоряя себя, что поставила его перед выбором: мужчины ведь нерешительны. Надо было ставить перед фактом: куда бы он делся? «Мобильник» кратко проиграл музыку.  «Да», - высветилось окошечко.    
   Малинина раскладывала на рабочем столе бумаги, а мечты улетали в будущее. Видела, как Евгений Борисович гуляет с коляской, когда она готовит отчет. А потом репетирует, вдохновенный, выступает на концерте, пламенный, а колясочка тут же, стоит в углу, и он нет, нет, да в нее заглянет… 
   - Что ты мне здесь пишешь?! -  ворвался Бобруйский в бухгалтерский отсек с телефоном на перевес. - Инесса Юльевна мне показала твои художества!  
Инессой Юльевной звали его жену. 
-  Вы же мне отвечали… - произнесла Таня со слабой надеждой.
- Я?! Отвечал?! Да я вообще не умею читать эти эсэмэски! Не знаю, куда здесь нажимать, я по нему только звонить умею! - потрясал он аппаратом. 
Она все поняла: отвечала жена или падчерица. Ее ведь сразу смутило это внезапное: «Люблю. Целую».  
-  Если хочешь со мной быть, – грозил он пальцем, - ты должна извиниться перед Инессой Юльевной! 
Татьяна молчала, клонила голову.
- Публично!
Руководитель опрометью призвал в свидетели Машу Петрову и Марину Игнатьевну. 
 - Вот, смотрите, вы умеете открывать сообщения, откройте, - протянул он телефон женщинам. – Все знают, что я добропорядочный семьянин! Я двадцать лет в счастливом браке. Бог нам не дал обоюдных детей, а наша тихоня Танечка Малинина решила поиздеваться над моей женой! Она мне, видите ли, объявила войну! Мне, который пригрел, дал работу, не бей лежачего! Я требую, чтобы Малинина извинилась перед Инессой Юльевной!   
Ее вновь водили по детскому садику, из группы в группу и заставляли снимать на виду у всех трусики. 
- Не буду, - с твердостью опустила она голову перед руководителем.
Бобруйский круто развернулся и ушел.
- Ничего себе! Малинину е..., - заключила юная Маша на простецкий лад, -  и Малинина же извиняйся! 
Последнее слово было за Мариной Игнатьевной:
- Она давно уже не Малинина. По мужу у нее фамилия: Ползунская. 
Мир перевернулся. Золотая медаль после окончания школы, красный диплом, диссертация – ничего не значили. Впервые вечная отличница решила отступить от намеченной цели. Бобруйского для нее больше нет, твердила она себе, и ничего меж ними не будет, и не появится ребенок, пусть живет, как привык, спивается, распутничает, пусть разваливается хор, все летит в тартарары, и что с ней станет, безразлично. 

                                 Великий укротитель

Спасала работа над диссертацией. Теперь материалы складывались один к другому, в ощущении зыбкости всего сущего, тема раскрывалась со всей очевидностью и закономерностью: «Банковская безопасность России». 
Готовя документацию «Облонских-Центра» она участвовала в установившейся системе «перечисление – откат», и по-женски жалела средства: ведь если бы хор действительно распоряжался всеми приходящими деньгами, то можно бы хористам выплачивать зарплату, устраивать фестивали, а то и, действительно, построить стеклянный купол для певческих концертов! Таня даже к Евгению Борисовичу с этой темой подходила, тот ответил, что категорически против профессионализации творчества: «За деньги птичка в клетке поет». Но также добавил, что без цепочки, которую он отлаживал годами, никто копейки не даст. То-то они не в клетке?   
Подняв документацию «заказчиков», ей открылось, что те также получали средства под «заказ», явно завышая расценки и не имея никаких производственных возможностей для его воплощения: фирмы «присоски». Таким образом, бюджетные деньги, минуя череду счетов, выходили в «свободное плавание». И опять она думала: хор – реальность, он существует, и мог бы сам зарабатывать, если бы деньги могли попасть к тем, кто его хочет слушать. Но деньги, как в фильтре, оседают в промежуточных структурах, не производящих товара и не поющих. Банк наращивает финансовый оборот, прокручивает одни и те же капиталы, не подтвержденные произведенным продуктом. Игра на курсах двух ходовых валют окончательно лишают его интереса к кредитованию производства, потому что прибыль от перекладывания средств из одного кармана в другой куда эффективнее и быстрее отдача. Как в сите: куда не качай, а мука просеивается. Деньги, в буквальном смысле, делаются из воздуха, или из ничего, но это возможно до той поры, пока баланс между реальной человеческой деятельностью и созданной видимостью, не обеспеченной средствами, не достигнет критического предела. 
Научный руководитель, еще молодой человек, но уже доктор наук, вице-президент коммерческого банка и племянник директора ивановского Госбанка, с восторгом одобрил ее черновые изыскания.  Двухметровый красавец, он подвез аспирантку на отливающей синью черной машине, показав по пути свою только что купленную двухуровневую квартиру в элитном доме и предложив побывать в его загородном еще не достроенном коттедже. Ей надо было выходить, и она заметила, как взгляд его скользнул за оттопырившийся на выдвинувшихся плечах кармашек выреза на платье.     
Таня углубилась в Интернет, штудировала материалы в Научной библиотеке: оказалось, на обозначенную тему уже существуют серьезные труды, и почему к ним никто не прислушивается, не бьет в колокола? Она писала диссертацию, скрупулезно выписывая из чужих работ цитаты, добросовестно ссылаясь на имена авторов. 
В Москву, для работы в библиотеках, приходилось ездить чаще. И Валя стал за это время опять ближе. Они сносились в Крым, где у него была своя квартира, куда он не мог ее привести. Снимали «жилье» в доме, где некогда жил писатель Грин. Подарил книжку «Алые паруса» и, наверное, видел в ней ждущую своего капитана – его! -  Асоль. Она ждала. Долго. А теперь просто хотела радоваться морю, солнцу и даже занюханной квартирке, где прозябал некогда этот писатель. 
 На парашюте, который привязывают к катеру, Малинка летела над морем, и казалось, ничего больше нет, никакого хора, руководителя, так измучившего ее, а есть лишь синь внизу, пенные волны, Валя, целящий в катере объективом фотоаппарата, и легкость. 
Как всегда, через три дня Поцелуеву надо было уезжать, лететь в дали дальние. Он исчез, и тотчас, еще здесь, в красочной зелени, вблизи морского дыхания, начало звать, всасывать в себя то далекое, оставшееся в родном городе: крохотный кубический кабинет, «Облонских-Центр», хор. И руки дирижера, являющиеся из темени перед сном.
Обратный билет был взят так, чтобы вернуться к поездке – на теплоходе, несколько хоров отправлялись с выступлениями вниз по Волге. 
В турне участвовал известный фольклорный объехавший весь мир ансамбль «Гамаюн», где руководитель был Андрей Шипилов, а солисткой его жена и спасительница. 
Все исполнители легендарного ансамбля – оказались семейными парами. И каждая семья – многодетной, поскольку называли себя православными, и жили, согласно заповедям - женщины не предохранялись и не делали абортов, а рожали, сколько Бог пошлет. «Гамаюновская» детвора пузырилась отовсюду: от малых до большеньких вдруг лезла из-под скатерти стола, неслась табуном вдоль борта, сновала визгом на палубе. «Гамаюновские» женщины в долгополых свободных одеяниях, расшитых лоскутиками, как заплатами, с распущенными волосами или косами, многие из них беременные, привольно разгуливали по теплоходу, будто и в самом деле были певчими птицами с человеческими головами, как птица Гамаюн. 
- Сколько из них от тебя? – Евгений Борисович покровительственно бросил руку на плечо руководителя Андрея Шипилова: они были старыми приятелями, однокурсниками. Рая Пулькова, знавшая их по тем временам, рассказывала, что тогда простоватого невзрачного Шипилова всерьез не воспринимали, а имя Бобруйского уже гремело по всей консерватории и молодежным вокальным коллективам.    
Таня видела и слышала их, стоявших вдвоем у борта теплохода, из своей каюты.  
- Жень, ты же знаешь, я такие вот всякие разговоры с юности не терплю, - густой голос егоказалось, попросил пощады. 
- А что ты так нервничаешь? – погрозил Бобруйский пальцем.  - Пока женщина не прошла дрессировку, как животное, она тебя измучит, всех вокруг измучит и себя замучит.
- А петь как? Животное петь-то, как должно?
- Ты когда-нибудь слышал от женщины слово «душа»? 
- Не помню, - всерьез озадачился Шипилов. – Не обращал внимания.
- Мужчина говорит: «душа болит», «душа зовет», «душа просит». А женщина так говорит? 
Шипилов пожал плечами.
- Женщина слово «душа» не употребляет. – Продолжал наставник. - У мужчины душа живет сама собой. Может болеть, может требовать. А у них – она от тела не отделяется. Она там. Они, брат, не горлом поют, не душой, а другим местом. 
- Мать, кажется, говорила: «душа не на месте», когда не знала, что со мной? – Вспомнил Шипилов.
- Правильно, по поводу своего ребенка, своей плоти.
- Ну, тут какой-то Фрейд, я в этом не силен. 
- И мужик в хоре, -  палец Бобруйского указывал вперед, перед собой, туда, где перед ним, видимо, располагался хор, - должен стать бабой. 
- Прости, может быть, я не столь сложный человек… - брал все более шутливый лад руководитель «Гамаюна».
 Первой остановкой был монастырь, куда ушел от мира Женя Базукин, теперь отец Илларион. 
Отец Илларион показал монастырские покои и провел к источнику, исцеляющему от бесплодия и дарующему рождение чада. Здесь все участники поездки вместе сфотографировались: Евгений Борисович, дружески обняв знаменитого сокурсника, - они в центре, и два хора, вперемешку, по обе стороны, усыпанные детьми. 
Таня, раззадоренная бесконечным детским счастливым гомоном, отстала от остальных хористов и, пока те ходили в трапезную, окунулась в ледяной Святой воде. От кого теперь должна была она родить младенца, если уж решила, что не от руководителя? Искупалась, и поставила свечу в Храме.
Концерт напомнил фестиваль в Венгрии: вышли одни, и ничего, казалось, лучше быть не может. Спели они – «хор Бобруйского» - рукоплескания, восторг! Но вот поднялись на сцену «гамаюновцы», и будто никого не было прежде. Они и вышли уже в музыке, в раздумчивости, выстроились и молитвенно затянули песню, которую большую часть публики прежде слышала в исполнении давно опочившего хрипящего певца, и заподозрить не могла, что ее может петь хор: 

              Над обрыво-ом, по над пропастью-у, по самому-у по краю-у…

Заводили мужские голоса: исподволь, приглушенно, когда над пропастью – и наездник весь напряжен, вцепившись в вожжи.
                   
             Я коней свои-их нага-айкою-у стегаю-у погоняю-у-у…

Он разгонял, этот наездник, коней, - низкие мужские голоса утягивали в стремительный бег, в безудержность, когда неминуемо, все равно пропасти не миновать!

              Чу-у-уть по-оме-едлен-е-е, ко-ни, чу-у-ть п-о-оме-едлене-е… 

Вступали охранной удерживающей светлой поднебесной силой голоса женские. И уж не над пропастью, а по краюшку высокого неба мчались прекрасные кони.
И слившиеся, общие, здравомыслящие, сдержанные мужские и женские голоса подхватывали:
 
              Я-а коне-ей напою-у…

    Молодая жена Андрея Шипилова пела, стоя в центре, рослая, дородная, будто ожившая снежная баба на площади. А ведь и не скажешь, кто важнее, что существует на свете такой ансамбль -  Шипилов, который его создал, как музыкант, или она, женщина, благодаря которой смог выразиться талант музыканта?   
И не овации раздались, а трепет рук, боязнь потерять это, поселившееся внутри, ширящее, единое.
Слушатели брали в кольцо выступивших, спускающихся с помоста «гамаюновцев», тянули им для подписей их фотографии, просто лоскутики бумаги.   
Малинина тоже держала диск с песнями «Гамаюна», ожидая, когда стечет этот людской поток. Хотя дальше хоровые коллективы вместе отправлялась на теплоходе, и она могла напрямую обратиться к руководителю ансамбля.      
Что-то заставило ее повернуть голову. Евгений Борисович стоял в отдалении, под деревом, совершенно один. Первым движением было: подойти к нему. Но после того, как он требовал извиниться перед его женой, она твердо решила – общаться с ним только по делу. 
Андрей Шипилов взмахнул руками и пошел, как птица с поднятыми крыльями. Малинина подумала – к Евгению Борисовичу. 
Но напротив, также поодаль, прислонившись к машине, нога на ногу – стоял Поцелуев! Они обнялись с репликами удивления: 
- Ты откуда?!
- А ты как?!
Она втайне была горда, что Поцелуев был другом руководителя «гамаюновцев». Да больше, чем другом, свидетелем на его свадьбе! А могла бы она быть, чего тогда уперлась, не согласилась. Все равно женой Валентина не стала!  И не пойми кто ему… 
Круг передвинувшегося за известным музыкантом народа захватил с собой и Малинину. Теперь уже Валентин распростирал руки, выдирал ее из людской массы, в центре – оказалась она.   
 Таня еще успела бросить взгляд на то место, где видела под деревом одинокого рослого бородатого человека, но Евгений Борисович будто испарился.
 Банкет проходил на корабле, на верхней палубе. Руководитель «Гамаюна» зазвал в застолье и «закадычного приятеля» Валентина Поцелуева, которому, как выяснилось, был «бесконечно признателен»: именно Поцелуев некогда и дал впервые в эфире радио сюжет о Шипилове и его спасительнице жене, создав легенду!  
- В чем высшее наслаждение жизни? – Поднял бокал Женя Чибирев.
- Ты прямо говори: в хоре! – нетерпеливо выпалила Рая Пулькова.
Чибирев масляно лоснился, не торопясь с ответом.
- Да ладно, ладно, не маленькие, знаем, в чем! – Улыбалась с определенным подтекстом Катя Еремина. 
Солист ивановского хора Чибирев интригующе смотрел на Андрея Шипилова. Да и все глядели на него, прославленного музыканта! 
 Малинина сидела между Шипиловым и Валей, в неловкости также чувствую себя центром застолья. 
Вдруг пространство в ее ощущении странно переломилось. Что-то было не так!  В отдаленном углу одиноко сидел Бобруйский. И никто, даже окружающие его Марина Игнатьевна и Лариса Уланова, подавшись туловищами вперед, не обращали на руководителя никакого внимания! 
Евгений Борисович, откинувшись на спинку стула, чертил ножом по пустой тарелке и тоже искоса, с полуулыбкой, посматривал на Шипилова. 
- Евгений Борисович, - обратился к нему гамаюновский руководитель, видимо, желая уважить бывшего сокурсника. -  Ты наверняка знаешь, в чем высшее наслаждение?
Дирижер «Облонских-Центра» поднялся. Неторопливо обвел взглядом окружающих. 
- Добро, истина, красота, - заговорил он, будто давал интервью для телевидения, - эта триада…   
- Три ада – это много, - разделив слово, наморщился, будто от горечи, Шипилов. – Вот кто у нас специалист по наслаждению, Поцелуев?!  
Евгений Борисович, как-то совершенно ошарашенный, непривычный к тому, что его кто-то может перебивать, постоял с рюмкой, сел. Марина Игнатьевна с Улановой мельком глянули на него и вновь устремили сладостные взгляды - теперь уже к Валентину Поцелуеву.
- «Цитирую «Чингисхана: «Наслаждение и блаженство человека, - Поцелуев умело изображал великого монгольского завоевателя, - состоит в том, чтобы подавить возмутившегося, победить врага, вырвать его с корнем, гнать побежденных перед собой, отнять у них то, чем они владели, видеть в слезах лица тех, которые им дороги, ездить на их приятно идущих жирных конях, сжимать в объятиях их дочерей и жен…»  
Малинину прошил стыд, чувство вины, будто она участвовала в нехорошем сговоре: Бобруйскому даже не дали договорить!  Кто такой этот Шипилов?! Все могло быть иначе, это Евгений Борисович мог, и должен был ездить с их хором по всему миру!.. 
Взгляды встретились, и руководитель сделал движение головой.
Бобруйский уходил. И она поднялась. Пошла следом. Зачем? Она же приняла решение! Никаких личных отношений! А кто поддержит, вселит веру? Ноги, одеревеневшие, непослушные, шагали. Ступали: раз, два, три. 
- У меня есть Шуйский бальзам, - слово в слово повторил он то, что произнес тогда, когда все началось.
 Они спустились вниз, прошли на корму, где пенилась за бортами вода, и летели брызги. 
  Он подал ей плоскую небольшую бутылку, и она крупно отхлебнула из горлышка, будто там, за столом, мало было всякой выпивки. И он запрокинул дно: вкатил в себя все содержимое. 
- До недавнего времени я еще верил в женщин, - посмотрел руководитель прямо, - а теперь разочаровался окончательно.
И снова ее прибил стыд: выходило, что это он из-за нее разочаровался. Она разочаровала! Она, которую всегда так хвалили учителя в школе и называли «звездочкой», которая все пять лет была первой среди студентов в институтском рейтинге!  
Руководитель разворачивал ее к борту, задирал подол.
Дети выбежали гуртом, стали играть в догонялки, цепляясь на крутых поворотах за ноги взрослых.
Он повлек ее дальше, вниз, в трюм, открыл тяжелую железную дверь в механический отсек. Там, наверху, был Валя, как она посмотрит ему в глаза и что скажет?! А почему она думает, что скажет ему, и не думает, что скажет Жене? Он же муж?! Громыхали моторы. Все тряслось, было сумрачно, маслянисто. Руки уперлись в горячий, все нагревающийся липкий металл.  
И ничего, кроме накаленного железа, не чувствовала она, и даже казалось, что ничего и не происходит, только жара, пот со лба, и скорей бы, скорей.    
 Она поднялась по ярусам теплохода, наполняясь пластами освежающего речного воздуха.
- … В смирении, - наверху продолжал разговор о высшем наслаждении отец Илларион. - Только не путать с покорностью, в смирении, как высшем высвобождении от кабалы страстей…
- Валентин ушел – у него же машина на берегу, - обернулся к ней Андрей Шипилов, - просил передать, что завтра с утра встретит тебя в Кинешме: мы там причаливаем…
Она теребила для успокоения кончик свитера крупной вязки, недоумевая, почему его колечки влажные и осклизлые. В каюте, по запаху, ей стало ясно, что Евгений Борисович использовал ее свитер, как кран в учебной части.
К утру остро тянуло придатки, как бывает при беременности - ну, да у нее, бывало, и от малой простуды их тянуло, а здесь все-таки река. 
Утром Поцелуев ждал на берегу, широко открыв дверь машины. «Наверное, Евгений Борисович прав, - подумала она: - У мужчин – душа. А у нас - место для дитя, которое мы постоянно слышим, потому что ждем дитя, даже когда его нет». 
Они поехали к Валентину в гостиницу: по приволжскому берегу.
- Значит, смысл жизни в унижении другого человека? – спросила она.
- Почему это? – округлил он глаза.
- Ты же сам говорил: «обнимать чужих жен».
- Это не я, это, опять же согласно легенде, говорил Завоеватель. И не смысл жизни, а высшее наслаждение. Для него.
- А для тебя? 
Она хотела услышать: «в тебе», «в любви». Но мужчина, оторвав руки от руля, показал ими ширь бытия:
- В причастности.
Как он ничего не замечал в ней?!
- Улыбка у тебя хорошая, - провел он по ее волосам, - такая светлая!  
Душ успокаивал. Палец нащупал зев матки: шли дни, когда матка должна быть раскрытой, если же этот округлый и волглый, как у пиявки, ротик прежде времени захлопнулся, затянулся, словно зарос, то… зачатие. Неужели?
Поцелуев зачем-то оставил ей журнал со статьей своей жены Непорочной. Она уже начинала читать, не захотелось. Чуть в урну не выбросила: не смогла, чужой труд бабушка приучила ее уважать. А сейчас поманило. Вытащила журнал из сумки, свернутый трубочкой. Раскрыла: «Неутомимый…»
 
                          Неутомимый пришелец

Уже несколько тысячелетий, из поколения в поколение, он не мог понять, не мог уловить: как это происходит? Вот уж знал, вот оно, подступило, и сейчас будет, и вновь – пропускал это чудо – как случилось?! Кто, где? - тот Незримый, Пославший сигнал? Пришелец только обнаруживал – вот они были вместе, неразлучные, неразъемные, в одной человеческой клетке, -  и порознь! 
Их, двадцать третья хромосомная пара сразу была иной, совсем непохожей на остальные! Двадцать две - состояли из одинаковых генных соединений – из двух Х-хромосом, как им дали название люди. И лишь одна, делающая человека именно мужчиной, - из Х и Y хромосом.  Остальные, как существовали, так и продолжали существовать в человеческом теле, вместе с ним же обреченные на неминуемый тлен. А половой хромосомный набор получал шанс на бессмертие! 
Пришелец вновь испытал это упоительное сладостное кружение в потоке извергнутого семени и, выпав в колышущееся, пульсирующее нездешним кровообращением женское лоно, мгновенно устремился вперед. Он мчался наперегонки с неисчислимыми десятками миллионов своих космических вариаций – сперматозоидов, наделенных тем же набором данных, что выпали ему. Зачатье! – вот она, цель. Если нет его, ты станешь омертвелой плотью, которую бесследно вымоют полые воды. Произойдет Зачатье – ты обеспечил себе Вечность. 
До сих пор – он возрождался в мужчинах, поэтому и нес в себе долгую родовую память, названную генотипом. Пришелец все помнил со времен Сотворения мира, но не дано ему было понять: кто, как и каким невидимым пером наносил черты поколений на тончайшую полоску сахарозы длиною в человеческий рост, скрученную мельчайшим клубком в молекуле ДНК?  Каждый из людей оставлял на ней свою отметину, не касаясь рисунка, пришедшего от первого пращура. Как и заповедано в Книге: 
                
                          …Я – первый, и в последних тот же…..

Пришелец унаследовал память о временах, когда на земле жили одни рептилии, не имеющие мужской хромосомы. Женский мир был осклизлым, кишащим, не пытавшимся осознать себя. И тогда Господь вдохнул в плоть жизни «Y-хромосому». И если каждая из двадцати трех пар женских «Х-хромосом» имеет возможность, как велосипедист в тандеме, отдохнуть, набраться сил, пока напарник крутит педали, а потом, восстановившись, снова взяться за работу, то мужской единственной «Y- хромосоме» –   не на кого переложить ответственность. «Y» в труде без передышки, и восстановиться может только за счет себя. За счет борьбы внутренних генов, моделирующих во временном человеке его вечную данность, характер, черты, поступки, - его отношение к добру и злу. Через Y-хромосому внедрился в рептильный мир Вселенский дух, и через нее же может исчезнуть…
Сперматозоид, это фонтанирующее обличье Пришельца, был крепко навеселе! Он упивался своей легкостью и удалостью! Лихо расталкивал собратьев, пробиваясь к желанной цели. Хотя и они, его вариации, были такими же разгулявшимися, нестерпимо настырными, оттого, в давке, в расхристанном оголтелом движении гибли полчищами и потоками, а иные, здесь же, бок о бок с ним, засыпали на ходу. Похмелье скоро начинало мучить и его: ведь уже не в первом поколении на записывающей сладкой ленте все отчетливее и болезненнее отмечался ген, ответственный за алкоголизм. Пришелец с нестерпимою жаждою успокаивал себя мыслью, что отыграется за все страдания потом, понуждая родившегося человечка к безмерной усладе зельем.
Одолевала и одышка: с каждым поколением люди все меньше двигались, противясь предначертанной природой сущности и восполняя недостающую естественную энергию так называемыми препаратами. К тому же в седьмом поколении один из его предков носителей, из разорившихся, бросивших родовое гнездовье дворян, перенес тяжелую венерическую болезнь, и только в те годы появившийся пенициллин спас его отравленную жизнь. По другой ветви, из крестьян, получивших вольную и побредших по свету, тоже пришла недоброкачественная наследственность: на чужбине человек теряет стыд, - проще отдаться похоти.
Он также помнил, как некогда носитель, мужчина, перед первой брачной ночью на сорок дней удалялся от мира, вкушал пищу и готовился, оставаясь наедине с собой и Господом. А наступал срок, и прежде, чем войти в женщину, свершал молитву, призывая силы Небесные, перед чреслами ее, понимая, что предстоящее – вселенская великая эстафета. Причастие к таинству Божьему, которое не обретешь даже в молитвенном доме. Где он – всего лишь посредник, и семя его -  либо смертная плоть, либо вечный Дух.
Сперматозоиды впереди внезапно всполошились, разбегались по чреву в стороны. Пришелец также, собрав все силы, резко метнулся вбок, краем зрения успевая заметить, как хищная пасть вируса сомкнулась, пусто лязгнув, прямо у его конечностей. Пришелец стремглав летел теперь поперек общего движения, будто мотоциклист по отвесной стене. Акульи зубы громадного, страшного хищника прожектором блистали за спиной, хватая, заглатывая на ходу десятки, сотни тысяч сперматозоидов.  
Пришелец скатился в ложбинку, как воин в окоп. Растекся по дну ее, затаился, замер: почти исчез. 
 Как быстро даже у него, все помнящего и знающего, менялось восприятие жизни! Вот только он был частью мужчины, и ему нравилась легкость и доступность женщины, которая не заботилась о детородстве, а искала, как и мужчина, наслаждение. Но здесь, в женской утробе, брошенному на выживание, ему хотелось схватить за руку ту женщину и провести ее по своему прошлому.
В начале двадцатого столетия, в годы революции, Пришелец потерял родного брата близнеца. Вирус присосался и пожирал, пожирал уже зачатую живую плоть, и каждый укус, это страшное кровожадное смакование, отражались на нем -  и страх пожирал его. Он ждал, бессильный к сопротивлению, когда хищник подберется к нему, уже ни на что не надеясь. Но вирус насытился, и заснул, как способны дремать они годы, дожидаясь новую жертву. 
Человек, тогда родившийся, был как вирус: уничтожал и уничтожал себе подобных. 
Каким счастьем отсюда виделись плодоносные времена, когда детородное лоно охранялось пуще любого богатства: развязывались войны, если чужак посягал на него, и женщине, разверзшей чресла свои вне семейного ложа, не было пощады.  
 Женщина – поле – и законами, заветами, моралью и суровым наказанием мир заботился, чтобы семя пало на почву сдобренную, прополотую от сорняка. Посланник попадал в чистое сохраненное чрево, где, напоенное кровью только что разошедшейся девственной плевы, вершилось Зачатие – смешивались два генотипа, две данности, прорастая новой жизнью. Посланник также царственно и безмятежно устраивался в женском чреве, уже выносившим не одного ребенка, как в выделанном, отгладившимся удобном седалище. И оно было пригодно для родов, и становилось вместилищем Духа, ибо душой, красивой или убогой Господь наделяет каждого, а Дух передается из вечного бытия от тех, кто сохраняет Его.
Ненасытный вирус рвал и метал, пожирая бегущие ему прямо в пасть стада. Расстилаясь по ложбинке, так, чтобы не видно было из-за краев, Пришелец медленно полз по-пластунски. Стремглав метнулся за хоботок матки. Хищник остался по другую сторону поедать собратьев! А он вновь был тем редким избранником, который на протяжении веков оказывался в женском лоне тогда, когда узкие родильные врата - были раскрыты! В нужный срок полной женской луны!
Пришелец счастливо скользнул за порог, и тотчас склонился, сжался, упрятывая главное в себе: сахарную пленку с нанесенными на ней письменами. Чуждый дух напалмом бил навстречу, выжигал, пытаясь стереть и переиначить пронесенные им через века знаки. 
Шестнадцать поколений назад он, неготовый к такому испытанию, едва уцелел в подобной страшной переделке и дал плод с измененным генотипом.
Тогда отец, крестьянин с соломенной головой, все косился на своего чернявого малыша, тянущегося ко всякой музыке и танцам. И гонял, бивал жену по пьяному делу, принесшую ему непохожее чадо. Жена была не то, чтобы совсем невинна: она спуталась с веселым скрипачом, когда муж служил в солдатах, да и полюбила, знать, гулящего человека. Пришелец это все узнал, когда с выброшенным семенем старого солдата очутился в бабьем логове, и сразу же его повело, закружила музыка и песнь. И он, доселе продолжавший род простодушных упрямых крестьян, вобрал в себя иную суть: вписались чужие письмена.
Бывший солдат болел, слабел, считая, что старые раны дают о себе знать, бабки ворожеи говорили о сглазе, о порче, и поили мужика колдовскими отварами.  
Пришелец знал, каким недугом тот был поражен. В оброненных скрипачом скрижалях хранилась притча о том, как заболел Египетский фараон, которому Авраам, из страха, отдал жену, назвав ее сестрою: «…и взята она была в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и рабы, и рабыни, и лошади, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона…».   Авимелеха, царя Геройского, Господь успел предупредить: «Ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». 
Два разных злака не могут лечь в одну лунку без ущерба друг другу.  Крестьянин волей своей, упрямством, молитвами переломил непонятную болезнь, а скоро, когда веселому музыканту ревнивый казак снес саблей голову, и вовсе оздоровел, расправился, дожив до внуков, которые, на его старческое счастье, родились с соломенными головами. 
Но светловолосых или чернявых мальчиков так и отличала странная тоска по иной жизни!
Пришелец был почти у цели. Яйцеклетка вызревала, наливалась спелостью, вынося с собой женскую «Х-хромосому». 
Можно было передохнуть. Только бы не задремать! Тысячи сперматозоидов заняли в ожидании позиции. Все во внимании, как затаившиеся перед броском охотничьи псы. 
 Время шло, тянулось, медленно, невыносимо. Сперматозоид рядом охладел, и другой, чуть дальше, растекся мыльной пеной. Носители мужской хромосомы стали вымирать.
 Пришелец чувствовал в себе еще большой заряд энергии. Значит, он может отныне впервые воплотиться только в женщине. Тоска скользнула по всему существу: тысячелетия был он -  он! Хранил в себе эту плату с чипом первочеловека! Зачем все? Его не будет, он растворится в этом океане, в этой бесконечности женской магмы! 
Но истина заключалась в том, что у него, точнее, теперь, у нее – в запасе было еще два дня! А «игрики» - были обречены. 
«Они вообще слабы и недолговечны», - с неожиданным женским шовинизмом подумал о мужчинах Пришелец. Некогда человек, который в клетке своей нес его нетленную сущность, прочитал в журнале статью о том, что мужчины на земле вымрут раньше, нежели женщины: потому что мужская Y- хромосома наследует все болячки, как по отцовской линии, так и по материнской. И накопленная масса отрицательной информации рано или поздно перейдет критический рубеж. Автор отпускал мужской особи на земле порядка ста пятидесяти тысяч лет. Правда, другой ученый доказывал, что волноваться не стоит: «мужчина» еще годков миллионов пять потянет. Может быть, мужчины и стали вдруг менять пол, делая невыносимо тяжелые хирургические операции, в интуитивном страхе мужского исчезновения и, таким образом, дезертируя с поля боя? Пришелец впервые с гордостью вспомнил о той записи в своих скрижалях, в которой во все времена не хотел признаваться даже себе: один из его предков мужчин, зарабатывая пайку хлеба в долгой тюремной жизни, стал исполнять роль женщины. Тогда «Y»- хромосома почти атрофировалась, и гипертрофировалась деятельность «Х» - хромосомы.
 Временный человек, прочитав статьи, отбросил журнал, как ненужный хлам. Но Пришелец задумался не на шутку: ведь это он накапливал смертоносные изъяны, и ему уже не раз казалась, что дальше невозможно, он ослаб, изнемог, он весь болячка. Пришелец знал многое, но, как человек помнит лишь время своей жизни и не способен заглянуть в будущее, так и он: помнил лишь время земного существования, и не знал конечной цели. И что, вот так, накопив дряни в себе, в этой дряни захлебнуться, и стать прахом земным, заражая своей порчей землю? 
Все вокруг, - женское ли чрево, вселенная ли? – содрогнулось, заходило ходуном, и почудилось, что никаких сотен тысяч и миллионов лет не будет, а вот оно – светопреставление!
Чужой проходчик своим отбойным молотком шурфил нежные горизонты шахты женского лона. И разъяренные орды чужого семени вулканической лавой устремились в материнскую сердцевину. 
Желанная, поторопленная женским оргазмом, яйцеклетка, набухая, выкатывалась, будто солнце меж горных вершин.
Пришелец, преследуемый спадающей лавиной, рвался вперед! Как бы ни были сильны гены, активирующие безумие, разрушающую страсть, - самые могучие гены в каждой клеточке человека те, что отвечают за выживание и продолжение рода. Пришелец уносил ноги, проклиная людей, поражаясь их беспамятству: как они все быстро забывали! 
Было: сладкую плотскую вольницу скручивали жесткие ветхозаветные родовые законы. Перестала действовать мораль, заповеди, явилась наука евгеника, и в предвоенной фашистской Германии, или в другой, далекой от нацизма стране, - в двенадцати штатах Америки, а по существу, негласно, и во всех остальных – прошла насильственная массовая стерилизация людей с выбракованной породой. Как ни бесчеловечны, кажутся, эти посягательства гомосапиенса на Божьи права, результат они дали: достаточно взглянуть на последующий уровень жизни в этих странах. Правда, и Вселенная не промолчала: откликнулась страшной войной, распространив локально изъятую человеческую ущербность по всему миру. Опаленная войной душа в изуродованном теле занесла в скрижали Пришельца ожоговые раны. 
Накапливается критическая масса (если даже не брать в расчет напасть иммунодефицита). Грядет – новая инквизиция: мысленно Пришелец тянул руку и голосовал на Всемирном форуме по спасению человека, как вида: «Принять закон о необходимости фильтрации людских пород». В злорадстве, под набегающей волной, ему виделся герметический отсек, где, будто цыпленка бройлера, содержат отобранную для скрещивания мужскую особь. И женщину, прошедшую родовой тест еще в раннем детстве, запирают до поры в специальной барокамере, надежно заменяющей девственную плеву.
 Пришелец сходу, как в лютый зной, прыгнул в дышащие свежестью воды яйцеклетки. 
 Он знал этот миг – долгожданный, редкий. Единственная реальность, когда незримый вечный мир приотворял оковы человеческого бытия. 
 Он был каплей дождя в бесконечном вселенском ливне, весело взбивающем пузырями безбрежный океан. 
  В невесомости у него исчезло – стало не ощутимым - и без того крохотное, почти отсутствующее тело.
 Он был – только письменами, занесенными на него от истоков времен. Какая разница, на чем они, на папирусе, бумаге, на полоске сахарозы или электронной плате? 
Он был – запечатленным словом. Был – душою, принесшей миру себя. Был – единым с сим миром духом. 
Он ведал – чувствовал во всем - присутствие Пославшего его. 
Пришелец окунулся в трепетно объявшие воды, хотел сделать глубокий нырок, полагая себя гибким дельфином.  И… стал тонуть, захлебываясь, вконец обессиленный трудными дорогами. 
Люди в жизни много говорят об экологии, о среде, которая формирует человека. Но мало отдают отчет в том, что первая, самая воздействующая среда: ткань яйцеклетки – в ней осадок всей женской жизни! Как в человеке за жизнь формируется или уничтожается личность, так здесь, в ткани яйцеклетки, в генотипе закладывается данность фенотипа. За двадцатое столетие Пришелец приспосабливался в питательной среде яйцеклеток, будто рыба-ротан в городских водоемах. 
Женская Х-хромосома легко, играючи, выплыла навстречу, и… этого он тоже никогда не мог заметить и осознать: словно коснулась чья-то легкая длань, и они уже были одним целым, крохотным плодом нового человека, еще внешне хранящим в себе приметы того и другого пола. И лишь слившаяся, вновь образовавшаяся хромосомная пара, знала, что она – девочка. Однотипная пара сразу зажила воедино, и пришедшая от женщины хромосома с более здоровой наследственностью потянула на себе хромосому, прорвавшуюся от израненного мужского семени. Природа яйцеклетки, в которую он попал в новом веке, была, на удивление, комфортна. 
Пришелец вновь порадовался, что стал частицей женского, а не мужского организма: можно отдохнуть, подлечиться, переложив обязанности на крепкую хромосому-напарницу. И разнежено заснул. 
… Рептильный мир наполнял землю. Рептилии, бесформенные и громадные, как волны океана, передвигались, жили среди высоковольтных линий электропроводов, гигантских атомных станций, турбин, железобетонных городов, которые все еще походили на жилые строения, если бы не полное отсутствие людей. Разросшиеся, бессознательные рептилии иногда застревали меж домов, заполоняя растекающимися телами улицы, закручивались в жерновах турбин, и сам Пришелец в тягучем тулове рептилии, накатившем на электролинию, бился в судорогах глобального искрящегося замыкания…        
В жути он вырвался из сна: вот ведь, были времена, когда он и подозревать не мог о существовании кошмаров. А теперь чуть понервничал, или ударил по мозгам алкоголь – так хоть не ложись! Он решил не спать. Да и какой сон?  
Пришелец плыл в девичьем тельце, словно в лодке под парусом, нежился в восходящих лучах зияющей жизни. Гены страстей, наслаждений, безумия уже завлекали картинами прекрасного человеческого бытия. Плоть требовала пищи и наслаждений. Как в прежних рождениях самым манящим из всего сущего грезилось яблоко женского лона, так теперь сохраненная память рисовала образ мужского сеятеля, как самую вожделенную часть вселенной. Хотелось скорее вместе с человеком появиться на свет и припасть к этой чаше проливающегося сладкого земного зелья.         

                                             Защита

Внимание все настойчивее фокусировалось внизу живота, и работа над диссертацией двигалась туго. Позвонила мужу, опять надолго затерявшемуся у мамы, просила прийти. 
Обняла у порога, прильнула, как наскучавшаяся и любящая жена. Без притворства, так выходило.  
Как с души спало: если вдруг, то вопрос перед мужем снят.
«Надо купить тест на беременность», - думала она по пути в Залоговый банк, где располагался счет «Облонских-Центра»: поступил платеж, требовалось срочно перевести деньги. 
На запертой наглухо двери висело объявление: «Звоните» …- и номер телефона внизу. Таня набрала указанные цифры. Ответила оператор страховой компании: банк приказал долго жить. Для того чтобы вызволить средства со счета, нужно было предоставить нотариально заверенные копии уставных документов и подать заявление, подписанное учредителями предприятия. Срок работы комиссии - не более шести месяцев. А потом, спустя это время, согласно установленной очередности начнутся выплаты. Три года не пройдет, как деньги в кармане! 
Предстоял юбилей хора, на проведение которого и предназначались средства. Время не терпело, Бобруйский названивал «своему человеку», который некогда и рекомендовал ему этот банк, гарантируя надежность: «Все схвачено». Но «свой человек» и сам был в панике: у него «зависла» сумма, перед которой счет «Облонских-Центра» просто мелочь. «Разрулим», - слышала Таня в рубке решительный голос. Проходила неделя, другая, и решительный голос посоветовал Бобруйскому собрать документы и ждать: пока страховщики не закончат работу – он бессилен.
Татьяна на практике столкнулась с материалом для диссертации. Схема была проста: банк под высокий процент брал у населения деньги. И прельщенные люди делали вклады. А выдавал кредиты банк под малые проценты – такие альтруисты, все для народа! Собрали с одних, с сотен тысяч, раздали другим, единицам. И устранились: все по закону, согласно разнарядке. Известная формула «деньги – товар – деньги» была отброшена за исторической ненадобностью. Действовала быстрая по отдаче, не требующая больших затрат, схема «деньги – деньги – деньги».  Люди хотели получать удовольствие, не собираясь растить детей.
Научный руководитель Вячеслав Вячеславович Сметанников с некоторым ошеломлением брал в считанные дни распухшую рукопись диссертации. На следующем занятии вернул труд и, высокий, красивый, холеный, поднял, будто сдавался, в знак признания несоразмерные фигуре узкие ладони. На полях, однако, игольчатым почерком были сделаны замечания. Первое: нужно было подкорректировать фамилии упомянутых в реферате авторов. Не потому, как он заметил, что они одиозны – это сейчас никого не волнует. Просто – члены аттестационной комиссии, тоже известные и почитаемые экономисты, в реферате на соискание научной степени должны увидеть свои фамилии. А также ссылки - на свои труды. Совсем иное впечатление! Второе: не меняя направленность мысли, смягчить тональность.
- Вы же в хоре поете, Татьяна Евгеньевна, - улыбался Сметанников, - спокойная, ровная тональность всегда убедительнее. Ведь все, на самом деле, всё понимают. 
- Тогда почему все так живут? – подалась вперед Татьяна, приподняв плечи.
И вновь взгляд научного руководителя с высоты его роста увяз за вырезом платья: было жарко, и она не надела лифчик. «Надо купить тест на беременность», - не к месту вновь пронеслось в ее голове. 
- Примите, пожалуйста, более удобное для работы положение, - нашелся Сметанников.
На тесте ясно вырисовалась вторая полоска – она и без этого уже почти не сомневалась, что беременна. Не важно, от кого? Это будет ее ребенок. 
Вечером сообщила мужу о беременности: на этот раз, ее стараниями, он так и не ушел к маме, жил дома.
- Тогда уж тебя точно в армию не возьмут, - добавила она заботливо. 
Женя долго сидел на кровати, молчал, мял руки. 
- Ладно, - дал он добро, - только это в последний раз. 
У нее было двадцать восемь кукол, и каждое утро, перед тем, как отправиться в детский сад, она их усаживала рядком и кормила с ложечки.
Прежний смысл, который Татьяна видела в теме диссертации, стал неважен. Смысл – теперь жил внутри нее. И ради этого смысла ей легко было принять условия некой общей игры, при которой с большой серьезностью и глубокомыслием делается заведомо никому не нужное. Она следовала рекомендациям научного руководителя, имеющего степень доктора, вписывая рекомендованные имена и соответствующие цитаты, затеняя в витиеватой ретуши первоначальную остроту проблемы. 
 Лицом, как все говорили, Таня была в отца, любителя охоты, а характером – в бабушку. А бабушка умела достигать цели. На исходе девятого жизненного десятка, во времена, когда молодые терялись, не умея заработать копейку, бабушка купила квартиру для семьи внучки, Таниной двоюродной сестры. Причем, будто предугадав, что деньги будут таять, она покупала так: накопила – приобрела однокомнатную квартиру. Снова, не разгибая спины, обрабатывала два огорода, подторговывала овощами, откладывала ветеранскую пенсию, сама, как в войну, сидела на каше и – двухкомнатная. И вот когда появилась трехкомнатная, бабушка сказала, что теперь душенька ее спокойна, можно и на покой собираться. Таня также доводилась внучкой, но ей квартира не предусматривалась: «Вы – сами добьетесь, - пояснила бабушка. - А тем – надо». 
Бабушка в нее верила. Правда, сейчас, когда Таня ходила беременной заведомо не от мужа, она начинала подозревать, что бабушка, может быть, просто больше любила своего фронтового друга, отца первого ребенка, мужчину, так и не ставшего ее мужем. И любила всю ветвь, произошедшую от него. А Танина мама была от мужчины, которого бабушка выбрала в мужья, поставив перед собой цель. 
Теперь об этом оставалось только догадываться. Вечно суровая бабушка выполнила последний обет и опочила в полном сознании, неожиданно, при последних мгновениях жизни, пролив горючие слезы. Однако и Тане она оставила наследство: маленькую иконку, доставшуюся ей от ее бабушки – разве это не стоило квартиры? И немножко наличных денег – как раз на то, чтобы внучка, способная всего достичь сама, могла выпустить отдельной книжечкой реферат и разослать его научным оппонентам.
Неожиданным образом нашлись средства и на юбилейные торжества хора. Приехал Валя, и она стала жаловаться ему на мужа, не способного принимать решений, на Бобруйского, по пьянству и разгильдяйству оставившего хор без праздника. 
- Не становись бабой! – впервые резко осадил ее Поцелуев.
- Я не баба, -  надулась Малинка.
- Знаешь, чем отличается женщина от бабы? – посмотрел он сурово. -Женщину окружают – удивительные талантливые люди.  Бабу – всегда мерзавцы и негодяи. 
Валя сказал и тотчас бережно прижал к себе:
- Так ты осуществишь мою детскую мечту?
- Какую?
- Конюхом меня к себе в поместье возьмешь? Я, правда, с малолетства – лошадей увижу, плачу, так хотелось конюхом быть!
- Ты, думаешь, у меня будет поместье?
- Ну, там, в городе, у тебя будет своя компания или банк. А за городом - большая усадьба, -  прорицал Поцелуев, - подъезжает карета, в ней – барыня.  «Мерседесы» разные, «Лексусы» стоят во дворе, а барыня – это ты, - подъезжает на карете. Выскакивает конюх, это я, в лаптях такой, в онучах, беру лошадей под уздцы, кланяюсь: «На завтра гнедых спрягать аль каурых изволите?».  
- А Боруйский кем будет? – было интересно ей.
- Бобруйский? Дворецким. Он еще издали кричит пропитым басом: «Барыня едут!» Прячет недопитый шкалик в валенок, и спешит в дом, к хозяину: «Женька, хватит в компьютеры-то играть, садись быстро за диссертацию, да перелистни, перелистни страницу-то, ты ишо третьего дня на тринадцатой-то был!» 
Малинка, что бывало нечасто, смеялась
- Вечер, - продолжал Поцелуев. - Большая светлая гостиная. В первом ряду – дети разных лет. Много, много. Ухоженные, прекрасно одетые. На втором плане – взрослые. Лохматая голова одутловатого Бобруйского и поджарая фигура Жени, который на ту пору станет носить строгие тонкие усы. Пред ними - барыня. Барыня взмахивает дирижерской палочкой – хор запевает…   
- Как мне нравится. С детьми, что их много и все хорошо одеты. И домашний хор.
Валя посмотрел на нее тепло, и ударил себя по лбу: у него был знакомый композитор по прозвищу «Достоевский», который мог отгрохать им юбилей – в Африке слышно будет! Нужно только взять в репертуар его песни! 
 Евгений Борисович сначала отнесся к этой затее, как к полной чепухе. Небрежно отбросил поданный ей листок с номером телефона, и все.  Но через три-четыре дня он уже знакомил хор с новым репертуаром. Прибыл и композитор: статный, сухопарый, с непомерно высоким лбом. В костюме – с иголочки. С личной охраной. Он входил, как восставший из гроба, и по хору катилось оцепенение. Бобруйский со всеми людьми, даже если те безвозмездно давали деньги, умел вести себя так, будто это он – благодетельствует, и ему должны быть благодарны. Татьяна впервые видела, как Евгений Борисович мельтешил руками и даже чуть приседал, напыщенно и торопливо представляя гостю певческий коллектив.	
Величал его дирижер «графом» Николаем Николаевичем Шереметьевым, тогда как, Таня точно помнила, Валя называл композитора «Достоевским».      
Граф неподвижным взглядом, словно ощупывая, перебирал лица хористов. Рядом, за его плечом, возвышалось существо мужской особи, при виде которого с трудом размыкался рот: бритоголовый, крутоплечий, с клешнями рук в синих наколках. 
- Альты нужно усилить, - неожиданно точно распознал на слух композитор слабое место хора. 
Деньги граф Николай Николаевич вручил Бобруйскому без всяких «проводок», наличными: разрумянившийся Евгений Борисович радостно показывал Татьяне пачку «зеленых», лежащую в ящике стола. При этом организацию фестиваля композитор полностью брал на себя. 
По стечению обстоятельств или некоему жизненному закону начало юбилейных торжеств было назначено на то же число, что и защита ее диссертации.	  
 Развешенные таблицы и графики вызвали среди членов комиссии одобрительное движение: со старательностью вечной отличницы они были сделаны на фоне, словно тонированных, идеально выполненных графических изображений Московского Кремля, Госдумы, Дома Правительства и центрального офиса «Центробанка». Аспирантка предельно лаконично изложила суть своего реферата, также кратко и чеканно ответила на вопросы: членам комиссии оставалось кивать головой и улыбаться. Все они собирались вернуться домой вечерним рейсом, и надо было уложиться так, чтобы достойно провести банкет. 
Новоиспеченная «кандидат наук» (хотя аттестацию должна была еще подтвердить коллегия в Москве) торопилась того больше: празднования юбилея хора проводились в Рыбинске, славящемся певческими фестивалями. Поезд туда отправлялся в семнадцать.
В ресторан важных гостей отвезли на своей машине сам Сметанников и заранее заказанные такси. Произносились тосты, тянулись к «имениннице» бокалы, она же, только что защитившая ученую степень, думала об одном: как удрать со своего банкета! Татьяна и прежде никогда не пропускала концерты, а теперь, вызревавшая внутри ее жизнь, нестерпимо, счастливо влекла туда, где был хор, где его руководитель. Плоть от плоти.
Праздник набирал силу, и казалось, что никто уже не собирается ехать в Москву, а готовы остаться здесь, в русской глубинке, где такие талантливые, такие удивительные, не испорченные столичными отношениями живут люди. Татьяна спиртное не пила, только минералку и соки. 
- Ну, выпей, выпей с людьми-то, неудобно же, - подталкивала ее мама.
- Мне нельзя, - шепнула ей Татьяна. 
У мамы выкатились глаза. 
- Со Сметанниковым, что ли, ребенка решили родить? – на свой лад поняла она.
- Мне уехать надо, - ответила дочь. 
- Куда?! Ты что?! Люди же…
Татьяна огляделась: на нее уже мало обращали внимания.
- Ты же останешься. Угощай…
Это было – как с собственной свадьбы убежать! – жалко, что не убежала тогда! 

                                 Мальчик в платье

Она не шла, летела. Несла внутри себя главный подарок к юбилею хора: спасение его и будущее. В поезде сосед по боковым полкам угощал чаем: сам он, размашистый и широкий, наливался пивом, а ей носил стакан за стаканом – от щедрости души. Туалет на длительном переезде санитарной зоны оказался закрыт, сосед вынул из кармана самодельный ключ с квадратным гнездом и подарил ей: Таня приняла ключ как знак, который с сего времени позволит открывать любые запертые двери.
Была ночь. Клокотала душа. Обнесенная строительными лесами Церковь казалась с виду недействующей. Она вошла в притвор и тотчас родное, со стороны услышанное звучание хора, унесло душеньку под свежевыбеленные своды купола. О-о-о-о-а-а-а! – будто всей телесностью Таня витала в невесомости!  Какое счастье, что она бросила какую-то ненужную ей комиссию, этот дежурный банкет, и приехала сюда, к своим, к музыке! Хор служил на клиросе. Люди, видимо, особо приглашенные, солидные, серьезные, стояли, как на параде. Композитор Николай Николаевич и его неизменный исполин телохранитель держали в руках свечи и выглядели людьми из дальнего прошлого: не советского и даже не царского, а того, когда жили римские легионеры и гладиаторы. 
  Малинина влилась в хор, запела, почувствовав необыкновенное успокоение: как в гнездо вернулась. Глаза хористов выстреливали вопросом: «Ну, как?!». И она прикрыла веки: «Все нормально». 
«Ну, рассказывай?!», -  уже звонко тянулись к ней девчонки в автобусе.  Похоже, этого слова - «защитилась» - и не хватало народу для полного ликования: обнимали, жали руки, чмокали в щеки.  Солист Чибирев ударил по струнам гитары: «Эх, Таня, Таня, Таня, Таня дорогая…». Юная, совсем недавно перешедшая из «детской» группы хористка Юля, восторженно водила головой, будто перед ней была недосягаемая звезда.
Следующим утром опять было выступление в Храме: перед младшими школьниками – широко раскрытые глаза, затаенные дыхание, белые банты и уложенные материнскими руками волосики, как ей все это было еще близко: ближе, чем ее взрослый мир.
В полдень начались основные торжества. Что творилось! Съехавшиеся с близлежащих областей музыканты играли, пели, отплясывали, народники выбивали дробь на ложках, звонарь устроил перезвон в колокола и колокольчики, сыпались признательные величальные речи, умельцы дарили поделки, художники презентовали картины, и цветы, цветы несли отовсюду: пышными букетами была уставлена вся сцена.  Евгений Борисович, сидевший посредине зала за столиком с микрофоном, периодически вставал, церемонно, значимо, как он умел, раскланивался, иногда сдержанно, скромно отвечал на приветствия или шутил: «Можно подумать, что мы присутствуем на открытии памятника. Я пока еще живой».
Наступал кульминационный момент. Ведущему концерта - известному киноактеру! -  не хватало дыхания для выражения полноты чувств: 
-… хор «Облонских-Центра» продолжает традиции классического искусства…
Хористы, все навытяжку, с пунцовыми или бледными лицами, в ощущении небывалой масштабности события, чередой теснились за кулисами. 
- Евгений Борисович! – вдруг судорожно, словно в трансе, прошептала юная Юля, - а вы знаете, что Таня Малинина диссертацию защитила!
Таня сжала в руке ключ, как талисман. Если бы все знали, какую радость она несла в себе на самом деле!  И опять Бобруйский умилительно катил в ее воображении детскую коляску… 
… Снова цветы, букеты потоками хлынули отовсюду. Овации выстраивались в отлаженный ритм. Дирижер отдал поклон слушателям.   
- Сегодня не только наш юбилей, -  Евгений Борисович встал вполоборота к хору. - У одной из наших молодых исполнительниц большое торжество… 
Маша Петрова радостно ткнула ее в бок. Ровная в жизни, умеющая не выказывать своих чувств, Малинина текла в улыбке и сдавливала горлом подступающую слезу: вспомнил о ней, здесь, на событии!..
- Нашей самой молодой участнице хорового коллектива Юленьке, - дирижёр подтолкнул вперед девочку, только что пришедшую в хор, - исполняется семнадцать лет! Все вы знаете, что такое семнадцать! Пожелаем…
Юная рослая Юля, которую, наверняка, не все участники хора помнили по имени, сделала шаг вперед: ей аплодировали, ее одаривали, к ней распростирал руку дирижер. 
Татьяна, казалось, исчезла. Не со сцены. С лица земли, по которой катилась одиноко детская коляска, да ненужный вагонный ключ тяжелил чужую чугунную руку.  
- Какой гад, какой гад! – шептала, спускаясь в слезах со сцены, Маша Петрова.
- Ты про кого? 
- Про Бобруйского, про кого?! Ты приехала среди ночи… ты… Давай, я ему все скажу.
- Что скажешь?! Не надо. Что ты.
 Телекамеры кружились вокруг Бобруйского, щелкали фотоаппараты. 
 - Когда мы начинали, были суровые времена. Помню, как с нас потребовали исполнить песню: «Партия – наш рулевой». Спели мы ее вдохновенно, хотя внутри каждый старался, чтобы не рассмеяться…
- А разве это совместимо, - успел встрять молодой журналист, - вдохновение – и внутренний смех?
Бобруйский, на мгновение, задумался: 
- Двойная мораль при «совке», к сожалению, была нормой жизни…
Таня достала фотоаппарат, про который совсем забыла на собственном банкете. Сновала между людьми, пристраивалась, ловила объективом лицо руководителя – выдающегося музыканта – внезапный поворот головы, нахмуренный в задумчивости лоб. Для истории.  Для потомков. Для дитя. Она сохранит. 
Человек композитора, похожий на римского легионера или гладиатора в строгом костюме и с наколками на руках, распоряжался банкетом: рассаживал, подводил, следил за полнотой столов: его безропотно слушались, делаясь меньше ростом или чуть приседая перед ним, без того огромным.  Марина Игнатьевна, прогнувшись, неразрывным парусом развевалась за легионером! 
    
                              Ах, пчелочка златая, 
                              Что же ты жуж-жишь, жуж-жишь?  

Уже на иной, застольный лад продолжал праздник хор. Евгений Борисович сидел, склонив набок голову, растомлено улыбаясь, как атаман, с которым любо жить и который умеет любить и ценить всех, прошедших с ним ни одну пядь земли.  
Юная высокая Юля торопилась чокнуться с руководителем, приближая высокий фужер, вертелись с ним рядом Катя, Рая, артистка Уланова, снежным комом липли женщины, давно оставившие хор – эти с особым правом тянули Евгения Борисовича на себя, говорили, заглядывая в глаза, припадали к его груди.  
«Ну и что? – улыбалась Малинина. -  Ну, трахались вы с ним, ну, трахаетесь, ну, и что?! Какой в этом смысл?!»
Чувство победы наполняло ее - обхитрила она всех.  Понесла от талантливого незаурядного человека.  Ребенок вырастет, и тогда - все поймут. 

                                Я к губам прилипну, с ними я умру,
                                Жаль, жаль, жалко мне, с ними я умру…                          

Также, с песнями, переместились в поезд. Праздник продолжался: клубок выпивающих и бесконечно поющих хористов двигался по вагону туда-сюда.  Евгений Борисович, который ехал в соседнем вагоне СВ, навестил питомцев, в сопровождении железного легионера прошел по всем купе, для каждого нашлось у него теплое слово, взгляд, рукопожатие. 
Татьяна чувствовала, как устала. Страшно за эти два дня она устала. Стояла в проходе, открыв окно, постоянно сторонясь и пропуская снующий народ, выходила в тамбур, но и там – курили, чадили. Возвращалась обратно. 
- Поздравляю, - одной рукой Евгений Борисович протягивал фужер, а в другой держал бутылку коньяка. 
Ей четко увиделась его рука с плоской бутылочкой «Шуйского бальзама».
- Я беременна, -  произнесла она медленно.
Ну, сказала, и сказала.
- Отчаянная барышня, - качнул он головой.
Ну, ответил, и ответил. 
Зрачки железного легионера из глубоких, провальных впадин сделали четкое, колебательное движение. Евгений Борисович передал фужер с бутылкой в ближайшее купе, и под раздавшиеся в ответ возгласы неизъяснимого восторга двинулся, прикрываемый широкой спиной телохранителя, к выходу.    
Таня набрала номер Валентина.
- У меня будет ребенок, - сказала она тепло.
-Что? Что?! Ничего не слышно.
Она поспешила в тамбур. 
- У ме-ня бу-дет ре-бенок, - произнесла в трубку по слогам.
- От кого? -  был он насторожен.
- Не скажу, - выговорила она также медленно. 
- А сколько по времени? – был настойчив он.
- Четыре месяца.
- Четыре месяца?! – Изумился Поцелуев - Вы на теплоходе тогда плавали?.. 
- Ты меня с теплохода увез. 
- Увез…– Он вел подсчеты.
Ее поманило сказать то, что он ожидал услышать: 
- Месячные у меня были второго или третьего, а ты меня увез шестнадцатого…
- Ты уверена, что от меня?
- Я же говорю: не скажу. 
- А ты была в эти дни с Женей?
- С Женей? - прозвучало имя, как открытие: ведь Евгений Борисович – тоже Женя. -  С Женей - была.
- Но ты-то знаешь от кого?!
- Какая разница? Ты живешь с Вероникой, я живу с Женей. Вырастет ребенок, я ему все расскажу.
Поезд покачивался, колеса стучали: зачем все, зачем все?
В тамбур выбежала с телефонной трубкой Юля, которой именно в этот день исполнилось семнадцать. Счастливая, крепко выпившая 
- Что?! Что?! – зажимала девочка левое ухо. – Сейчас прямо? Хорошо. Хорошо. Приду.
Она кинулась обратно, и через мгновения, доставая на ходу помаду, с косметичкой в руке заскочила в туалет.
Малинина ждала. Стояла. Ну, и какое ей дело? Ну, и пусть! У нее иная цель: родить, вырастить до трех лет, и тогда решать. А почему до трех? Может, до восемнадцати? Дать образование, настоящее, музыкальное, и тогда? 
Юля выбежала обратно. Унесла в свое купе косметичку. И одергивая платье, успокаиваясь, делаясь вальяжной и независимой, прошла в соседний вагон. И откуда что?
Таня открыла дверь своего купе. Чибирев с Машей резко сели рядом, раскрасневшиеся. 
Зачем все, зачем все?!
- Пошли вместе к нему, - сказала Маша.
- Я сама, - приняла Таня неожиданное решение.
Ключ, вот для чего ей был даден ключ.
На большом перегоне поезд бросало из стороны в сторону. Она шла, удерживая равновесие, разведя руки, как во тьме. В соседнем вагоне класса СВ было тихо. И прохладно. Малинина сама покупала билеты для руководителей, у Бобруйского место одиннадцать. Встала перед дверью. А дальше что? Броситься на нее? На него? Или просто открыть – и рассмеяться! Или?.. 
Татьяна тихо, беззвучно вставила ключ с квадратной выемкой в дупло замка с четырехугольным металлическим стержнем, бездыханно, медленно повернула. Дверь подалась. Она двинула ее чуть, лишь бы заглянуть, убедиться, и тогда уж… Лысый череп Достоевского в углу купе. Доллары веером на столе. Женские ноги, длинные. Дверь покатилась по ходу поезда. Юлька. Дернулась, глянув на деньги: 
- Тебе чего?!
- Евгения Борисовича…, - Таня почти не услышала себя.
Юля почему-то засмеялась. Усмехнулся и композитор. 
- Ему не до тебя, - бросила молодая хористка. 
- Он снова напился? С Гладиатором?
  Юля просто закатилась смехом. Достоевский-Шереметьев тоже захохотал: трубно, редкими смешками. 
Протянул руку и его длинный указательный палец повис над долларами, лежавшими на столе.  
- Я знаю, - был добр композитор, - ты защитилась. Я это уважаю. Возьми.  
Как же была красива эта рука. До жути. Будто вычерченная тонкими строгими линиями, без овалов. Валя что-то говорил про «руки пианиста», которыми «Достоевский», он же «Граф», мог взять и придушить. 
Малинина пошла, забыв ответить. Набирала скорость. В переходе меж вагонами, где ходит под ногами пол, кто-то больно схватил за плечо. Юля, стала совать деньги, чуть не со слезами: «Возьми, возьми». Таня снова пошла: ей тупо хотелось уйти, закрыться, завернуться с головой в одеяло. 
Через минуту-другую Юля снова нагнала, опять вцепилась в плечо, но теперь уж не останавливала, а обогнала и пошагала дальше, стремительно, будто убегая. Малинина оглянулась: «Достоевский» стоял в глубине коридора. Злой, худющий. Теперь Малинина следовала за убегающей девочкой, как тот гладиатор-телохранитель, прикрывая расправленными плечами.   
Шли будни. День за днем. Таня жила от дома до работы, от работы до дома: ходила, как по тоннелю, не видя и не слыша никого, не желая ни во что вмешиваться. Лишь однажды в этот тоннель, прорвав картонную стену, вкатил коляску с ребенком бывший хорист Женя Искупаев: она повстречала его вечером на улице. От былых выпивок в нем не осталось и намека. Подтянутый, серьезный, он, казалось, тоже ходил по своему тоннелю. Таня разглядывала лицо мальчугана в коляске: упитанный такой битюг, хороший. Искупаев понимал, почему она так смотрит. Поправил одеяльце вокруг лица ребенка, посмотрел и сам, будто давно не видел. Поднял глаза на Татьяну: улыбнулись друг другу, не спрашивая ни о чем, и разошлись.
Все есть – как есть, будет – как будет, думала Татьяна.  Евгения Борисовича ей было искренне жаль. Готовился новый цикл песен композитора Шереметьева, его представитель постоянно наведывался из Москвы. Евгений Борисович выбегал навстречу суровому Гладиатору, старался приветить, угостить, угодить: абсолютный мужчина во плоти в эти мгновения превращался походкой, движениями, выражением глаз в столь же абсолютную женщину, ничего не в силах с собой поделать. Таня лишь узнавала в руководителе хора себя, когда ночами, словно ослепшая ко всему прочему в мире, бродила вокруг «Облонских-Центра», выглядывая в светящихся окнах Бобруйского, желая только одного: быть с ним рядом. «У моей мамы до меня был ребенок, девочка – моя сестра - она умерла в трехлетнем возрасте. Мама ее очень любила, и когда она была беременна мною, то ждала девочку. А родился я, мальчик. Но она так хотела девочку, что наряжала меня в ее платьица с кантиками и ажурными воротничками и нарукавниками. Даже в ее трусики. Я занимался в кружке вышивания, отсюда и фортепиано, и … Я очень хорошо понимаю женщин», - теперь совсем на иной лад мысленно слышался ей рассказ Евгения Борисовича. В большом мужчине так и остался жить мальчик в платье – в угоду любимой маме ему хотелось быть сестрою, а как быть собою, он не знал – за это мама его не любила. Мальчик всегда старался быть любимым мамой и в потаенном своем существовании оставался своей сестрою.
Стало ясно, что имел в виду ушедший в монастырь хорист Базукин, когда говорил ей: «У Евгения Бобруйского есть одно преимущество в отношениях с женщинами: в отличие от других мужчин, он душой от женщин независим».    
 
                                             Хворь           

«Пиявочник»  – герудотеропевт - невысокий плотный мужчина с легонькой улыбкой и волосатыми чугунными руками: он был еще и мануальный врач. Внешне – само спокойствие.
Пациент – мужичок из-под Иваново, любознательный, улыбающийся, окающий на местный лад и растягивающий слова. 
 - Ложись на спину, - объяснял пиявочник, -  согни в коленях ноги и прижми к животу «хозяйство».
  Пинцетом он прилепил пиявки на промежность больного, накрыл их крышкой от баночки, и заставил ивановца держать ее рукой.
- А долго это-о? – пропел мужичок с поволжским выговором. -  Сколько по времени-то-о? – не терпелось ему.
- Вы куда-то торопитесь? – безмятежно ответил пиявочник.
- Да нет, просто зна-ать, к чему готовиться-а.
- Готовиться надо только к вечной жизни, - тем же невозмутимым тоном ответил врач.
- К ней, доктор, готовиться бесполезно-о. Как ни готовься, все ровно-о.
- Минут тридцать, сорок, - принял пиявочник довод.
- Ничего себе-е! – удивился больной. – А больно-о! – обратился он теперь уже к лежащему рядом Валентину.
- Только поначалу. 
- Интересно, как они кровь-то очищаю-ут? 
- Фильтруют, наверное.
- Да нет, они жа ее пью-ут. 
- Наверное, тогда дрянь пьют, которая в крови.
- Ну да, - оживился ивановец, - как раки: их как ловя-ат? Они же присасываются к тухлятине-е. Тухлянину им кину-ут, и собирай!
- А живут при этом лишь в чистой воде.
- Природа сурова-а. Шо-окалы вон падалью питаются-а, а орлу-то нужна только свежая кровь. Не заболуе-ешь.
Санаторий с системой «очищения» Валя нашел по Интернету: и вот надо же, был он под Иваново. Сама жизнь вела его к Танюшке!  
У ивановца пиявки, напившись крови, стали отваливаться. Врач спешно собрал их пинцетом.
- А почему так, - теперь удивлялся Валентин, -  мне поставили пиявки раньше, и они еще не насосались? Ему позже, и они уже сыты?
«Животный страх», - прежде Валя полагал, что это выражение говорит о страхе, присущий животному: существу, не способному к духовному – человеческому – преодолению. Теперь понял иначе: страх в нем неведомо откуда вплывал в животе и расходился немощью по всему телу. Самое жуткое – беспричинный страх, не на чем не основанный. Болезнь какая-то привязалась, необъяснимая. Все анализы идеальны или около того, а слабость такая, сердце немеет и в голове все ходуном. О сглазе мысли пошли, о колдовском заговоре. Посоветовали – пиявки. По крайней мере, вреда не будет.
-  У вас кто в семье главный? – тем же безмятежным тоном поинтересовался пиявочник. - Вы или жена?
- Я, наверное.
- А у меня жена. Как она скажет, так и будет. А у вас – что вы скажите, так и будет. А им, – кивнул он на пиявок, - никто не указ!
Помолчали.   
- А куда вы спешите? – продолжил пиявочник, занимаясь своими делами. - На ужин – успеете. На танцы – тоже.    
- Да нет, я просто подумал, что, может, это зависит от крови.
- Думать надо. Думать – это правильно.
Когда Валентин уходил, увидел: герудотерапевт устраивал собранным жирным кровавым пиявкам аутодафе – сжигал.
                              

В следующий сеанс пациенты теперь уже спокойно наблюдали, как пиявки полнились кровью, наливались и толстели. 
- У меня жена – хозяйка, - сопровождал пиявочник разговором свои выверенные манипуляции. -  Я прихожу – я неплохо зарабатываю, все своими руками, сам, - деньги отдаю ей. Я не пью, не курю, на «б» не трачу. Все в семью, в дом, для детей, внуков. Она деньги считает, кладет в шкафчик. Она же не знает, сколько у меня на самом деле там, в сумочке. – Указывал его волосатый палец на борсетку, лежащую открыто. - В сумочке, сколько надо мне, столько я и оставляю.
Пиявочник наслаждался работой и производимым впечатлением.
- У вас всю жизнь одна жена? – поинтересовался Валентин.
- Одна-а, - протянул пиявочник, хотя у него не было ивановского выговора. -  Раньше было «б»!.. – берег он слух от лишнего колорита. - А сейчас нет. Зачем? Залезешь, а еще и опозоришься. Шестьдесят пять лет – это не шутка. 
Пиявочник делал паузы, подводя к итоговой мысли:
- Женщина может до конца. А у мужчины срок ограничен.
Валя подумал: душа его протестовала.
- Зато мужчина до конца может производить детей.
- Может, - тотчас согласился пиявочник. – Если может.
- А женщина – нет.
- Разумно! – поднял гирудотерапевт палец вверх. – Если бы могла, как бы она, старая карга, выносила ребеночка?!
Пиявочник бдительно улучал момент, подцепляя «заснувшие» пиявки пинцетом, чтобы те вдруг не отвалились, и лежащий человек их не раздавил. Приятного мало.

                                        Встреча

Поцелуев впился взглядом в маленького ребенка, кроху. Малинка оставила их наедине, занялась делами по кухне. Поцелуев долго не появлялся, и она, как бы проходя мимо по коридору, задержалась в дверях комнаты.  Валя, распеленав снизу кулек, рассматривал ножку девочки. 
- У моей внучки, - повернулся он, словно уличенный, -  пальцы на ногах точно такие, как у меня. 
Прошел за Малинкой на кухню. Протянул конверт с зелеными купюрами в раскрывшемся уголке.
- Подъемные. 
Улыбнулся, сел. Молчал, как истукан. 
- От Жени, наверное, она? – поднял глаза. – На меня совсем не похожа.
- Наверное. Это Саша, здесь ей месяц, - она протянула ему карточку старшей дочери.  - Они очень похожи. 
- А как же группа крови? У него же, говоришь, тоже первая. И у ребенка должна быть такая же.
- Я думаю, это мама его договорилась, чтобы ему справку подделали. У нее везде знакомые, наверняка есть и на Станции переливания крови. 
Он посмотрел, кивнул. Протянул вдруг руку, попытался обнять, она с испугом отстранилась:
- Нет, нет, что ты! Все. У меня семья. 
Он снова кивнул. Похудевший был, глаза мутные, сам не свой. Поехал на свое лечение. 
«В Красном море скат под водой машет крыльями как птица», - присылала ему очередное сообщение странствующая по миру Лора-Джан.   
 
                             Лечебный маневр

Валентин лежал навзничь, только слышал хриплый прокуренный голос:
- Я вам звонил насчет пиявок раньше, а сейчас приехал лечиться.
- Накурился, что ли? – строго отвечал врач.
- Покурил.
- Надо бросать. У тебя же ноги отекают: курево - тут главный вредитель.
- Брошу, доктор.
- Вот бросишь, тогда приходи.
- Это же бесполезно, доктор! Я же лечиться приехал. Я же не смогу прямо завтра бросить.
- Они тебя не возьмут, пойми. У меня же там написано, при входе. Пиявки не берут при сильных запахах. Ты же насквозь прокурен! Вон человек лежит, - Валя видел указывающую на него руку доктора. – Хуже тебя курил: сидеть рядом было невозможно. Бросил! Пришел, смотри на него, лежит, они работают, стал прекрасно себя чувствовать! Завтра бросишь, послезавтра приходи!
Слышно было, как пациент вздохнул.
- Сегодня, доктор, брошу. Сегодня! 
- Все. Завтра приходи.
Уходящие шаги были полны оптимизма.
- Ты извини, что я на будто бы твоем примере, - обращался герудотерапевт к Вале, все лежащему в пиявках на кушетке.  -  Я знаю, ты не курящий. Но как иначе? Видишь, сразу побежал. Подойдет к тебе, ты еще больше ему наговори, да, мол, курил, ноги отваливались, а теперь бросил, прохожу лечение – и попрыгай перед ним! Ты же лыжник, я знаю!
 Насытившаяся пиявка осклизло скользнула по спине, и врач ее успел подхватить пинцетом.
- Там женщина по кругу с тобой катается. Подполковник полиции! Я ей массаж делаю. Рекомендую. 
И уже перед Валиным уходом, пролистнув санаторную карту, развел пальцы на свободной руке:
- Тебя же в космос запускать можно! 
Валя пожал плечами: ну, не будешь же говорить про сглаз и наговор. Слабость-то страшная!
- А там написано, какая у меня группа крови?
- Ты живешь, не знаешь свою группу крови? 
- Да как-то не было нужды. 
- Хорошо живешь! Первая у тебя группа крови, первая положительная. 
Валя прошел к медсестре, положил руку на стол:
- Сделайте анализ на группу крови.
- Мы вам делали.
- Еще раз. Прошу.
Через полчаса сестра сообщила:
- Первая положительная!
- А на Станции переливания крови могут ошибаться?! 
- На Станции переливания? – плечи сестры ушли к ушам. – У нас еще могут ошибиться. Но на Станции переливания… - Опять она пожимала плечами и качала головой. 
- А преднамеренно неверный анализ сделать?
- Я не знаю, за какие деньги можно на это пойти?!
Немедля, Валя звонил Малинке:
- Скорее всего, ребенка в роддоме перепутали! Сейчас часто путают! Я по телевизору сюжет видел, там родители рядом жили, по соседству, и видят – соседний мальчик похож на этого отца, а их сын – на соседа! Сделали анализ ДНК! Я поеду, узнаю, кто в этот день родился с первой группой?!
- И что, теперь я этого ребенка отдам, что ли?
- Ну а как? Там же где-то твой ребенок?! Мой ребенок!  Тебе что, безразлично, где он будет расти?!
- Как теперь ты узнаешь?   

                                         Родня 

Миновал месяц, другой, Женя много работал, возвращался поздно, и всегда, как у мамы, был готов ужин, Таня ждала его! Помня о драке, он скачал на диски бои великих боксеров, Мухаммеда Али, Тайсона, Роки Марчиано, и вечерами они вместе с женой смотрели кулачные поединки.  Вдохновленный, Женя купил боксерские перчатки, капу и записался в секцию бокса. Эму нравилось, что, в отличие от занятий восточными единоборствами, все было реальным, без имитации: ударил, получил, - все натурально. 
Две, три недели он просто бредил боксом, возвращался домой с синяками, Тане нравилось их трогать, целовать. Женя чувствовал себя настоящим мужчиной. Они ставили диск с боями, и жена, встряхнув распущенными волосами, вдруг пантерой, играючи, нападала на него. Обороняясь, он хватал ее за руки, пытался скрутить, обнаруживая ломовую силу, с которой не мог совладать, так, что женщина валила его на диван, успевая больно ущипнуть или нанести острый тычок. Агрессия сменялась ласками, которые пугали еще больше, и он спасительно включал на видео эротику, подчиняясь женской активности.
Он смотрел на экран, и вдруг заметил, что и жена, целуя его, скосила глаза туда же, где, перемежая тишину и страстные вздохи редкими репликами на английском языке, в учебном классе, атлет преподаватель целил фаллосом в лежащую на парте ученицу.  И вдруг до него впервые по-настоящему дошло: если ребенок все-таки не от него, то, значит, у жены был любовник. Она спала с другим! Вот также, может быть, даже здесь?! Кто он? Когда-то Таня рассказывала о двухметровом детине, с которым встречалась до института, и что же, она с ним была?!
Скоро он советовался в «Аське», как быть? И большая часть корреспондентов ответило: найти любовницу, лучше двух. Некоторые предлагали: любовников. Женя остановился на первом, более распространенном, варианте. 
В секции бокса его отлупил «мухач». Правда, кандидат в мастера спорта. Тренер назначил тому десять раундов с десятью партнерами - по раунду с каждым. Женя был предпоследним, вышел, свеженький, против уже уставшего парня, сразу пошел в атаку: думал, забьет его длинными руками. И казалось, что здорово получается: соперник – профи! - отступал, делая нырки и уклоны. И вдруг, Женя обнаружил себя в углу ринга, сложившимся пополам, он еще пытался ударить, откуда-то снизу-вверх – голова «мухача» теперь была выше, - но, как бы издеваясь, тот наносил ему молниеносные серии ударов, жгучих, невидимых, и вновь, улыбаясь, мельтешил перед глазами, выцеливая, словно перед ним была движущаяся мишень.  Двухминутный раунд длился долго, будто в урывочном сне. И синяки после него вылезли не обычные, широкие, желтеющие, а – действительно, как укусы комара, сгустками крови, в крапинку.
Зато в компьютерных поединках Женя своим графически бойцом расправлялся с противниками, как тот тренированный «мухач», по десяти к ряду. 
С поиском любовницы, как ни странно, не ладилось. Мама всегда говорила: «Только свиснешь, набегут», или «глазом поведешь, за тобой табун пойдет». И, пока он просто приходил в разные офисы, никого не высматривая, девчонки сами обращали внимание, думалось, даже клеились. Но вот стал приглядываться, пытаться заговорить, и ничего не выходило. Те, которые нравились, длинноногие, продольные, словно вырезанные из графики, пугали. Казалось, у них у всех уже есть парни, раскаченные, упакованные, как в клипах, и если решаться на связь с ними, то нужен карман пошире. С тихими скромницами Женя чувствовал себя увереннее, но они так улыбались, застенчиво отводили взгляд, что сразу виделось, как должен пойти в ЗАГС, под венец, а это с ним уже было. Но главное, вот начался разговор, слово за слово, а что дальше? Надо куда-то приглашать, на дискотеку, в ресторан, может быть? Терпеть он всего этого не мог, ни этих скачущих, ни пьяные морды. Сидеть, нагружаться, для чего? Чтобы оказаться в постели черт знает с кем?
- Если хочешь, - словно подслушав его мысли, стала говорить жена, - иди, поживи годик с другими.
- Зачем тебе это надо? – удивился Женя.
- Чтобы не тосковал. Не думал, что где-то лучше.
- А ты уверена, что ты всех лучше?
- Думаю, что все женщины примерно одинаковы. Ты поймешь это, и успокоишься. 
- А если я уйду и там останусь?
- Думаю, что нет. Здесь у тебя дети. Здесь ты привык. 
Странное дело, в мыслях он хотел этого, погулять, пожить с другой женщиной. Но теперь, когда жена сама отправляла туда, куда ни под каким предлогом не должна отправлять жена, он ощутимо почувствовал на шее что-то вроде удавки. Женя даже головой повел, чтобы не терла.
- Не здесь, - добавила Татьяна, - а жить так привык. Хочешь у мамы, хочешь со мной. Сам по себе.
Она была права. Ему так удобно, так нравится. Другого не надо.   
Зачем иметь любовницу, пусть даже самую прекрасную из женщин, если нельзя жить, как хочется?   
Звезды летели на мониторе, приближаясь, рассыпаясь, уплывая за видимые пределы. Из глубины мерцающего сияния звала дива, вращая стеблями рук. Она затмевала звезды, снимая излишества одежды. Там, над собой, он всегда чувствовал склонившегося Программиста, который решал, как ему быть. Но для этого мира, существовавшего за монитором, Программистом был он. 
Женя с неожиданной гордостью набрал в поиске свою редкую фамилию, которой прежде всегда и везде стеснялся: «Ползунский». Не надо никакого анализа ДНК. Есть Интернет.
Белорусский баянист Александр Ползунский, примерно в том же возрасте, что и Женя, стоял на сцене с инструментом: долговязый, с русыми, волнистыми волосами, -  к бабке не надо ходить, чтобы понять: родственник!
Отец даже чуть слезу не пустил, глядя на фото. узнавая родных. Стал звать сына вместе поехать, наведываться, но мама, поджав губы, строго напомнила, что еще с огорода не собрано, картошка не выкопана! Не любили она, когда папа занимался чем-то своим, от нее отдельным.  
Но главное, отец – его отец! И никаких Дмитриев Павловичей! Таблица напутала. Исключение, на миллион раз, вот оно, реальное! Мама – чиста! Да и могло ли быть иначе? Это же мама! 
Женя победителем показывал фотографию и жене.  Тане, влюбленной в музыку, было лестно, что родственник мужа – музыкант! 
- Одно лицо, - обращал ее внимание Женя.    
Она смотрела, молчала, как бы скисая в улыбке. Женя сжимал челюсти, чтобы не злиться, не впадать в обиду: жену невозможно было понять: согласна ли она, не согласна ли? Что, вообще, думает? А ему это надо, понимать?!
Он искоса поглядывал на девочку, которую так и не мог в мыслях назвать дочерью, да она и сама не давала о себе забыть: голосистая, настырная. И теперь у него как бы скисало внутри. Другая!

                               Парашют из простыни 

«Старость начинается тогда, когда полезное становится вкусным», - формулировал Валентин свое новое состояние, с удовольствием поедая постную овсяную кашу. 
- Я успел узнать, - плечом он поддерживал трубку телефона, - что в тот день родились мальчик и девочка с первой группой! Но к ним я уже не доехал, надо было срочно в Москву. 
- Как же ты узнал? Разве в роддоме об этом могут любому сказать? – удивлялась она: надо же быть таким неугомонным!  
- Господи! Как можно у нас узнать все?! Я думаю так, приеду, пойдем с тобой по родителям. Все люди, объясним: может быть, достаточно просто взглянуть! Но прежде, чем сыр-бор затевать, надо сдать кровь на группу у Аси. В роддомах, мне сказали, часто ошибаются: сыворотку зальют, а положенного времени не выдержат, торопятся. И первая - дает вторую.
- Она слабая, - сказала Татьяна, подумав. - У нее вены не найдешь. 
- Из пальца, из пальца берут. 
- Мне в Москву надо, с отчетом.
- Когда?
- На той неделе.
- Ну, вот и успеешь. 
Валентин встречал ее, как прежде, ранним утром, взял из рук коробки с бумагами. 
 - Ну, как? Какая группа? 
- Ты про Асю? 
- А про кого еще? Как будто это только мне нужно?!
- Я до трех лет ее мучить не дам!
Он ехал в машине, молчал. Покачивался, кажется. В детстве, в деревне у них, в Любимовке, был Петя-дурачок. Он сутками сидел на кровати в белых исподних, поджав ноги, и все покачивался. 
Дома еще, как повелось, стал перестилать постель.
- От кого у тебя ребенок? – держал Валя простынь в руке. 
Она долго молчала, что-то поглощено рисовала на листе бумаге.
- Что ты молчишь? – закричал он. – От кого?!
- От Жени, - промямлила она.
 Он еще покачался на месте. 
- Пошли Женю на повторный анализ, сама сходи с ним, - проговорил ровно, почти как пиявочник.
Теперь она покачалась на месте, все продолжая рисовать.
- Представляешь, - заговорила из дум. – Бобруйский совсем уже. Когда он в Италии был, я ему эсэмэски посылала, чтобы он, когда через Москву будет проезжать, документы забрал. А он даже телефон с собой не брал, эти эсэмэски жена его прочитала. Давай ревновать. Он приходит на работу и говорит: «Если хочешь быть со мной, извинись перед Инессой Юльевной!».
- «Если хочешь быть со мной?», -  подался вперед Поцелуев. – Так мужчина может сказать только тогда, когда спит с этой женщиной? У тебя от Бобруйского ребенок?
- А ты можешь узнать его группу крови?
- А может, еще у кого-то узнать?
- Ни у кого. 
-Правильно, от Жени! - уяснил он для себя. – Позвони Евгению Борисовичу, спроси группу.
- Как я буду звонить? 
- Просто, - он взял ее телефон, нашел в «контактах» нужную фамилию, нажал «вызов». 
Передал трубку Тане.
- Вторая или четвертая, - отвечал в трубке бархатный голос. – А что случилось?
- У меня дочь в больнице, ей нужна кровь для переливания!
Валя был поражен, как небыстрая Малинка тотчас успела сориентироваться, придумать предлог.
- Не впутывай меня в это! – разговор был прерван.
Поцелуев бросился к компьютеру, набрал в поисковой системе «группа крови», высветилась таблица – система Менделя, которую Татьяна могла уже воспроизвести, не глядя. 
- И от второй и первой, и от четвертой и первой, - искал его палец перекрестья колонок, - получается вторая! Вторая группа – Аська дочь Бобруйского!
Валентин расхохотался, схватившись за голову: простынь он так и сжимал в руке. 
- Только раз было, - выговорила она. И снова углубилась в лист бумаги.
- Оди-ин лишь раз цветы-ы цвету-ут, - ни к месту пропел Валя. 
- Ну, не один, четыре или пять, может.
Он бил ее свежей простыней, которая разлеталась в воздухе парашютом. Так, в детстве, однажды била его полотенцем мать: раскрытым полотенцем - было не больно и смешно. Мать жалела его, хотя и считала, что побить нужно. Жалел и Валя, с удивлением обнаруживая, как вдруг подступившая, вроде, возрастная слабость уходит, спадает пелена с глаз, и мышцы наливаются былой силой, а сердце страстью.
Малинка стояла молча, не пытаясь укрыться или ускользнуть. Хотелось, чтоб бил не так, смешно, а сильно, ремнем или кулаками, как отец в ее детстве бил маму, и осколки стекла разлетались от удара топора, сверкая на солнце.
Ей нравилось быть в глазах Валентина плохой, неправильной. 
С опрокинутым лицом он сел на кровать. Оба впервые понимали справедливость народного выражения: «Бьет, значит, любит».
Валя остался один. Навсегда без Малинки. Приподнял лист бумаги, детализировано испещренный ее рисунком: деревянный дом, огражденный забором, тесовые ворота, дерево с раскидистыми ветвями. И надпись сверху дугой, как черно-белая радуга: «Я люблю тебя, Поцелуев!». 

                        Отсутствующая должность

Таня съездила в Москву, как она там бывала каждый квартал с отчетными бухгалтерскими документами: хор она оставила, но работу в филиале столичного университета пока сменить не могла – где она еще сможет управиться с двумя детьми? Обратно везла коробки с бумагами. Женя встречал ее на вокзале еще затемно, не выспавшийся после ночных бдений у компьютера.
- Почему я должен возить? – удивлялся он. 
- А почему ты не должен?
- Да потому что ты по работе ездишь! С рабочей документацией! Тебе должны или машину предоставлять, или деньги на такси! Встречать должны: как ты эти коробки, сама, что ли, должна таскать?
- Сама, а кто? Должности у нас такой нет, чтобы встречать. Машины тоже. И денег на такси нет. 
- Пусть тогда сам ваш Бобруйский встречает?! – он отпустил на миг руль, изображая руками дирижера.
Татьяна молчала.
- Давай в Москву переедем, - посмотрела она.
Разговор на эту тему уже бывал.
- Ты же знаешь, мама сказала, что умрет без меня.
- Там заработки, карьера.
- У меня здесь работы хоть отбавляй. 
- Да ничего у нас здесь не получится. Все будет «мама» да «мама». 
Помолчал и Женя.
- Разве я виноват, что у нее сердце. Уеду, а ее инфаркт хватит? 
Подъехали, выгрузили коробки. Татьяна поставила чай.
- Поезжай одна, попробуй, - насупился он. - Получится, я приеду.  
- А давай! – заговорила она оживленно. – Поеду, поработаю. И мама твоя успокоится. Пойдет дело, приедешь. Нет, вернусь.
- А дети как? 
- С мамой моей пока. Как-нибудь справится. Что делать?
Было видно, что Таня, как обычно, все уже продумала. Все знала. 
- Когда хочешь ехать?
- Думаю, месяца через два, три. Чтобы Аська в сад пошла. Там с полутора лет берут, но сказали, хотя бы год и два месяца должно быть. Устроить еще как, очередь на два года вперед? 
- Хорошо, давай так, -  ему стало легко, что жена уедет не тотчас. 
И захотелось уехать.

                                           Запертая дверь

На телефонные звонки Непорочная не отвечала. Свет в окне ее квартиры горел. Только в одном, кухонном. Поцелуев оставил машину с обратной от подъезда стороны дома. Обогнул дом, вошел в подъезд, позвонил. Никто не отвечал. Позвонил еще раз, приставил ухо к железной двери - никаких признаков жизни. Снова обошел дом – света в окне уже не было. Но ведь он же был, свет-то, был! Значит, услышала звонок, и выключила?! Вернулся к машине, чтоб встать точно на то место, откуда первоначально смотрел на ее окно: не было света! 
Может, ошибся, может, это светилось другое окно: через четыре проема было окно с похожей металлической решеткой между ставен: расходящиеся из угла елочкой прутья. Вновь обошел дом и направился к двери. Теперь дыхание перехватила догадка: не одна она! Мог ли он когда-либо вообразить, что Вероника Непорочная, этот идол принципиальности, тоже поведет двойную жизнь?!
  И сидит сейчас с каким-то мужиком на кухне, пока ужинают? Он впился ухом в железо: за первой дверью была вторая, деревянная, обитая дерматином с войлоком, создававшая хорошую шумоизоляцию. Упруго, с настойчивостью нажал кнопку звонка. Или впрямь ее не было? Перепутал окна? А где же она так поздно? Стал ждать. Поднялся на лестничную площадку между этажами, затаился. Сверху заскрипела дверь. Валя торопливо вышел на улицу. Стал прохаживаться. Чуть знобило. Резко пошел к машине, завел, помигал светом фар – прямо в ее окна, выходящие на эту сторону. Развернулся, поехал. «Сделал отвлекающий маневр». Подкатил к дому теперь с другой стороны, припарковался на свободном месте у самого подъезда. Сидел, ждал, не включая фар. Не выдержал, снова направился к двери. Там, - не ясно где, в какой из квартир, в ее ли, в соседской, - что-то громко стукнуло, упало. Наткнулись, видать, в темноте, на что-то?
- Вы кого-то ищите? - поднималась по лестнице старушка. 
- Веронику Непорочную. Ее, видимо, нет, -  стремительно вышел Валя. 
Сидел в темной машине, думал. Вдруг дверь подъезда с шумом открылась, из нее буквально вылетел мужчина. Крупный. Осанистый. С короткой стрижкой белоснежно седых волос при еще моложавой, ладной фигуре. Воевал где-то, или бизнесмен – это тоже выбеливает. Мужчина также резво, со странной торопливостью для ночного времени, сел в дорогую машину, стоящую капотом к капоту с автомобилем Валентина. Мощный свет фар осветил его. Машина напротив не сразу тронулась, постояла, высвечивая Валентина, которому ничего не оставалось, как повернуть ключ зажигания, ожидая, что его фары зажгутся в ночи автоматически. Но фотоэлементы не реагировали на встречный свет. И Валя, все еще в некоторой слабости и тугости реакции, не сразу это сообразил, оставаясь сидеть, ослепленный чужим светом. Машина напротив взяла влево, и рванула вдоль проезда. Сердце у Валентина как-то нехорошо саднило: кто знает, может, это просто, сосед или чей-то гость, торопящийся куда-то, скажем, в аэропорт? Кто знает?
Он снова давил кнопку звонка перед безжизненной дверью. В груди: жгло, жгло, жгло!
                                         
                                   Рекламное агентство                                     

Женя давно заметил: все, чего он хотел, сбывается. Но только не тогда, когда хотел. А потом, когда уже и думать забыл, что хотел этого. Как только он перестал высматривать потенциальную любовницу, девичьи взгляды потянулись к нему, как пестики к солнцу. И все стало делаться, будто для того, чтобы любовница у него завелась.
На вечеринке того самого агентства, где сделали его фото в трусах, за ним ухаживали, подливали, подкладывали. Высокая, не ниже его ростом, пышногрудая, с разлетающимися по плечам белокурыми волосами, девушка Катя вытащила на танец. Он скромно мялся посредине, полагая себя неважным танцором, отошел в паузу между музыкой в сторонку, сел в кресло. Катя вращалась, запрокидывая голову, играя всплесками длинных крупных рук, но взгляд ее был обращен к нему.  К такой девушке, думал Женя, он бы никогда не решился подойти, а тут сама, стоило стихнуть музыке, она подсела, тряхнув пышной гривой, улыбаясь так, будто перед ней был колобок или медовый пряник.  
- Вы похожи на девушек с картин эпохи Возрождения, - оказался тут же, по другую от нее сторону, фотохудожник. 
Лицо Кати было чуть удлиненным, с овальными щеками и подбородком: действительно, напоминающее старинные портреты. 
- Я знаю, мне говорили, - скороговоркой счастливо кивнула она, и снова устремила взор на Женю. 
- А вот молодой человек у нас, как на старых фотографиях из бабушкиного альбома, - пожирали его искрящиеся восторженные глаза.
И вдруг, худощавая черноволосая смуглянка Аля, крутнувшись в танце юлой, выжигающим смерчем, выпустила в него заряд расширившихся черных глаз, зрачки ее, космическими астероидами описав круг, вкручивали его в свое пространство, поднимали с места и звали на выход, как во спасение. Женю закоротило: смуглянка уходила туда, куда позвала глазами, всем своим видом увлекая за собой. А рядом, доверчиво, как ребенок улыбалась до краешков десен белокурая Катя. Она чутко перехватила его взгляд, великодушно засмеялась, потрепала по волосам. И в следующий миг уже беззаботно прыгала с фотохудожником, показывая свою телесную стать и ничуть не смущаясь, что партнер ниже ее на полголовы. 
-  Она проститутка, - подергивая тонкими блистающими губами, заговорила Аля, сбрасывая с глаз черные кольца волос. – Профессиональная проститутка. Ты смотрел на нее и не видел, как снизу фотограф поглаживал ей ноги. Она тебе улыбается, а другой ноги гладит: это нормально?
Ему так хотелось ее поцеловать, но робел.
Только он вернулся на прежнее место, вновь подсела к нему Катя: улыбка с рядом мелких ровных зубов сияла, будто ни в чем не бывало.
- Я полгода работала проституткой, - стала рассказывать она.  – Это так мне многое дало! Я раньше стеснялась себя, считала уродиной: я же большая, и всегда была выше всех в классе. Росла без родителей, с братом.  Мне бы и в голову не пришло, что я могу стать моделью. А поработала проституткой, ко мне так тянулись мужчины, хорошие, интеллигентные, не то, что к другим. И я поняла, что я – красавица. Теперь я уже не проститутка. Я в парикмахерской работаю, подрабатываю моделью. Мне так хочется ребенка, сына. Мне кажется, я бы его сумела воспитать? – смотрела девушка, словно от него зависело решение, рожать ли ей?
Она ему нравилась, Катя. Но Аля, гибкая, словно вьюн, искрометная, позаботившаяся о нем, манила больше: она не работала проституткой. И фотохудожник терся уже около нее и сманивал пробами в образе обворожительной цыганки. Женя, превозмогая нерешительность, направился к ней с приглашением на танец. Сделал два, три ходульных шага… и хозяйка офиса, женщина с ровным загаром, идеальной ретушью ресниц и окрасом губ, с правильными, как в графике, чертами лица, повела его в медленном танце. Также, будто вплавь, держась за руку, он пошел за ней меж столов, куда-то вглубь, где виделась приоткрытая, словно ждущая, дверь. Женя оглянулся, ища поддержки, может быть спасения, но чернявая Аля так самозабвенно ныряла под руку в танце все тому же фотографу, словно и не посылала ему пылких взглядов: не было ей до него никакого дела! 
Белокурая Катя подбадривающе улыбнулась, махнула рукой, мол, не робей, я с тобой, и в веселье продолжила танец. 
Значит, так надо, делал выводы Женя, так за него решено. Хозяйка плеснула коньяк на дно фужера, подала ему, налила себе, выпили. Она что-то спрашивала, неважное, он отвечал, настраиваясь, решая, что надо начинать. Это должно случиться. Он имеет право: если у Тани был любовник, он станет равным ей, и все будет по справедливости. Наконец, у всех бывают связи, любовницы. А у него – нет. Женя, будто шагнул во тьму, наклонился и, превозмогая непривычный близкий запах косметики, коснулся губ, осклизлых, чужих, успев подумать, что Таня не красилась, и как же в таких случаях поступают: стирают помаду, или целуют так, ведь это же все придется проглотить? Он мял, как бы жевал, почему-то неумело, женские губы, удерживая фужер в руке, и все более казалось, что его нет, кто-то другой, какой-то компьютерный человечек целует чужую женщину, и не женщину даже, а рисованный манекен. Волнами пробегал стыд, прошивал пот: Женя собирал волю, ему хотелось показать себя настоящим мужчиной, он к этому немало готовился, изучая ролики, фильмы, клипы, пробуя виденное и в компьютерных играх, и реально, с женой. Но там, внизу, что-то обмирало, немело, делалось не своим, и как упирающийся щенок, противилось его позыву. Женщина скользнула к коленям, а он, пробежав взглядом по кабинету со стильной офисной обстановкой, спасительно впился в монитор на рабочем столе, темный, провальный, с наплывающим отсветом проезжающей машины.  Хозяйка по-доброму засмеялась, прошла, включила компьютер, подстроила экран удобнее для просмотра, поцеловала Женю в щеку и оставила одного.    
Стенания, сотни раз слышанные, движения, механические, поршневые, будто шлифованные тела, -  и под животом ощутимо стали подтягиваться струнки, словно наматываясь на колки. Стоило ему повернуть голову к двери, ожидая возвращения реального человека, и струны тотчас слетали с колков, разматываясь бородой. Да что же это за мученье? Стыдоба! Что с ним?! Компьютерная зависимость, о которой ныне говорят врачи? 
За дверью, перекрывая музыку, грянул женский хохот. Смеются над ним? Да зачем они все нужны, с их зубастыми оскалами, макияжем, прыжками? Они что, настоящие? Скачущие макеты чьей-то программы. Женя закрыл порно, вывел на экран свою женщину, созданную им. Убрал следы косметики, распустил волосы и пустил, нагую, в ромашковое поле. Струнки, тянувшиеся внизу живота, удлиняясь, поднялись выше, к груди. Захолонули, заиграли в сердце, в плечах, руках, во всем существе. Она оглядывалась, звала, и он уходил в вырезанное из реальности пространство, шагал за ней в рекламных плавках, ступая меж цветов, чтобы не мять, плыл, летел в невесомости, благоговеющий и полностью властный над ней. 
А может, он впал в грех гордыни, о которой твердят на православных сайтах? Женя не отрывался от компьютера, запертый в кабинете директора рекламного агентства. Открыл страничку Непорочной, где, как пышущий масленичный мамин блин на тарелке, уже привык находить ответ.  
«Почему Господь сначала создал мужчину? Ведь он, если человек создан по образу и подобию Его, сам мужчина. И, казалось бы, первым – мужчина должен был создать женщину. Разве не по женщине тоскует мужское сердце? Разве не женщина песнь души его? Не от нее разве он ждет любви, признания великих дел и протянутой в поддержке руки? Неужели и Господь переживал какое-то разочарование, душевное расстройство, вынесенное из того времени, когда еще он не был Творцом? Из глубочайшего разочарования он создал мужчину, как самого себя, чтобы тому удалось прожить иную, лучшую жизнь в лучшем из миров? Но Бог увидел: загрустил человек, нареченный Адамам, что и означало «человек», загрустил без женщины, созданный по образу Его и подобию. И внял Господь печали, и создал из ребра адамова Еву.
Он создал Еву, что означает - Жизнь. Он создал, ибо без женщины, не было у Адама жизни. Он создал ее с тем пониманием, которое так и не обрел Адам. В жизни земной мужчина нуждается в женщине, но никогда не видит себя вместе с ней, в неразрывной связи в жизни вечной. Там, в вечности, мужчина в сознании своем один, в обезличенном окружении. Женщина всегда ищет в мужчине спутника в жизни не только земной, но и жизни вечной, и видит себя в вечности с мужчиной».
Женя распрямился, как журавль на водопое: он никогда не думал о жизни вечной, но если пытаться ее представить, то, действительно, никакой женщины рядом не виделось. А Татьяна, выходит, должна себя в этой вечной жизни видеть с мужчиной?  С кем?
 «Женщина интуитивно знает модель жизни вечной, - продолжил он чтение, -  той жизни, которая была бы, не нарушь наши прародители Божьего завета. Господь наказал - не есть с дерева, которое посреди Рая. Но посреди Эдема было два дерева. Древо Жизни, и древо Познания. Старый мудрый Змий спутал Божьи планы. Но почему посреди Сада росли деревья, с которых нельзя есть плоды?»
Женя вернул на экран женщину, ведомую им и вольную, свою Еву. И Адама в образе и подобии своем. Адам, по недоразумению, а может, из ревнивого чувства программиста, был в плавках. Откуда же может взяться Змий? Компьютерный вирус? Он, гад, способен вторгнуться и изменить всю программу? Как просто и страшно? 
За дверью нарастал беспорядочный гвалт, пробивались отдельные возбужденные голоса. Взаправду ли все? Почему это, лихорадочное, звериное, бессмысленное – считается реальностью? А то, что на экране - виртуальным пространством? В Интернете действительность и плод фантазии становятся единым миром. Созданная им Ева и реально существующая Непорочная, рассуждающая о том, о чем в окружающей его жизни никто даже не помышляет, принадлежат единому неосязаемому миру! Он может сейчас встать, покинуть здание – и люди из так называемой действительности исчезнут из его жизни навсегда. А этот мир, на экране, останется с ним везде, в каждом помещении, где есть компьютер, в любой точке земли и, придет время, Вселенной!
Дверная ручка пошла вниз. Женя, кажется, уменьшился, боясь встречи с хозяйкой. Успел мимолетно представить еще более ужасающую картину: как вместо хозяйки заходит мама – они ведь где-то ровесницы. Ручка медленно вернулась на прежнее место, дверь не открылась. Вскочил, воровато приблизился к окну. «Убежать, выпрыгнуть, - колотилось сердце, - выпрыгнуть, убежать». На ярко освещенной центральной улице шло движение, милицейская машина ехала, пугая мигающими огнями. Даже если представить, что он прыгнет со второго этажа, то обратит на себя внимание, подбегут, схватят, да еще назад приведут: для опознания. А зачем прыгать, можно просто выйти? Он пересек кабинет, повернул, подергал ручку: дверь была заперта!
 Все, как всегда, решено за него. Раз это есть, значит, так надо, пусть будет: женщина в возрасте, говорят, даже хорошо.  Он вернулся к столу, пустил по экрану откровенную порнуху, отбросив мысли, как учили в восточных единоборствах, начал вслушиваться, всматриваться, вбирать, готовиться – он должен сделать это! 
Крик, визг, звон посуды вывели его из мучительной медитации. Что-то с грохотом упало, хлопки раздались странные, щелк, щелк, - выстрелы, - догадался Женя. Наступила тишина. Дверная ручка конвульсивно забилась. Женя снова оказался у окна, потянул язычок шпингалета, второй, верхний заело, он торопился, пытался стронуть с места, с силой распахнул створки. И в этот же момент в кабинет, выбив дверь ногой, влетел лысый квадратный человек с пистолетом наготове. 
Они стояли друг против друга. Шторы окна вздымались от дуновения уличного воздуха, доносился гул машин.
- Закрой, - указал человек. 
Женя еще раз глянул вниз, не прыгнуть ли? Пуля нагонит и внизу.  Закрыл створки.
- Ты кто?
- Программист.
- А здесь чего?
- С компьютером.
Мужик посмотрел на экран, и зашелся хохотом. 
- Про-огра-аммист… Пшел вон!
Женя выскочил из кабинета: офис был пуст. Бросился к выходу, как на пути, меж столами, увидел лежащего на полу знатока Ренессанса и цыганского характера. Программист невольно остановился и развернулся к человеку с пистолетом.
- Хочешь рядом лечь?  
В это же момент Женя заметил под столом хозяйку, которая делала прощальные движения рукой, и послушно кивнул в ответ.
- А-э-у, - раздался рык, и мужик потащил элегантную женщину за волосы.    
Та бросилась по ходу движения ему на грудь, вцепилась и стала лобзать, зацеловывать, со слезами, словами любви, помолодев, словно скинув с себя личину. С такой бы у него получилось!    
- Да уходи, уходи! - крикнула она «программисту» из жадных мужских объятий. 
- У богатых свои причуды, -   вдруг очнулся фотохудожник, явно открывая мир заново.
Женя счастливо убегал. Так хорошо было: не хотелось, и ничего не случилось. Все решено. Если бы, на диване, он смог, то сейчас бы лежал, пробитый пулей. Но этого не могло быть: Великий программист – игрался. Потешался над ним. Но сделал все так, как ему, на самом деле, хотелось. И сейчас Он невидимой мышкой гонит его по городу, к жене, Татьяне. А куда еще? С Катей этой большой, с цыганистой Алей можно потанцевать, покривляться. Да и то не охота. Зачем? К Таньке. Правильно она сказала. Там семья, дети. Там он сам по себе.  
- Ты откуда? – стояла в дверях Татьяна.
- С вечеринки, - неожиданно пьяно качнулся он. – В агентстве. По работе.
- А ты знаешь, какой сегодня день?
- Какой?
- День рождение твоей дочери, вот какой!
- Какой? 
- У тебя, их что, десять? Младшей, Асе.
Женя заиграл желваками.
- Ну и что?
- Ничего. Собирай вещи и уходи. Я с тобой больше жить не хочу.
Он стиснул челюсти, посмотрел прямо. Знает же, знает, что это не его дочь – и в глаза смотрит! 
Прошел в комнату, постоял перед компьютером.  Схватил блок с видеодисками, и вышел. Да и черт с ней, со всем этим, с днем рождения их. А старшую дочь, точнее, родную, Сашу, он просто заберет. Отсудит. И станут они жить вдвоем. Точнее, вчетвером: с его папой и мамой. Мама будет только рада!

              
                         Аварийные сигналы

Заверещал мобильник, жучком забегав по карману.
- Да! – суетливо поймав его, бодряком ответил Валя.
- При-ивет, - словно из подводных глубин, выплыл в трубке тягучий женский голос. 
Он не слышал его, казалось, вечность. 
- Привет, - Валя сам удивился, с какой приглушенностью и покорностью прозвучал ответ.
- Ты где-е? 
- В лесу.
- Что ты там де-елаешь? – слабостью проникал голос в руки, разливался по телу, оставляя саднящую и сладкую плавучую истому. 
- Ищу утешение.
- О-один?
- Ну, почему я должен быть один?
- Потому что есть я.
- Ты же не одна. У тебя Женя. И еще один друг… из Ростова-на-Дону.
- Из ка-кого Ростова?
- Это я… литературное произведение приплел. Там, правда, речь про еще оду женщину из Ростова-на-Дону. Классику надо знать, не читаешь ни черта, за что тебе только золотую медаль в школе дали?! 
- А я выучивала урок, отвечала, и сразу забывала то, что мне не нужно.
- Ну, значит, я тебе пока еще нужен? 
- Я б-без т-теб-бя  н-не м-могу. При-ез-жай, - морскими волнами набегал женский зов. - Никого больше нет. Я одна. Женю я вчера выгнала.
- Вчера выгнала, а сегодня уже Валю подавай? – старался он быть небрежным. 
- Я сейчас буду пить водку. 
- Да ты, по-моему, уже выпила?
- Нет, не пила. Но сейчас буду.
- А почему голос такой, плывет?
- Потому что я хочу тебя. Приезжай. 
- Это уже будет ночь, -  с недоумением обнаруживал он, как плоть его ломовым напором уже проголосовала «за».
- Приезжай ночью. Приезжай к утру. Приезжай, когда приедешь.
Мужская душа физически ощутимо отслоилась от уха, вылетела через телефонную трубку, и помчалась вперед, не догонишь! 
Спидометр отсчитывал километры, выкручивая жилы страсти. Туманная ночь развалилась по земле нагой белой женщиной с раскинутыми полусогнутыми ногами и вывернутыми внутрь сильными стопами степнячки. С перезвоном в сердце Валя мчался меж молочных чресл, нагоняя раскрытые громадным рыбьем зевом, все удаляющиеся врата в упоительное сладостное беспечное счастливое младенчество.
В Иваново он остановился около цветочного киоска, купил алую розу, заметил напротив «пиццерию», и решил, что это будет здорово, явиться среди ночи (долгожданно) с горячей пиццей. Пока эту пиццу готовили, сердце выпрыгивало, и Малинка в воображении всплескивала руками и бросалась на шею. Заверещал телефон в кармане, и Валя выхватил его, торопливо нажимая клавишу в уверенности, что Малинка замучилась ждать и звонит.
- Старичок, - сухой трубный бас Коли Шереметьева со старательной мягкостью звучал в трубке. – Я тебя не разбудил. Старичок, послушай пьесу для фортепьяно, только что закончил, душа горит, хочется показать. Ты же у нас ценитель!
- Мне медведь на ухо наступил, какой ценитель?!
- Не прибедняйся. Слушай.
Коля, погоняло Достоевский, заиграл. И Поцелуев представил его бегущие по клавишам рояля, тонкие и длинные, как удавка, пальцы. Музыка была светлой, воздушной, как у Сальери. 
Хорошо ли он играл, плохо или так себе? Валентин все равно поражался. Бандит – пробы ставить негде. Убийца, насильник – он прямо в лагере срок получил за попытку изнасилования. Хозяин – начальник тюрьмы – приставил его, выпускника Института Международных Отношений, к дочери для обучения иностранному языку. Ума-то тоже, конечно, не лишку – здорового молодого человека, лишенного свободы и соответственно женщин на долгие годы, оставлять рядом с девушкой?! Тут и монах свихнется. Тем более, неизвестно, кто там кого пытался изнасиловать: Коля был тогда писаный красавец! Охрана подглядела, выслужилась. 
Но теперь у Достоевского, второе погоняло Граф, всего – как у дурака махорки! Деньги, власть, авторитет в криминальном мире, вес и значимость в гражданском обществе – а вот подавай ему музыку, сочинительство! Человеку еще чего-то надо, сверх того, что нужно для бытовой стороны жизни. А это многого стоит – это, может, и есть аромат ее и смысл?
Поцелуев так и доехал до места, слушая музыку Шереметьева. 
- Ну, как? – спросил тот очень робко.
- Здорово!
- Да ладно уж…
- Правда, я в машине еду, такое чувство - ну, здорово!..
Ему действительно было хорошо! 
- Ты заезжай, старичок, заезжай, посидим, поболтаем, выпьем по рюмке…  Ко мне люди годами просятся, а тебя не дозовешься, все по бабам, поди, по бабам?!       
В свете фар окна квартиры казались темными. Видимо, Малинка находится у мамы, в соседнем подъезде, подумал он. Остановил, свернув в глубину двора, машину, еще раз глянул на окна: теперь они тускло светились. Наверное, успела вернуться, пока он разворачивался. 
   Валя позвонил, держа в руках розу и пиццу. Услышал за дверью движение, и чуть отстранился от глазка. Чужим голосом произнес: «Я по президентской программе, - сделал паузу, продолжил, - развожу красивым женщинам розы и пиццу». Но голос как-то сорвался, а главное, она не услышала сказанное. 
 - Кто? – повторила очень настороженно. 
 Шутки не получилось, но роза и пицца были. 
 Малинка открыла. Посмотрела тихо. 
  - Я так напугалась… Здесь в подъезде парни стояли, выпивали.
Будто она не звонила и не звала его.
Валя обнял ее, поцеловал. Направился к машине, за вещами. После общения с Шереметьевым он чувствовал себя очень крутым, так и начал собирать сумки: хватать поклажу в вечной торопливости, желании все сделать разом. Обвешанный вещами, стал выуживать из кармана ключи, чтобы нажать кнопку сигнализации. «Пак», - с легким взрывом упал пакет с хорошим вином. Валя постоял над разбитыми бутылками, как над невозвратностью, поднял распузившийся пакет, и увидел: приостановилось, направив свет фар на окна Татьяниной квартиры, такси. Значения он этому не придал, бросил пакет с битым стеклом в урну. Такси стояло, из него никто не выходил. Валя заторопился убрать сумки, брошенные средь дороги, полагая, что мешает проехать, но такси, ослепив его, развернулось, и поехало обратно, так никого и не высадив. 
 Приезжали явно к Тане. То ли, как и ему, людям в такси окна квартиры в свете фар увиделись безжизненными, то ли стало понятно, что этот коротко стриженый мужик, собирающий сумки, на тачке с иногородними «блатными» номерами, дислоцируется в том же направлении.
- И вчера здесь рядом стояла машина, сорок пять минут мигала. Вот, знаешь, сигналы аварии? 
- Думаешь, Женя приезжает, смотрит?
- Нет, - твердо протянула она, - это, во-первых, не в его характере, во-вторых, он бы на своей машине приехал. Я думаю, это Бобруйский. Он любит все делать так, чтобы этого не ждали.
«Кончилась жизнь, брат пономарь», - пронеслись строки песни в голове Вали.
Она была словно под колпаком. Полиэтиленовом таком, когда на ощупь, вроде, чувствуется предмет, но отслоенный, в упаковке.  
- Все должно решиться после встречи.
- Какой встречи?     
- С Бобруйским. 
- И что должно решиться? – насторожился он.
- Я увижу, понял человек или нет.
- Что понял? – Валя спрашивал мягко: как у больного.
- Ну, будет он изменять хор или нет? 
«Уголь сгорел в кадиле», - вновь пропел в мыслях строки. 
- Если он понял, - продолжила она, - тогда я позволю ему встречаться с ребенком.
- А если не понял?
- Тогда не позволю.
- А он, что, как-то очень рвется встретиться с ребенком?
- Я же говорю: все решится после встречи.
 - А зачем тогда приехал я?!
Валя понимал, что не надо бы ему сейчас с собственными обидами. Тут иного рода случай: колпак, так колпак. Но ведь опаляло! 
 - Ты сам все это затеял. Сам заставил меня позвонить ему, и сказать все. 
 - Зачем я вообще здесь? Если тебе так дорог он, если тебе он так нужен, что ты ждешь его, и тебе мерещится, что он полтора часа сидит у твоего дома в мигающей машине?!
 - Сорок пять минут, я говорила.
 - Ну, сорок пять минут и три секунды!
 Валя чувствовал, как заболевал душой. Он уже давно заболел, и сильно. И Малинка, подарившая ему столько счастья, была теперь его болезнью.  Он заболевал и, как и она в своей болезни, ничего с этим не мог поделать. 
«У-а,  у-а», - закричал ребенок.
«У-а, у-а», - уносилась его душа в темный проем.
 - Зачем я лечу сюда среди ночи, если ты живешь с Бобруйским в башке?! Или не знаю, где? Ты чем чувствуешь переживания? Маткой?!
- Да, - удивленно сказала она, качая ребенка и прислушиваясь к себе.
- Зачем я, если твоя обмершая от ожидания плоть ждет его?!
- Она его не ждет. Я же тебе все объясняла. Я хотела изменить хор.
«А-а-а! - провопила душа из бездны. – А-а-а!»
«А-А!» - настаивал на своем праве младенец.
-  Если бы ты знал, какой прежде был хор, - качала она дитя. - Мне многие завидовали: да, говорили, пусть у нас работа, деньги, ну и что, у тебя есть смысл жизни.
- Ну, хороший ты способ придумала, ну, просто потрясающий: здесь дала – хор на три октавы выше запел, - Валентин ушел почти на фальцет. - Туда зашли, – затрубил он, - басы-октависты низы взяли, земля загудела! 
Ребенок замолчал. Молчала и она. 
- Да пойми ты, пойми, - смилостивился Валя, - Бобруйский такой сибарит, что не будет он сидеть в машине полтора часа.
- Сорок пять минут.
- Ну, сорок пять минут, академический час. И сам он не поедет, не зная, что здесь, кто, не станет он подставляться и рисковать. Послать кого-то – да, девчонок из хора, чтобы они приехали, привезли тебя, чтобы все было, как прежде, большая дружба, единый коллектив. И вот тогда, в привычной для него обстановке, он начнет действовать. Вот если ты подашь на него в суд, ты ему станешь очень нужна, у него просто любовь к тебе из всех мест забрызжет. Но не потому, что захочет исправляться или исправлять хор. И не потому, что ты ему действительно нужна, или дочь, или вообще кто-то нужен, а потому что ему будет страшно. Суд – явление общественное, он живет за счет своего якобы доброго имени, имени хора, а, потеряв его, или подорвав, он потеряет все: уважение власти, спонсоров, а это не только коньячок, но и хлебушек. Он станет бомжом, и даже тот ноготок, на который он накручивает хор, замрет в неприличном положении! 
Татьяна тем временем уложила ребенка в кроватку. 
-Так что скоро на тебя прольется вся полнота его долгожданной любви, но ты помни, что она только для того, чтобы тебя успокоить, примирить, снова приладить к себе, сделать ручной. Чтобы все – шито-крыто. Ну, заткни ты свою выпрыгивающую матку на это время! 
- Чем заткнуть?
Валя, кажется, физически услышал хруст рвущегося колпака.
- Поцелуев, - решительно обняла она его, - когда ты начинаешь злиться, меня почему-то это так заводит?       
Господи, Боже праведный! Того ли она ждала? Валю ли? Или просто мужчину, большого, сильного, великодушного, способного взять ее и повести в ту жизнь, где есть добрые семья, лад, где по садику бегают множества премножества детей, которые любят отца, и он их гладит по головкам, и благодарно смотрит на жену свою? 
Она была мать, матка, матерь, она просыпалась до свету, когда малышам так хочется понежиться, чтобы иметь время до детского садика усадить рядком двадцать восемь кукол, одеть их, принарядить и накормить. 
 Он думал: а если бы Таня была его дочерью? Понял бы? Простил? Конечно. И все сделал бы, чтобы помочь.  
Но Малинка не была дочерью. 
Они лежали рядышком. Его чуткий, как у всякого некурящего человека, нос улавливал запах сукровицы: от переживаний ли, еще по какой причине, у нее не прекращались женские кровотечения.   
- Если я стану богатой, - утраивалась удобнее она, - я построю здание для хора: стеклянное, куполом. В Плесе, на мысе, где Успенский Собор. Как ты думаешь, там разрешат построить? Будет ли это в стиле: Собор и стеклянное современное здание куполом?
- Ну, стеклянное, куполом, для хора, может быть, и будет.
- И создам хор. Три группы: детскую, юношескую и взрослую. Для роста. Деньги буду давать только для дела: если будут заниматься и побеждать в фестивалях. 
- А руководителем, видимо, возьмешь Бобруйского? – подначил Поцелуев, уверенный, что тот не входит в ее планы.
- Нет. Я его возьму хормейстером, - приподнялась она на локте. – Руководить будет другой.
- А зачем другой, если есть этот? – холодок побежал по спине Вали.
- Ты не понимаешь. Хормейстер – он занимается отдельно партиями, а дирижер – он уже сводит партии. Бобруйский хорошо работает с голосами, выбирает интересный репертуар. У него связи.
- Все-таки я не пойму. Если этот будет выбирать репертуар, пользоваться своими связями, зачем ему на голову другой руководитель? Они же перегрызутся?
 - Нет, должен быть другой. Бобруйский будет только в средней группе. Шестнадцать, семнадцать лет: когда нужно с голосом работать.
- Это ты ему по большой дружбе хочешь молодняк подогнать?
- Нет. Он осторожный. С этим возрастом он спать не будет. Там же родители.
- А без него никак?  Хрустальный купол - не зазвучит?
- Нет, если, кончено, он также начнет вести себя, то он не нужен. Просто, когда он сказал про хор – в Плесе, под стеклянным куполом, - мне так сразу понравилось!
- Так это его идея? 
- Идея его, но сам он ее не осуществит.

                                    Люди в белом

Валя мчался по ночной трассе со скоростью сто семьдесят километров в час, иногда замечая, как стрелка спидометра уходит еще выше, чуть сбрасывая газ. Во всполохах встречных огней ему все виделись соития Тани и Бобруйского. Теперь он подозревал ее в обмане, и казалось, что она и сейчас, во время его приезда встречалась с Бобруйским: картины оргий, больших, всем хором окончательно сводили с ума.
- Бльль-а-ать, бли-ии-ына, бля-а-иища-а, - рычал он ей в сотовый телефон. В ночь. В небеса. Во Вселенную.
Светящийся «гаишник» со светящейся палкой двигался поперек межзвездного пространства. 
Тучный, осевший, большой. Все ему было уже не в радость: сколь не качай бабла, а все равно – «гаишник»!
- Наливай! – решительно махнул Валентин.
Мрачный майор долго приподнимал голову. 
- Не слышал, что ли?! – работал на опережение Валентин. – Сегодня же день работника вытрезвителя! Вышел указ президента! Остановил нарушителя: налей сто грамм, и отпусти!
- А-ах, а-ах, а-ах, - как-то наоборот, чем все люди, стал смеяться гаишник. 
Валя даже подумал: не постучать ли его по большой спине с горбатым загривком?
- Спа-а-асибо, на-асмешил! – задыхался от полноты жизни человек: – Да-авай! – дал он отмашку. – Но ты хоть не по-од двести е-езжай! Хоть по-од сто-а-а два-адцать! 
- Сто девятнадцать! – и неожиданно постучал себя по груди. – Клянусь депутатской неприкосновенностью!
Дома, приняв грамм четыреста на грудь, он позвонил по сетевому телефону, что-то долго выяснял, обвиняя, срываясь на мат, который прежде пользовал крайне редко даже в годы тюремного заключения. Она отвечала голосом размытым, как-то плывущим, сорванным. «Сумасшедший, - повторяла она ему, - ты сумасшедший!». 
И только, положив трубку, Валя подумал: «Что я делаю?».  Из нее льет, как из жертвенного барана. Нужен покой, лечение, может быть, операция. А вместо этого!.. 
Листок с детским рисунком – огороженный дом с воротами и деревом, дом, в котором могла бы она укрыться, счастливо жить с детьми и мужем, такая простая женская мечта – лежал перед глазами. 
Надо сменить пластинку. Кричи, не кричи, а любит он ее смертно. Валя попытался позвонить, но не было связи.
«У нас в сумасшедшем доме хорошо, - переводил все в шутку Валя, набирая текст эсэмэски. – Мне даже не надели смирительную рубашку.  Только почему-то отключили все твои телефоны. Я им объясняю, что мне обязательно нужно поговорить с тобой, но меня не слушают, называют тихим помешанным и говорят, что это не лечится. К счастью, здесь Достоевский. Не тот, который «композитор», а классик литературы. Он, только взглянув на меня, горько заплакал. Да и мне его всей душой жаль».
Валя отправил сообщение, представив, как Таня, проснувшись, прочитает его и улыбнется: сумасшедший, он и есть сумасшедший.
Однако не спалось. Он посмотрел видеозапись, которую они вместе делали на пустынном пляже, и вовсе сделалось не по себе: такая же она желанная была для него, зараза!
Он снова стал набирать эсэмэску: «Достоевский мне рассказывает, как мучила его пуще горечи любовь и ревность. Он был гением, а его первая жена, Мария, пылала страстью к городскому учителю гимназии. И ведь что поразительно, не во время смертного приговора, который был уже вынесен, и он ждал казни, не на каторге, а в минуты страшного любовного морока с ним и случился впервые припадок…».  Валя так и не успел написать «падучей»: разрядился аккумулятор, аппарат угас, а «подзарядник» среди ночи он долго не мог найти. Нашел, поставил на подзарядку.
Заснуть Поцелуев так и не смог, чуть окунулся в небытие, и тотчас вскочил на проигрыш пришедшей эсмээски. 
«Видимо, у каждого из нас должна быть своя жизнь», - прочитал он.
Что-то юлой по сердцу пошло, нехорошее такое, свербящее. Шутка – нужна шутка, нужно продолжать шутливую игру. 
«Люди в белом, - писал он маленьким буковками в святящемся окошечке телефона, - не стали объяснять мне, какая своя жизнь у меня должна быть, а надели на меня смирительную рубашку. И хотят сделать инъекцию от любви. Достоевский говорит, что это меня убьет. И, почему-то смеясь, добавляет: «Но иного выхода нет».
Письмо улетело, и Валя направился заваривать чай в твердом ощущении, что на другом конце связи, как молния, рождается ответ, предупреждающий, что не надо инъекций, что инъекция существует только одна – их нерушимая близость. 
Ответ действительно пришел мгновенно: 
«С этого момента мы чужие люди. Обязательств перед тобой у меня нет».  
Чайник свистел. Злился. Негодовал.
- Ты прочитала мою эсмээску? – позвонил Валя. 
- Про людей в белом? Да.
-И после этого ты мне пишешь…
- Я профнепригодна, как женщина Поцелуева. Все.  
Валя проваливался куда-то, летел, и так жалостливо замирало сердце, казалось, еще вот-вот, и оно онемеет, и задохнется, и нечем будет ему стучать. Все не реально. Все не так, как виделось. Жизнь совсем иная. И есть ли он на самом деле? Сознание хваталось за возможность выжить: мелькали женщины в сознании, бывшие, мало знакомые, едва встреченные. Ноги понесли сами.

                                  Убеждения

Непорочная, крестиком сложив свои красивые ноги, отточенные десятком лет занятий художественной гимнастикой, сидела возле кабинета гинеколога. Врач был мужчина, и она думала, может ли она пойти к нему на прием и допустить, чтобы чужие мужские пальцы вошли в нее. Библия, которую знала наизусть, не предусматривала подобных ситуаций, и не давала ответа. Ответ давало чувство: это было вопреки тому, что она человек, женщина, взращенная определенными путями Ветхого Завета к свободным простором Евангелия, должна делать. Ветхий Завет говорит: ты, чрево, призванное сохранить и пронести древнее семя, ты, верная заповедям, можешь исполнить пророчества и родить Мессию. А Евангелие учит, что ты - сердце, дарованное любить. Для этого вовсе не обязательно продолжать род, и ни одна евангельская женщина не заботится об этом, ибо для них продолжение проходит не через плоть, но чрез дух.
Вероника встала, и под собственные чеканные шаги вышла из поликлиники. Как никогда остро, она ощущала теперь разницу между мужчиной и женщиной. Она могла быть не слабее мужчины, потому что цивилизация отменяла значение физической силы. Она не имела право творить храмовую службу, как священнослужитель в Храме, но электронное информационное поле корректировало имеющиеся человеческие уставы. Время изменило многое, кроме того, что женщина оставалась вместилищем для рождения новой жизни, и как тысячи лет назад она обязана была сохранить свое лоно для чада своего. 
Вероника свернула в коммерческий центр гинекологии, хотя и не имела достаточных средств, потому что никто ей не платил ни за ум, ни за знания, ни за труды, а если платили, то только тогда, когда истомленная нуждой, она участвовала в надувании мыльных пузырей, ставшим законом. Здесь принимала врач-женщина. Непорочная подсчитала средства, расплатилась, рискуя остаться без ужина, и вошла в кабинет.
Она полулежала с раскинутыми ногами, исследуемая чужими перстами, думала о том, что как в капле воды присутствует весь водный состав, так каждая телесная клеточка – есть заводь души. Заводь, куда стекается водная рябь, сбивается сор, откуда поднимаются пары и взлетают птицы. И дитя появляется не из тел, а из душ. Ее отец был сельским мастером, и делал табуретки. Табуретки делали многие – в деревне это расхожий товар, удобная мебель, перенес сюда, присел, поставил здесь, встал, чтобы развесить белье. Табуретки делали незамысловатые: для пользы дела. И только отец их украшал виньетками, вытачивал округлые ножки на токарном станке. Прежде, чем сеть на его табуретку, человек обязательно ею любовался, повернув перед собой так и эдак, и садился, распрямив спину, в особенном расположении духа. Но если так разнятся табуретки, сделанные второпях и сотворенные любовно, то, как же должны разниться дети, зачатые по неосторожности или рожденные в любви? 
  - Беременность на поздней стадии. Четырнадцать недель, - заключила врач.
Вероника ждала этого мгновения много лет. И теперь вставала, одевалась, и рушился мир вокруг. Он подломился, когда она поняла, что Валентин не любит ее. Она стала понимать это давно, находя то один, то другой предмет, подтверждающий его связи с другими женщинами. Она старалась этого не замечать, не жить укорами, она сказала себе, что этого ничего нет. Ели бы хоть на секунду позволила предполагать обратное, по ее разумению, она обязана была тотчас расстаться с Валентином. «Он не любит, и с этим ничего не поделаешь», - произнесло нечто за нее, когда мужчина, выскочив из постели, будто попользовался проституткой, полетел якобы на деловую встречу с ивановским хором. Звонки ивановской ткачихи на телевидение Вероника помнила еще со времен предвыборной кампании. 
Некогда, ради шутки, она назвала Поцелуева – «Поцелуев» – и ведь знала же, хорошо знала, что изреченное слово обязательно станет реальностью: «Оборотень»…
И теперь она, Вероника Непорочная, родит ребенка от порочной связи, порочного мужчины, в пороке?! «Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда; ибо ужасен конец неправедного рода» - гласит Книга премудростей Соломоновых.  Книга премудростей Иисуса, сына Сирахова, предрекает: «Лучше один праведник, нежели тысяча грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых, ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет». 

                                               Все                          

Валентин ждал Непорочную, сидя в полукруглой беседке неподалеку от подъезда дома. На звонки она по-прежнему не отвечала: длинные гудки – трубку никто не берет. Мобильный был заблокирован. Да жива ли она вообще?
 И увидел – Вероника подъезжала к дому на велосипеде. Глядела перед собой, кажется, ничего вокруг не замечая. Около подъезда остановилась. Сняла сумки с руля. В спортивной футболке с короткими рукавами, в облегающем спортивном трико. Поджарая, резкая, будто под высоковольтным напряжением. Поцелуев не окликал, не подходил. Ждал, когда она войдет, чтобы потом позвонить: откроет ли? Теперь он будет точно знать, что Вероника дома.  
Да и не хотелось подходить: что-то непоправимо жесткое было во всей ее фигуре, движениях, неприступное. Опасное. 
Он выдержал паузу минут в пятнадцать. Позвонил. Иного он и не ждал: тишина в ответ. Безжизненность. Значит, и тогда она была дома, не открыла. Новая жизненная установка – и трава не расти.
Валя уходил торопливо, как от сглаза или заразы, твердя себе: все, все, все. 

                                        Сверх того

Коля Шереметьев теперь жил за городом, на отшибе: Поцелуев искал его особняк, спросил у прохожих, и те уважительно закивали: «Граф Шереметьев? Знаем, знаем, вот сейчас поедете прямо…», - стали показывать. А через десять-двадцать лет, тем более, когда здесь буду жить потомки, никто и не вспомнит, что «Граф» - изначально кличка, а не дворянское звание Николая Николаевича, которое, впрочем, он давно себе уже купил.
Граф Шереметьев оброс бородой, и отпустил за ушами длинные седые волосики.  Он непривычно для себя суетился, показывал покои дома, но, истосковавшись в уединении и творческих поисках по ценителям, явно спешил к музыкальному инструменту. 
Рояль был, конечно, белым, концертным, с красивым лепестком открытой крышки. Коля заиграл. Даже если бы вовсе не звучала музыка, а была только пантомима, которую музыкант исполнял движениями своих хищных рук и всей сухопарой сильной фигуры, - стоило приезжать! Шереметьев, прозванный Достоевским, играл, и чужая тень ложилась на лицо его, и зловеще проваливались худые щеки, и выпукло озарялся светом громадный лоб.
Не веривший и не доверявший никому, Коля Шереметьев вдруг поверил, что, действительно, композитор, действительно, талант. Он забыл, что за все – платил. Его музыку исполняли – платил, давали в эфире – платил, платил даже за овации на концертах и тусовках, им устроенных и оплаченных. Его хвалили – как же не будут хвалить, когда человек за это платит? И Коля, погоняло «Граф» и «Достоевский», вдруг возомнил себя музыкантом и… оставил мирские, грешные дела. Ушел из бизнеса, из криминала, к коему имел талант не дюжий. Стал жить на ренту: сдавал недвижимость, которой обладал в достаточной мере. Это были немалые средства для человека, привыкшего к обычным запросам. Но Коле – любившему царить, повелевать – требовались серьезные духовные усилия, чтобы смириться с ролью просто обеспеченного человека. Теперь он ждал иного поклонения. Жил, называя себя «отшельником», не выезжая из загородного особняка. И часами, сутками просиживал за роялем. 
Длинные пальцы Шереметьева замерли на клавишах. Он дослушал аккорд и с горечью проговорил: 
- Вот смотри, старичок, - закрывал композитор крышку рояля. -  Раньше писал ширпотреб, его везде исполняли! С руками отрывали! Сейчас пишу настоящее, - и пьеску для фортепиано с оркестром не могу пробить! 
Валентин сделал жест, ссылающийся на время и нравы. 
- У нас был такой уровень музыкальной культуры! – вздымал персты граф.
 Член Союза композиторов Николай Шереметьев, как студент-первокурсник, слушал классику, не расставаясь с плеером и наушниками.   
- Сколько времени коту под хвост! Вот же она, вот, - гармония жизни! – вновь открывал Коля крышку рояля.
Однако творчество такая замечательная вещь, которая сразу требует жертв. И в этом нет ничего мистического, просто человеку становится неважным все остальное. Он выпускает это остальное из внимания, и оно потихонечку исчезает. Недвижимость, права на которую часто оказывались спорными, у Шереметьева таяла. Но и это не смущало Колю, кажется, готового к нищете, к свершению подвига, лишь бы высечь, вызволить из-под пальцев, из души, из всей ломаной жизни своей, прекрасные нежные звуки. И сам он внешне стал воплощением утонченности, интеллигентности, творческой глубины. 
- Ну, бабки, тачки, хазы, ну, сейнеры и лайнеры, - усмехался Коля над бренным бытием. – Вот, - приподнимал он вверх нотную тетрадь или маленький диск, - моя пьеска. Пусть ее сейчас не исполняют, пусть не понимают, но она – есть! И через тысячу лет – ее можно достать и сыграть!
Поцелуев не знал, радоваться за него или огорчаться? Рано или поздно графу Колю постигнет страшное разочарование, как поймало оно его, Валентина Поцелуева, которому хотелось верить в беззаветную любовь чистой юной провинциалки, и он в нее верил.       
Шереметьев снова играл, они выпивали, и после рюмки одиннадцатой, «Достоевский» с былой широтой, покровительственно повел длинной рукой с длинными тонкими пальцами и панибратски бросал ее старому приятелю на плечо: 
- За мать-тюрьму!

                            Истины в компьютере

- Мам, а если мне все-таки в Москву уехать? – завел речь Женя с утра. Специально сказал на этот раз: не «нам», а «мне». – Там ведь другие деньги платят.
Папа за столом глянул снизу-вверх, и склонился к чашке чая. 
- Ну, если твоей Танечке деньги важнее, чем мы с отцом…
- Да почему опять «Танечке» ?! Я же говорю: мне уехать?! Одному! Здесь же недалеко, я буду приезжать на выходные. Да и не обязательно в Москву! Хоть куда! Во Владимир, в Белоруссию вон! Ну, не получается у меня здесь! - он выделил это «у меня».
- Поезжай, - вдруг прижала мама руки к груди. – Я на все ради тебя готова. Пусть я умру, отец меня похоронит, пусть меня лучше не будет, если я так мешаю этой. 
- Мама, мама, мама, мама!!! – сын упал на стул и уронил голову на руки.
 Слезы душили. Глотнул воздуху, взглянул на отца. 
- Папа, ну, ты-то хоть скажи что-нибудь! Что ты все молчишь, будто я тебе не сын?!
Отец глядел на него. Щеки впали, округлое лицо проволокой скручивали морщины. Он набрал воздуха, приоткрыл рот и… стал медленно поворачиваться. Жены на кухне не было. Настораживающая тишина исходила из глубины квартиры. 
Она лежала поверх застеленной кровати – супружеского ложа. Маленькая, тихая, будто не живая. Отец и сын замерли в дверях комнаты: короткий и длинный. 
 - Мама?! – вновь вскричал сын.
- Вот и я дожила, что не нужна родному сыну. Люди говорили, что так бывает. Сама видела, но никогда не думала, что так будет со мной. 
- Как же не нужна? Нужна, мама! – присел Женя рядом. 
Держал в руке холодную руку мамы.
- Хоронить не приезжай, - слабо улыбалась она, поправляя ему челку. – Живите для себя. Что сделаешь, так уж, видно, устроен мир.
- Да не так, не так! 
 Не мог он, без мамы, принять решение. А мама решение не принимала!
- Никуда не поеду! – Женя всхлипнул, прижал к лицу мамины ладони.
Он сбегал по лестнице своего подъезда: облупившаяся краска на периллах, рисунок эмблемы с надписью: «Спартак – чемпион» на стене. Нет, это нереальность. Сослуживцы перед работой курили, он тоже для приличия постоял в их кругу. Продолжался все тот же нескончаемый разговор: где подзаработать? Что пили? С кем перепихнулись? Сотрудники благообразно замолчали, когда мимо важно прошествовал президент компании «Контакт-плюс» Банников. Но Женя как-то во время рабочего дня «взломал» его компьютер – тот смотрел черную порнуху! Люди словно пережидали жизнь. Разве они настоящие? 
И снова была желанная ночь. Чистый белый экран наполнялся цветом, появились буквы: запрос. Начиналась взаимосвязь. Компьютер загружался, умнел, выводил в царствие Интернета, как бы накрывая, окутывая, обволакивая Программиста, делая его крохотной частицей собственной нескончаемой вселенной.
Белорусский родственник с аккордеоном на сайте показался теперь совсем непохожим на него: да, рослый, да, русый, но таких – сотни и тысячи. 
 «Господь и сам открыл бы им про эти деревья, - звала его Непорочная в другую жизнь.  - Для чего бы иначе росли они, если в Саду все было для человека?  Открыл про то, что несет в себе Познание и что есть Жизнь вечная. Господь готовил их стать равными себе. Но до этого люди, с их младенческими душами, должны были дорасти. А плоды, наливавшиеся для них спелостью соков в райском саду Эдеме, - созреть. Люди должны были обрести познание того, что находится за пределами видимого им и каково их предназначение? Но они поступили так, как сегодня поступаем и мы: лишь бы сорвать, лишь бы съесть! А потому открылось им, что наги, и больше – ничего не открылось! Господь изгнал людей не столько потому, что они отведали запретный плод и узнали наготу свою. А потому, что, нарушив Завет, оказались неготовыми к жизни вечной, которую, подобно Богам, принесли бы им плоды Древа жизни. 
Создатель из поколения в поколение делал то, что не получилось в райском саду.  Господь выбирал праведников и пророков, которые претворяли Божью волю в жизнь. Через Ноя спасалась семья, через Авраама – собиралось племя, через Моисея – обретался народ. И не было пророков среди женщин, хотя от женщины зависела жизнь каждого из них: «Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – как гниль в костях его», - гласят Притчи Иисуса, сына Сирахова. И пришло время, когда потребовалось спасение каждого человека вне племени и рода - через душу его. И не нашел больше Господь мужчины: ни одного не оказалось, кому можно было доверить Слово свое.  Тогда он впервые в земной истории выбрал женщину: Деву Марию. И через нее послал Сына своего. Прошло две тысячи лет, мы еще не поняли, почему Господь выбрал в посредники женщину. 
Через женщину приходил Спаситель. 
Каждая женщина, по образу Девы Марии, через рождение Дитя участвует в мистерии спасения рода человеческого.
Через женщину воссядет Антихрист. 
Через женщину – грядет Второе Пришествие».
        
                   «Женщины мужчин выпивают»                            

Над морем, на привязи за катером, воздушным змеем медленно планировал парашют с висящим под ним человеком. Валя улыбнулся, вспомнив, как летала на парашюте Таня. Парашют долго не мог набрать высоту, и она летела, цепляя ногами воду. А он, оставаясь в катере, побаивался, как бы не захватила ее волна. Малинка взмыла в воздух, он ловил «парашютистку» объективом фотоаппарата, и так его захлестывала ее радость!
Валя все это успел заново пережить, как тотчас лопнувшим плодом физически ощутимо потекла по душе мутная гнойная слизь: в это время она уже была с Бобруйским, и там, в вышине, может, думала о нем, полнилась в воображении музыкой, многоголосым хоровым пением под взмахи его рук. И чрево ее пульсировало, тянулось вывернуться, настроенное на продолжение семени хормейстера. Полдня дальше Поцелуев так и двигался все по той же чудной земле с голубооким небом - совершенно разрушенный внутри. 
Поцелуев давно не встречал мужчин, заряженных идеологией. Зато женщин – на первом же углу.
- Здесь я временно, - полушепотом, как бы по секрету говорила ему владелица парикмахерской, занимаясь его стрижкой. - Вообще-то я занимаюсь Интернет-бизнесом. Очень перспективная вещь. 
Хозяйка бросала на клиента пытливые взгляды, примеряя почти незнакомого мужчину к своей жизни, может быть, и привлекая достаточной обеспеченностью для этих мест. 
- Да, - соглашался Валя, - Интернет, мне кажется, это чудо, может быть, сравнимое с чудом появления человека на Земле. Дело нечеловеческих рук. И так стремительно развивается, что будет дальше?
- А дальше будет реинкарнация, вечная жизнь, - нежно касалась она его волос. 
- Да? - удивился Валя. – А я полагал, наоборот. Соберут, как нектар, информацию, и мы больше не нужны.
- Не надо так думать. Надо радоваться тому, что есть. Накапливать позитив. Раз это есть, это вошло в меня, значит, пусть будет. И не надо думать, зачем это.
Как удивительно по-женски, отметил Валя, звучит эта еще одна выстроенная система о накапливаемом позитиве: «это вошло в меня, значит, пусть будет». Не важно от кого, не важно что, важно, что вошло. 
В крымском дворе, похожем на театральную вы городку, у колонки, знакомо полоскала, развешивала на веревке белье девочка из многодетной семьи. Только теперь, склоняясь, она широко раздвигала ноги, а, распрямляясь, переваливалась назад, сохраняя равновесие: она была на последних месяцах беременности! Так и не «подтянулась» на медаль в одиннадцатом классе, как мечтала, бросив школу совсем. Здесь это было делом обычным: рожать, когда сама еще ребенок. 
- На море был? – протягивал клешастую руку сосед Проня. – Как вода? Я тоже ходил, год ли, два ли назад… Хорошая вода была… - так за год и не дошел сосед до моря.  
Девочка с бельем, увидев Валентина, опустила голову и стремительно ушла, держа таз перед собой. 
- Так она от этого, с выбитым зубом?  - здоровался с соседом Валентин.
- От него.
- Они хоть поженились?
- Могила ему жена. В канаве нашли: наркота!..
Поцелуев усмехнулся с горечью: зря он, конечно, тогда выскочил с советом не водиться с шпаной! Только больше настроил девчонку делать наперекор. 
- Сколько живу, понять не могу: как ни хорошая девка, так самую шваль оторвет!..
У Валентина был хороший заказ: писал рецензии и отзывы на музыку композитора Шереметьева. Вступал в полемику, подписываясь разными именами, в общем, увлеченно создавал драматургию. Она ему, Колина музыка – неожиданно нравилась. Нежная, умиротворяющая, и что самое ценное: с минимальным количеством звуков. Так он сидел, включив легкий звук, за компьютером, слушал, думал, писал, пригублял вино из бокала. Абсолютная релаксация. При этом по телевизору, немо раскрывая рты, люди то готовили изобильную пищу, то лечились голоданием.  
В дверь постучали. Тихо, не нарушая музыки. Вошла светленькая, ясноглазая девочка лет семи: он помнил ее, - с очень внимательными глазами и куклой бабушкиных времен. «Лягушонок».
- Можно, я у тебя посижу? – застенчиво наклонила она головку. - Ты занимайся своими делами, а я тихо, тихо буду сидеть, и мешать тебе не буду. 
Девочка устроилась в углу, специально передвинув туда табуретку.  Помолчала некоторое время, и, оглядевшись, задала вопрос:
- А где у тебя жена? – она посмотрела пытливо, и тотчас, как это делают женщины, поторопилась сделать невинный вид: - Ты не думай, зачем я спрашиваю, я просто так спрашиваю. 
Ему пришлось серьезно объясняться, ясно чувствуя, что жизнь ещё не потеряна.
- Женщины мужчин выпивают, - заключила она.
Поцелуев смотрел на девочку – да, ей было не больше семи. И на лягушонка она уже совсем не походила. 
- Как это? – спросил он, наконец.
- У меня братик был. Мы с ним вместе были в животе у мамы. Я его выпила. Он родился мертвый. А я живая и здоровая. 
С этим чувством, подспудного знания маленькой женщиной истины, Поцелуев отправился в вечерний город.
Сразу за домом была небольшая старая церковь: намоленная. Валентин любил зайти в нее, поставить свечку: подумать о вечном. И службу здесь вел батюшка такой, домашний: ямочками на щеках и улыбкой на лице даже тогда, когда он не улыбался. Во время исполнения обряда причастия к батюшке всегда тянулась очередь, а Поцелуева ноги уже куда-то звали, несли, и до исповеди дело не доходило. Хотя вопросы в голове откладывались.
Поцелуев перекрестился, вошел - в церкви были только батюшка и служка, решали какие-то хозяйственный вопросы.   
- Извините! - понесло вдруг Валю. - Сказано, если правый глаз соблазняет тебя, вырви его, если левый соблазняет, вырви!.. Но высшее служение, как талант, дается не каждому. А где взять энергию для бытовой жизни, если не влюбляться? Не увлекаться, начиная шевелиться, добывать, взбивать, так сказать, сливки!? – Поцелуев никак не мог придержать свой напор. - Не блудником ли сегодня устраивается вся жизнь?!
 Батюшка, похожий на блаженного Серафима, годами Ивана гораздо моложе, глянул, снизу-вверх, изумленно на обрушившегося со странной исповедью мужчину. И без колебаний, в тон вопрошавшему, назидательно произнес отрывчатыми фразами: 
- Важна мера. Сколько раз в день вы едите? Три? А если будете есть четыре, пять, шесть раз, если будете наедаться без меры, что получится? Вы заболеете и умрете! 
Столь же изумленно глянул на священника и Поцелуев, не ожидая такого простого и доходчивого ответа. 
Священник неожиданно протянул Поцелуеву крест для целования. И наложил на голову епитрахиль. Утешенный, как дитя матерью, Валя прошествовал к Набережной. 
В полуночном свете и отблесках города Валентин неторопливо, с наслаждением рассекал движением рук морские воды, как неподалеку, на возвышении волнореза, бросились в глаза челночные движения девушки, примостившейся в объятьях мужчины. Валя уже не боялся, что помешает, не пытался стать незаметным. Мир виртуальной реальности – компьютерные эротические игры, порнографические ролики и слайды – сделал таинство половой близости явлением публичным. Виртуальные образы шагнули в действительную жизнь. Людям нравится жить, как в кино. 
Он вышел на берег, присел на камни.  
Челнок на волнорезе среди подлунного играющего моря набирал финальную скорость.
Это казалось культовым обрядом – языческим актом служения телу.
Молодые люди, вернув в миг на место детали одежды, стремительно направились к набережной. Ее походка была лихорадочно устремленной, жесткой - типичная «офисная» вышколенная девочка. Парень, упитанный, холеный, по виду, благообразный офисный служитель в очках, фосфорился ощущением собственной удали и победы.
Пара прошла мимо, и вместе с женщиной морской волной прокатился кобылий сексуальный зов. 
«Что делать будем?» - Поцелуев задался тем же вопросом, с которым обратился товарищ Берия к товарищу Сталину, когда на повестке дня встал вопрос о порочащей связи с женщиной маршала Рокоссовского! Вождь, прежде, чем ответить, любил повторять вопросы: «Что де-элать будем? За-авидовать будем». 
«Важна мера». Ешь, но не переедай!
В совершеннейшей задумчивости, он поехал на машине по городу, надеясь, что к нему у сейчас спасительно подсядет какая-то девушка.  Она и подсела. 
- А я по президентской программе! – выпалил Валентин.
На эту его затравку женщины клевали без задоринки. На этот раз девушка кивнула, полностью в своих мыслях. 
- По решению, так сказать, проблемы демографического кризиса!..
Пассажирка положила денежку на торпеду автомобиля, указав, где остановиться. 
Поцелуев, проявляя волю, снова отправился в путь. Тотчас с полосатой палочкой выскочил гаишник - «даишник». «96 км», - показывал его аппарат скорость. Что это за нарушение, девяносто шесть?! 
- Двести пятьдесят гривен, - объявил постовой. 
- Сколько?! – изумился Валя. - Еще недавно здесь хватало десятки?!
На что сотрудник автоинспекции заметил с глубокой философской печалью: 
- Жизнь-то - не стоит не месте…

                                          Аномалии

Как воздуха, Валентину не хватало общения с Вероникой: она умела все невзгоды превращать в радость! Он заходил теперь на ее сайт, обнаруживая все растущее, нахлынувшее количество посетителей: один из самых посещаемых русских сайтов. 
  «Жили две подруги. Занимались спортом. Однажды обе, в гостинице чужого города, оказались в комнате с насильниками. Одна – впрыгнула в окно. Повредила ноги, со спортом было покончено, но в дальнейшем на здоровье, походке это не отразилось. Другая осталась. И в положенный срок родила от насильника. Сын вырос и попал в тюрьму. Мать приехала навестить его и… была изнасилована. Теперь сыном. Скоро выяснилось, что понесла от него. И покончила с собой. Другая подруга уже зрелой женщиной полюбила и захотела от любимого мужчины ребенка. И когда уже почти разуверилась в возможности родить, зачала. - Валя просто впился в экран, внутренне боясь, что Вероника, по другую сторону связи, его обнаружит: - Она зачала тогда, когда пришло ясное понимание, что не любима. Не любима, и с этим ничего нельзя поделать. Можно только освободиться. Но разве можно освободиться, если в чреве вызревает плод от неверного и нелюбящего человека? Выходит, нужно освобождаться и от плода?»
Далее следовали комментарии подписчиков:
 - Знаете старую притчу о том, как спорили противник и сторонник абортов? – Противник абортов говорит: вот живет женщина, рожает детей. Одного дауна, второго, и так пятерых подряд. Вдруг беременеет шестым: как, по-вашему, она должна сделать аборт? «Должна»! - восклицает сторонник абортов.  «Поздравляю! - говорит на это «противник», - вы только что убили Бетховена! 
- Не уверен, что даже Бетховен стоит шести маньяков. Или одного Гитлера. Даже у зверья в тайге очень суровые, четко очерченные законы генетического отбора, а люди вдруг стали множиться, как сучки на помойках, которым не надо заботиться о выживании, о сохранении потомства: помойка, она прокормит!
- Я недавно сделала аборт. Искусственные роды. Ничего ужасней быть не может. Мне снится маленький ребенок каждую ночь, и ночью я его кормлю грудью, вдруг просыпаюсь, и понимаю, что его нет. А душа его зовет меня!   
- Чудовищно, когда пластиковая трубочка входит в тебя, и ты внутренним взором видишь, как она влезает в горлышко матки, а потом начинает работать механизм, по звуку похожий на пылесос. Вакуумный аппарат, выкачивающий зародившуюся жизнь.
Поцелуев читал, задыхаясь, захлебываясь написанными словами – надеясь снова увидеть текст Непорочной: что же она решила с этим «освобождением» от «нелюбящего человека» ?! 
Набрал номер ее телефона. Заблокирован. Через «форум» можно было обратиться? А что писать? Доказывать на весь свет, что не надо освобождаться? Да бред же все! Давно бы позвонила и сказала, если это так, действительно, «зачала» ?! Вечно какая-то казуистика! «Давай встретимся», - появились его слова на экране.    
Петя-дурачок опять качался в исподней рубахе, и дразнились дети вокруг.                              

                                     Высвобождение

«Итак, одну из двух подруг, поддавшуюся унижающим обстоятельствам, через два десятилетия настигла жестокая расплата. Удалось ли выйти из образовавшегося порочного круга второй подруге, шагнув в видимую ей свободу из окна многоэтажной гостиницы? Мы оставили ее, помнится, беременной – беременной от мужчины, предавшего ее»
Модератор Непорочная продолжала рассказ, и тысячи людей в разных концах света прильнули к мониторам, угадывая за строками собственные пути.
«Как всегда, принимая решение, она больше не позволяла себе сомневаться или отступать. «Заливка» - называлось то, что с ней сделали в больнице. Так заливают желе в формы для «заливного», или жидкий бетон в опалубку. Женское тело – сосуд, совершенно напрасно соединенный с женским сердцем. А еще заливают щелочь или каустическую соду для промывания заржавелой, плесневелой, подернутой коррозией емкости. 
Ее чрево залили хлорированным раствором, чтобы высвободить сосуд от чуждой плоти.  
Она всегда стремилась к высвобождению. Занимаясь спортом, тренируя тело – она побеждала прежнее тело, неподатливое и неловкое. Она высвободилась, создав тело из воли, устремлений духа и жажды побед. Алая лента чемпионки районных игр дала первое ощущение свободы: к ней уже не применялись правила, по которым жили ее одноклассники. Ей было можно отсутствовать на уроках, не сидеть на долгих общих собраниях – она иначе ходила по школе, чувствуя себя независимой. После второго класса из поселка ее забрали учиться в город, в спецшколу. Здесь она стала одной из многих чемпионов, и ей потребовался иной шаг. В девять лет она впервые написала стихи, отправила их в самую главную детскую газету страны, и стихи были опубликованы. Ее, третьеклассницу, называли поэтом и смотрели на нее с таким почитанием, как если бы она уже была памятником. Однако следующие высланные стихи уже не напечатали, а вернули с пометками и пожеланием дальнейшей работы и творческих успехов.  Она билась над строками бессонными ночами, оплакивая и скрывая неудачи, пока усилием воли ни забросила это безнадежное дело. Алая лента на стене в ее комнате все более заполнялась медалями. Высвобождение – оборачивалось новыми оковами. Мало было побед на городских соревнованиях – нужны победы на республиканских, союзных, международных первенствах! Господь помог ей с выбором: пережитые мгновения свободного полета и переломы голеностопных суставов высвободили ее из необходимости постоянно добиваться признания. С книгами наедине она поняла, что свобода – это не признание, а познание. 
В букинистическом магазине она познакомилась с молодым человеком, который также был увлечен книгами и знал литературу на несколько порядков лучше, чем она. Это потом, с годами, ей стало ясно, что дефицитные тогда книги для него – прежде всего, деньги! Бизнес! Мужчина с тонким слухом к слову казался ей посланцем, от которого, конечно же, хотелось родить! И она забеременела, и родила бы, но приехал в гости папа мужа. Прежде она знала только его маму: типичную добрую русскую женщину. И муж был внешне – воплощенным славянином. И отчество у него было «Александрович», как потом выяснилось, по дедушке. А перед ее глазами свекор предстал типичным: горбоносым, с вислой нижней губой, с густой черной растительностью, торчащей пучками из-за уголка рубахи с расстегнутыми пуговицами. И звали его – Ахмед! Она была не против турков, но она была дочерью Белой Руси, и не хотела продолжать род турков! Может быть, замечательный! Все существо ее противилось даже мысли об этом. Она сделал аборт. И надо бы расходиться с мужем, тем более, что супружеские отношения практически распались. Но на ту пору книги перестали быть дефицитом, муж в привычной системе торговли переживал упадок, влез в долги, наконец, ввязался в бизнес, которым занимался этот самый Ахмед Оглы, отец его. И скоро оказался под следствием. Женским сердцем она рассуждала: как же оставлять человека в таком положении?! И опять Господь помог с выбором: наша героиня услышала, как откупившийся после недолгого заключения муж, продавал ее своему компаньону и собутыльнику на кухне: «Пиши расписку, что я тебе ничего не должен, и я вас оставляю». Она услышала, и вспомнила, как тренер часто повторяла: «Удар ноги художественной гимнастки - в пять раз сильнее удара лошади». Кто и как это проверял? На кухню вошла уже не она, бывшая гимнастка, освоившая высотные прыжки без парашюта, а две тренированные ноги – каждая в пять раз сильнее лошади. Растяжка, удар – она не ожидала, что он останется живой. 
И снова восемь лет – со Святой книгой наедине. 
И вдруг – она сидела в ресторане с большой компанией за праздничным столом, подошел – подлетел! - мужчина, просто улыбнулся и объявил: «Мне нужна эта женщина», - и беззастенчиво указал на нее. Валентин по фамилии Поцелуев – душа нараспашку! 
И еще восемь лет - в сладкой полуправде, как в счастливом полусне: она нужна этому мужчине!
Она зачала тогда, когда уже перестала верить, что это может случиться. Она ждала этого многие годы и зачала от любимого человека! 
Но, как в ее жизни стало законом, будущее снова оборвалось. Отсечь минувшее, сделав аборт, как было в юные годы, оказалось непросто. Не потому, что уже возраст, как говорят в подобных ситуациях, последняя возможность родить – Господь дал, и Сарра родила в девяносто лет! А потому что восемь лет счастливо чувствовала себя любимой и любила, и никак не хотела верить, что ничего этого нет, не было, и не могло быть. Она видела, что у мужчины связь с другой, но не проронила об этом ни слова, как белорусская партизанка на пытках во время войны.      
В тысячные разы она искала ответы в Писании:
 «В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было», - говорил Псалтырь. 
«Прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя», - гласила книга пророка Иеремии. 
Церковь запрещала аборт на том справедливом основании, что плод в чреве уже наделен душой. Но фольклор христианских народов слагался из поверья, по которому потомство, рожденное от вражьего племени, надлежало уничтожить. Вспомним, как богатырь Илья Муромец в русских былинах расправляется с сыном Соколенком, рожденным от «горянки». По иным версиям – с дочерью, принадлежащей вражьему племени. А предавший супруг – разве не вражье племя? 
Она еще сомневалась, еще колебалась внутри себя. Но дело, как всегда, решил мужчина. Современный богослов, доказывая неправомерность абортов, в телепередачи ссылался на книгу Исхода: «Господь расценивает жизнь ребенка в утробе так же, как и жизнь взрослого человека», - делал он вывод. 
Она хорошо помнила повествование Исхода, но снова бросилась к Писанию.  «Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины… а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб…» -  предписывала Книга как раз обратное. 
За выкидыш – пеню. За жизнь взрослой женщины – жизнь.  
В захлестнувшей ли, переполнившей обиде на род мужской, она назвала и этого толкователя – мужчину, и всех мужиков - козлами, за два тысячелетия так и не удосужившимися внимательно прочитать Библию!  А если прочли, то сделали удобным для себя смысл, молясь своему божку – всемирному Ханже! Они, козлы, во зле повторяла она, не дали женщине слова в Божьем Храме, взяв только на себя миссию проповеди. Так она, женщина – не из страха перед будущими заботами в полном бабьем одиночестве, а сознательно, высвобождаясь, берет на себя право распоряжаться своим телом - как сосудом, куда занесло предательскую плоть и кровь, противную отдельно бьющемуся сердцу. Это не ей, женщине, а ему, мужчине, козлу, носящемуся копьеносем по земле, - ему должно быть больно! Это его плод, его реальное продолжение в веках вытечет слизистой кровавой лужицей. И ничего не будет – это его участь! 
На больничной койке она ждала, кода раствор «заливки» накажет ничего не подозревающего о том мужчину. И вот тогда, когда плод был смертельно поражен, женщина ясно почувствовала, как существо, сжавшееся внутри – уменьшалось, пряталось, забивалось в ложесна, стеная в немоте. Было даже не разобрать: плод ли это, или она сама, ее бабья сущность, так и не обретшая места и назначения, искала защиты и плакала? Вместе с хлорированными сточными водами страх уносил эту женскую боль, как уносит душу преступника, осознающего непоправимость содеянного. 
«Заливка» вышла, и поясница ныла от уколов, призванных вызвать схватки: искусственные роды. Сердце под пупком уже не билось. Но плоть, сгустившаяся комком, не желала выходить!
 «Кесарево сечение», - делали приговор врачи. Был поздний вечер, операцию назначили на утро, и теперь нужно было ночь провести с крохотным мертвым телом в своей утробе. 
Она была онемелым сосудом с разделенным сердцем.
Она сумела скрутить в себе начавшуюся раздвоенность. 
В больничном туалете палец неожиданно легко нащупал твердую головку плода. Оставалось пространство, чтобы зацепить тельце. 
Дверь туалета кто-то подергал. Стал ждать, нетерпеливо шаркая ногами по полу. 
Она вышла, как ни в чем не бывало. Ванная комната – туда вряд ли кто отправится ночью? Зашла, закрылась. 
Сказано: «не искушайте Господа» - не загадывайте и не гадайте, не перекладывайте на Него выбор. Она на мгновение замерла, подумав, что нарушает эту заповедь, заведомо и без крайней надобности подвергая себя опасности. Подруга, убившая себя, сделала противное Господу, но не перекладывала на Него выбор, предоставив собственное однозначное решение. Она, живой сосуд с тленным тельцем внутри, здесь, в ванной, готова последовать ее путем, если призовет Господь.
Плод вышел. С тупой болью, которой она почти не почувствовала. 
Крохотный марсианин лежал на дне ванны, пораженный язвами от раствора «заливки». 
Тельце уже имело половую принадлежность: мальчик.         
Она не истекла кровью, не упала в обморок. 
Она всегда оставалась партизанкой, готовой мстить захватчикам. 
«Глаз за глаз, зуб за зуб…»
Холодно свершила ночное захоронение в больничном мусорном баке. 

                    Не раздевшись - в бане не помоешься.

Женя дочитал новый опус Непорочной, и неожиданно позавидовал женщинам, которые могут всегда отыграться на мужчине. 
- Да хватит тебе, давай! – держал в руке рюмку Банников.  
Непосредственный начальник, хозяин компьютерного центра «Контакт-плюс» Банников, пригласил Женю в баню. Не то, чтобы помыться, а установить компьютер, естественно. Он подъехал – это было за городом, на даче, - а баня натоплена, огонь из живых дров в печке бьется. И гости за столом в предбаннике. Один – его кликали «Гладиатором» - громадный мрачный мускулистый человек, весь синий от наколок: просто ходячая картинная галерея! Второй - тоже большой, только белесый и рыхлый, пил пиво, прикрывшись длинной кружкой: одна борода видна да взлохмаченные волосы по плечам. Женя стал устраиваться перед монитором, оглянулся на звук поставленной кружки – напротив, глаза в глаза, сидел руководитель хора, где работала жена. Почему-то, как током, обдало чувством неловкости. Он не ожидал, что Бобруйский без одежды такой солоделый: кажется, проведи пальцем, и останется рытвина. Поздоровался, и спешно занялся компьютером. Как обычно, просто думать забыл о присутствии компании рядом.
- Ну, как? – кивал на монитор Банников.
Страшный человек, похожий на гладиатора, тем временем наполнил и протянул Жене рюмку коньяку. 
- Нормально, - ответил программист.
- Что нынче за молодежь такая?! У меня дома тоже дочь, что не спросишь: «нормально», - Банников раскатисто захохотал.
Это за ним водилось: он сам что-то говорил, наверное, как ему казалось, очень смешное. И сам же первый заходился смехом. «Га-га-га-га!».
И Гладиатор, и Бобруйский – хихикнули. На работе тоже Банникову все всегда подхихикивали. А некоторые вторили таким же громким смехом.
- Короче, … - Банников сдабривал рассказ отборным матом, закидывая в рот горсть квашеной капусты, - на день ВДВ, на …, устроил сотрудникам поддавон, .., помнишь, .., Жека?  - начальник неожиданно обратился к нему так, как в детстве звали иногда мальчишки на улице. 
- В бухгалтерии у меня, .., кассиршей работает, как ее, .., звать? Такая вся из себя, …, ходила. А тут … приняла на грудь грамм триста пятьдесят, народ кругом, подчиненные, а она … подсела ко мне, ну как вроде поздравить ...
Трудно было в Банникове признать человека, который когда-то служил в ВДВ: брюхо пузырем, подбородок гармошкой. Правда, руки все еще крепкие, с оплывшей, но рельефной мускулатурой. И глубокий шрам на бицепсе – ножевое ранение. Богатство и собственное дело, видно, доставалось не гладко.  
- Гы-гы-гы, и ширинку давай расстегивать! Смотрю, она уж головой под стол лезет, га-га-га! 
Га,га, га, - откликнулись взрослые мужчины. Совсем, как подростки в подъезде: Женю осмеивание девчонок или даже взрослых женщин, учительниц, еще в детстве удивляло. Есть же у всех матери, сестры?!    
«Хи, хи», - услышал он и свой смех.
- Я ее вывел… а там, сразу за холлом, туалет, она целоваться лезет,.., а салаты на столе такие чесночные, … и от нее чесночищем, .., я ее развернул, в унитаз мордой, .., она аж там верещит от удовольствия, га-га-га!..
Так сжалось почему-то Женино сердце, и так стало нехорошо, до тошноты. Он понял, а ком шла речь: нормальная девчонка, парень с работы встречает, может быть, это и муж. Зачем она? Зачем он так? Почему всем смешно? Не любил Женя всего этого, никогда не любил!
- Слушаю, золотце, - Банников отвечал на телефонный звонок, и лицо его стало совсем иным, умиленным. – С друзьями, в бане. Я норму знаю, три рюмочки – три рюмочки, золотце, и все. 
Он положил дорогой мобильный телефон, и с той же благостной улыбкой пояснил:
- Жена – это святое!
- Святое – мать, - проговорил мрачный Гладиатор. 
Он и смеясь, оставался мрачным.
 - Ой, спасибо, напомнил, - Банников снова взял телефон: - Мамуля! Мамуль, ты тренажер просила, для спины, я тебе заказал. Привезли уже?   
Женя смотрел на млеющего в улыбке Банникова, и чего-то крепко не понимал: почему мать и жена для него одно, а женщина, которая к нему же и потянулась – другое?  
  - Выпей, - подливал ему гладиатор.
Он выпил. И Гладиатор снова налил. 
- Я домой, - поднялся Женя. – Мне домой надо.
- Сиди! – буквально приказал Банников. – Ты еще не парился. Попарься, иди! Да разденься ты, сидишь, как этот! 
- Не раздевшись - в бане не помоешься, - будто пословицей выразился Бобруйский. 
Банников заржал, оценив прозвучавшую мудрость. Надел войлочную шапку в виде буденовки с красной звездой, и шагнул в парную. Гладиатор пошел за ним: страшен он был в киргизском войлочном колпаке - прямо секир башка!  
Париться Женя не любил. Но лестно было находиться вблизи известных в городе, богатых людей! А благодаря Гладиатору – Таня говорила – хор стал выступать в столичных залах и даже на центральном телевидении. 
Он снял одежду, со стыдом обнаруживая свою худосочность и костистость. Прямо несуществующий какой-то.
Остались в предбанники вдвоем с Бобруйским. Развалившись в кресле, дирижер движением бровей указал на кружки, мол, налей. Женю всегда злило, когда Таня говорила о Евгении Борисовиче или хоре, закатывая глаза. Но сейчас он с готовностью исполнял его команду, и уже зависал от мысли, как расскажет обо всей жене! 
- Думаешь, … твоя не такая? – Всегда чинный дирижер тоже, как подросток, стал матюгаться. 
- Вы что-то о ней знаете? - чуть ни разлил пиво Женя. 
- Я не о ней, я о женщинах. - Бобруйский теперь повернулся к нему. – О женщинах, как таковых. Ты, женщина, работаешь бухгалтером, так и работай, на …, бухгалтером. А если ты лезешь под своего начальника, потому что он начальник, у него деньги, должности, ты не бухгалтер, а … последняя.
 Женя согласно кивнул.
- Первая женщина, которая меня разочаровала, была моя мать, - дирижер также умилительно изменил тон, хотя речь шла о разочаровании. - Я тогда не знал, что она меня разочаровала, я очень ее любил. И продолжаю любить! Ты любишь свою маму?
- Да, - смутился Женя. 
- А она тебя?
- Как может мать не любить сына? – развел руки Женя.
- Она любит тебя для тебя или для себя?
Женя снова пожал плечами, не сразу уловив суть вопроса.
- Моя мама любила мою покойную сестру. Сестру было любить удобнее. Она всегда была такой, какой маме хотелось. Мама любила свою любовь, как почти всякая женщина в любви. Видишь, я сказал «почти», значит, я еще немножко верю, что есть другие женщины. Верил до недавнего времени. Пришла ко мне одна, такая вся правильная, влюбленная в другого мужчину. И надо же было твоему начальнику, Банникову, сказать мне, что эта под меня не ляжет. Поспорили. Я так хотел проспорить!.. 
Рука дирижера выписала в воздухе какой-то музыкальный посыл, понятный, видимо, только хористам.
- И что? – Женя был весь напряжен, слова вязли на языке: – Ле-легла?
- Прыгнула. Проходу не давала… Можно бы и головой в унитаз… - Бобруйский нехорошо усмехнулся.
- Вы про кого? 
- Про женщин!
- А на кого вы спорили? Я почти всех знаю в хоре?
- А-а, нет, это… из другой оперы. 
Распаренный, в красно-бледную крапинку вышел из парной Банников. Закрылся в душевой кабине и под шум струй жизнерадостно и громкоголосо продолжил:
- Эта кобыла приходит ко мне и говорит: у меня ребенок, то да се, колготки не на что купить. Хорошо, говорю, вот тебе премия: ровно на колготки! - гоготал Банников. 
- Давить их надо всех, сук, тогда они хорошие, - поддержал его появившийся из парной, пятнистый от синевы Гладиатор. Накинув простынь, глухим пещерным голосом он повел свой рассказ: – Я по спорту шел: у меня в семнадцать лет бицепс был сорок пять сантиметров в объеме! Кем бы я мог стать? А у меня полжизни – небо в клетку. На Новый год, на вечеринке мою девчонку один там назвал как-то. Я не слышал, она сама мне пожаловалась. Вывел его на лестничную площадку, подсечку провел. Он ушел в лестничный проем. Навсегда. А я оттянул червонец. Освободился – и к ней! А она скурвилась, запилась!.. Мальчонку, инвалида - в Детский дом сдала. Я до сих пор не знаю, мой, не мой, - тогда еще никто не знал про эти анализы «ДНК». Сказала, что мой. Я его забрал, моя мать растила. Парень второй институт заканчивает… 
В парной Бобруйский расположился ничком на верхней полке. А Женя сел на боковую среднюю полку. Выходило, что их глаза были на одном уровне. 
- Я узнаю в тебе себя, - смотрел на него дирижер исподлобья. -  Мы очень многого ждали от женщин, потому что очень любили своих мам. Мне было семнадцать лет, я пел в юношеском хоре, у нас была тридцатилетняя руководительница. Я был без ума от нее! Я думал, что она тоже любит меня и не может мне изменять, что она должна дорожить мной, таким молодым и красивым. На самом деле, я был одним из мальчиков хора! Мальчиков в хор привели мамы, и все они были маменькиными сынками. Я рос большим, выше всех в классе, и тоже был маменькиным сынком. И ты маменькин сынок. У тебя чуткое женское сердце… Оно скоро огрубеет. Знаешь, каким жестоким сердце бывает у женщин? Женщина не может любить мужчину, как любила мама. Как мама - она любит своего ребенка.  
- Понимаете, - захотелось поделиться Жене, - у нашего с Таней ребенка, у второго, не совпадает группа крови. У меня и у нее – первая, и у ребенка может быть только первая…
- Ты не о том заботишься, - приподнялся Бобруйский. – Ребенок – это не биология. Слышал, человек тебе рассказал: инвалида вырастил, и счастлив! Потому что жизнь по башке била. А тебя она пока бьет недостаточно. Твой ребенок… - дирижер сделал жест рукой, указав на сердце, а потом ввысь. 
И Женя посмотрел вверх. И оттуда, как верующие говорят, будто благодать сошла: так стало легко!  
В парную заглянул Гладиатор: 
- Попарить? 
Плеснул на камни. Раскрутил веник в воздухе, нагоняя пар. Обмахнул веником спину Бобруйского. Женя вообще заметил, что дирижер сам ничего не делал: ему всегда подавали, придвигали, наливали. Гладиатор орудовал уже двумя вениками, все увесистее припечатывая их к спине, так, что распластанный на банной полке человек начинал покряхтывать, постанывать, вскрикивать, наконец, не выдержал, взмолился о пощаде, и резко поднявшись, поспешил из парной. Женя хотел выйти следом, но Гладиатор одним движением расстелил его по полке, и также, легко касаясь, пошел веником по спине. 
Под ударами веника тело приятно пылало, и ни о чем не хотелось думать, и хорошо было, когда о тебе заботился такой сильный человек. Настоящий мужчина. 
- Ты на чем приехал? – спросил Гладиатор.
- На Жигулях: на «девятке». 
- У меня «Мерс» стоит не нужный. В хорошем состоянии. Забирай. 
Сбились мысли: вот они, богатые люди! Могут запросто делать такие подарки! Он будет ездить на «Мерседесе»! 
В руках почувствовалась немужская слабость, и нега, и желание быть слабым, переложив весь груз забот на другого человека. Это было нереальным, но Женя ясно ощутил себя женщиной. 
Сильные руки сдавили его бедра, и он начинал понимать, что происходит, и никак не мог преодолеть этой охватившей слабости и покорности. 
Мама увиделась, бегущая навстречу, из угла парной. И Таня, которой весь хор рассказывал… У них же все про всех знают, ей же расскажут! Все и делается, чтобы рассказать. Это же все опять на спор?!
Боксер-мухач расправлялся с ними, рослыми парнями, по десятку к ряду. «Нужно забить гвоздь, - учил тренер, - гвоздь в кончике подбородка». 
Он резко вывернулся. Гвоздь торчал в выпирающем подбородке Гладиатора: большой, «стопятидесятимиллиметровка», какими пользуется на даче отец. 
«Чирк», - сделала его рука, вбивая гвоздь по самую шляпку.  
Гладиатор уходил в двери парной, как тот парень, улетавший в проем лестничной площадки. Продолжительно, раскинув руки. 
Бобруйский, отодвинув створку душевой кабины, посмотрел с неизъяснимым удивлением. 
«Чирк», - нашел кулак в бороде гвоздь.
Банников с изумлением появился навстречу. «Чирк», - полетела рука. 
И Женя провалился туда, где дрова под топкой. Резко вскочил, выдвинув вперед левую, как в боксе, а правой замахиваясь поленом.   
- Мастерство не пропьешь, - потирал свою правую руку Банников. 
- Что это было? – приподнялся на полу, вращая зрачками, Гладиатор.
- Все в норме, - сказал Банников, - шлифуется парень.
- Молодец, - потирал челюсть, вставая, Бобруйский. – Жить будет.
Лицо битого дирижера – был на удивление довольным. 
С этим чувством недоумения – а что же он довольный-то?! - Женя схватил свою одежду и бросился вон!   
Он ехал, напаренный в баньке, по загородной трассе, будто убегал. Приближаясь к посту ГАИ вспомнил, что выпивал, а поздним вечером проверяют на въезде в город почти всех. Припарковался на площадке, где остаются на ночлег дальнобойщики. 
- Закурить есть? – подходила разбитная девчонка.
Из тех, которые мотаются по дорогам с шоферами, понял Женя: «локтевые», кажется, их называют. 
Курить у него не водилось, но неподалеку был ларек. 
- Я могу купить, - предложил он. 
Она подрагивающей рукой вставляла сигарету в губы, он поднес спичку. 
- Может, джин-тоник?    
Она пила, затягивалась сигаретой, рука ее твердела. И глаз смотрел искоса, звал. Не было компьютера, видео картинки, обычно возбуждающей его, а непонятное, жгучее желание влекло сделать это предельно просто. Тут уже, в кустах за ларьком. Именно в кустах за ларьком.
«Чирк, чирк, чирк», - прямо за ларьком вбивал Женя гвозди по шляпку. Люди виделись сквозь кусты, слышались голоса, когда они обращались к продавцу. «Чирк, чирк», - был повержен мир, и притихли перед ним все мужики, и женщины знали свое место, и жена, Татьяна, рыдала горючими слезами, и молила, чтобы он остался с ней. 
Ранним утром, еще затемно Женя проснулся в жутком страхе. Кинулся к компьютеру. Медицинский портал сообщал, что только через три-шесть месяцев можно узнать, заразился он или нет? Три-шесть месяцев требовалось прожить в этом ожидании и трясучке?! И никакого другого выхода. А если через три-шесть месяцев выяснится... жить еще можешь долго. Но как жить?! К дочери не подойдешь, к маме с папой тоже? Татьяны не прикоснешься? Да и не поздороваешься ни с кем?! Люди будут сторониться, и будешь ждать, каждый день, с утра до вечера и с вечера до утра ждать, когда изъест изнутри болезнь? Уехать туда, где никто не знает, оставаться одному, и все равно ждать, ждать, ждать?! Выпрыгнуть из окна, выстрелить себе в сердце из отцовской двустволки? Говорят, что это непоправимый грех, а душа, и вправду, есть – он чувствует, как она бьется, вылетела из него, бьется, и даже она уже не хочет с его телом жить?! 
И-из-за чего-о-о?!.    
                                   
                                               Камертон

…Дети, много детей разного возраста находились во дворе бревенчатого дома, обнесенного тесовым забором. Выстраивались полукругом в две шеренги: впереди маленькие, сзади – постарше. Опрятные, с бабочками на шеях. Дети были все ее – сыновья и дочери. Она брала дирижерскую палочку, взмахивала…   
- Ну что, заморозилась? – как бы между делом забежал в операционную хирург. Пощупал шею. – Ну, замораживайся, - махнул он, будто речь шла о неодушевленном предмете: о капусте какой-нибудь, которая еще не дошла до засола.
 Татьяна лежала в операционной. «Замораживалась» после укола. Стала мысленно читать молитву, которой научила ее бабушки, соседки по палате: молитва передавалась из уст в уста, от прооперированных к вновь поступившим больным. «Святая дорожка, молитвами обложена, крестами огорожена, Господь пройдет и меня с собой проведет». 
…Дети раскрывали рот, пели, но звука не было слышно. Звук отключили, понимала она, хотя, как его могли отключить, если все происходило не на экране, а во дворе дома, около которого разъезжал кругами знакомый автомобиль. Валя, догадалась она, и подумала: чего же он не заходит? Надо бы позвать… 

Мама Люда направилась в палату, а Поцелуев, прежде всего, заскочил в кабинет заведующего отделением. 
- Вы уже были у нее? – спросил врач.
- Нет, я сначала к вам.
- Думаю, все прошло хорошо. Как во всей мировой практике, пришлось удалить одну дольку: она была вся практически поражена. Зато вторая – УЗИ показывало узлы, но я прощупал очень внимательно, - врач потер палец о палец, - без узлов. Это фолликулы. Там, справа, фолликулярная аденома была – пять сантиметров. Так, что для операции было самое время. Но окончательные выводы я вам могу сказать через пять дней, когда придет заключение по результатам анализов…
Ее высокая шея была забинтована, и на резиновой трубочке свисал, похожий на детскую игрушку-пищалку, дренаж для сбора крови. Но лицо Малинки в первый миг показалось ему цветущим: с румяными щеками, широкой улыбкой. Он даже заговорил с ней, полагая, что она его слышит и понимает: 
- А кто боялся, что голос измениться?! Хоть завтра в Большой театр! 
В ее робкой улыбке, как в морской волне, таилась стихия       
Взгляд Малинки скользнул по Валентину и, не цепляясь, поплыл, вновь скатываясь, утягиваясь к матери. Валя неуютно переступил с ноги на ногу, как бы пытаясь напомнить о себе: здесь, в палате, пока она лежала в больнице, он бывал каждый день, и от него, казалось бы, она должна ждать поддержку и спасение, но в момент детского бессилия Таня искала защиты у женщины, ее родившей. Однако и на ней глаза остановились ненадолго, зрачки медленно покатились вверх, обнажая по-жеребячьи выпуклые белки. 

…Она не заметила, когда в палату вошел Бобруйский. Он стоял, одной рукой опираясь на спинку кровати, а другой – протягивая бутерброд. Такой заботливый, чуткий. Хотелось петь. Она только не знала, что петь, и в какой тональности – хормейстер не задал тон.
- Извини, - улыбнулся он с бутербродом в руке, - я нес его тебе, но по пути выпил, переживая за тебя, закусить было нечем, и я немножко надкусил. Но он почти целый, и колбаса хорошая, «Бобруйская»…
Какой смешной: это же его надкус, и зубы на колбасе, вот они, отпечатались, со щербинкой по середке, точно, как у дочки…
Таня улыбнулась. Поцелуев стоял перед ней.
- А где Евгений Борисович?
Мама и Валя переглянулись.
- Разве его не было? 
Оба покачали головами. Как странно!

Он вез ее после выписки из больницы домой. Она была еще слаба, нуждалась в защите, прижималась к его плечу:
-  Ну, если мы сейчас начнем жить, и ты будешь изменять молодой жене?! Ты же привык?
- Какой молодой?! – смеялся он. - Молодые сейчас вон, - показал Валя в сторону проходящих девчонок лет семнадцати, - воздух идут, пинают!
- Ну, и иди тогда к этим молодым! – отстранилась она.
Наконец-то, он видел прежнюю, открытую к нему, ожившую Татьяну. Дома она принялась за хозяйство. Пылесосила, мыла, склонившись к полу. Ее крепкие ягодицы под старым застиранным халатом в полинялый цветочек подступали к нему в такт движениям с половой тряпкой. «Погоди, когда Аська заснет», - обернулась она. Феромоны звездами слетели с ее улыбки, и, чуть не задохнувшись, он пошел чинить протекающий шланг душа. 
- У нее будет хорошая жизнь, - говорила она, стоя у детской кроватки. - Потому что никто не хотел, чтобы она рождалась, никому она была не нужна, ни маме, ни мужу…
- Ни настоящему папе, - вырвалось со злом у Валентина. 
- Она мне нужна. Я одна хотела, чтобы она родилась. И она родилась.
- «Я сделал это», - Валентин изобразил героя современного фильма. – Теперь лет до двенадцати будешь воспитывать, учить музыке, чтобы привести ее к нему и поразить воображение!
- Раньше восемнадцати я ему дочь не покажу!
- В восемнадцать, значит, приведешь, и она возьмет перед ним точную ноту «ля», как абсолютный камертон!
- Может, и вообще не приведу!
- Но как же, как же?! Кто же оценит подвиг! Только смотри, чтобы с ней не случилось, как с той дрессированной блохой!
- Какой блохой?
- Дрессировщик пять лет дрессировал блоху, научил кувыркаться, плясать, говорить на двадцати языках, принес ее к директору цирка, достал из коробочки, посадил на стол. А директор, увидев насекомое, сделал дугообразное движение рукой и придавил блоху пальчиком, проговорив: «Ну-с, батенька, я вас слушаю». 
- При чем здесь блоха?
- А притом, что ты двадцать лет будешь трястись над своей дочкой, приведешь ее к незабвенному учителю, а тот приладит ее столу, и не расслышит – «бзинь-нь» - звучание камертона!
- Тогда я его убью!      
- Ты родила ее вместо нашего ребенка! 
Он с силой вдарил кулаком по стене, скривился от боли: «бля-а-иища-а!», и выбежал вон. Помотался на машине по городу, вернулся с «погремушками» и «говорящей» куклой: «Здравствуй, мама». 
Она была матерь, матка, мама, и детские подарки не могли ее не растрогать.
- Почему ты меня материшь? – шептала она ему, обнимая.  
- Когда? Я вообще не матерюсь!
- Ты даже не замечешь!
- Ну, считай, что это аудио терапия.
Он был с ней, скользя пальцами по волосам, плечам, бедрам, сгребая руками в охапку, вжимаясь, вмещаясь в нее, пробивая оковы черного плена, вызволяя на свет свою прежнюю, всегда ждущую, бесконечно любящую Малинку.
- Есть версия, по которой любовь – это нечто вроде химической реакции, которая длится примерно два года.  
Он ждал, что она будет отрицать: нет, мол, у них навечно!
- Может быть, - сонно ответила она. – У всех же почти так: живут, живут, а потом перестают друг с другом спать. Почти совсем.
- А ты откуда знаешь?
- Говорят же.  
- А ты не боишься, что я тебя намного старше? Рано или поздно это даст о себе знать, – переключился Валентин на известную тему: он действительно этого боялся, ослабеть, и стать в тягость.
- Никто не знает, кому, сколько отмерено. 
Это были слова человека, недавно пережившего страх смерти. И для Валентина они прозвучали, будто открытие. Тогда, на Алтае, когда они шли к горному озеру, у них на глазах в горной реке утонули молодые здоровые парни.  Сама жизнь говорила: никто не знает, кому, сколько отмерено. Она предложила тогда ему судьбу. А он умничал про железнодорожный состав, в котором один из них только въезжает в населенный пункт по имени жизнь, а другой уже - ту, ту. Годы прошли. Столько лет могли быть вместе, иметь счастье близости, и дети могли быть его… 
- Мне нужно научиться жить с мужчиной, - прижималась щекой в задумчивости Малинка.  
- А ты разве не умеешь?
- Мы с мамой жили вдвоем. Я привыкла, что мужчина – всегда праздник. Он приходит, приносит Шампанское, конфеты. А потом уходит. За ним не надо стирать, не надо готовить каждый день.
- А с Женей?
- Женя жил с мамой. С мужчиной я не жила, - притиснулась она ближе.
Чувство счастливой зависимости охватило Валентина. А как это может быть – зависимость, и счастливая? Вероника, помнилась, рассуждала на этот счет. 

Вновь зашел на сайт Непорочной. 
«…Половая активность — это самый удобный способ заглушить внутренний ужас перед смертью, осеняемые символом воспроизводства, мы торжествуем победу над самой смертью…», - глаз «пробегал» цитаты из Фрейда: - «Во времена, когда удовлетворение любви не встречало затруднений, как, например, в период падения античной культуры, любовь была обесценена, жизнь пуста…». 
Взгляд определил то, что, вне сомнения, было обращено к нему: «И никто не вливает молодое вино в мехи ветхие», -  Валентин даже увидел, как сквозь экран на него посмотрела Вероника: - В атеистические советские времена – времена «молодого вина» - эти библейские слова широко цитировались. - Продолжала модератор Непорочная. – Однако, как завершается эта мысль в Евангелие от Луки? «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». 
И вновь посмотрела Вероника: теперь тепло, как заботливая сестра.
«Евангелия не сообщают, - уводила она в свои палестины, - сколько лет было Марии, родившей Иисуса, и сколько ее мужу Иосифу. Говорится лишь, что они были обручены, но не сочетались. Названы имена четырех братьев и двух сестер Иисуса. Двоюродные это братья и сестры или родные, и откуда они взялись? – Библия также умалчивает. 
Поздние источники называют возраст: Марии при рождении Младенца было пятнадцать, а ее мужу, Иосифу, восемьдесят восемь. Можно предположить, что эти труды для того и были написаны, чтобы старостью Иосифа объяснить отсутствие близости между обручившимися супругами. Но плотник Иосиф был древнего царского рода, его прямой предок Авраам, прародитель народов, в восемьдесят шесть лет только родил первенца. В сто -  родился Исаак, от которого пошли иудеи. Моисею Господь явился на горе Синай в восемьдесят лет, а после этого он еще сорок лет водил свой народ по пустыне. 
Иосиф, оставшийся после смерти первой жены с шестерыми детьми, брал юную Марию не как еще одного ребенка или служанку, а как жену – иначе, зачем бы он обручался? Он ходил на плотницкие работы, кормил громадную семью, и готов был рожать еще и седьмого, и десятого – сколько Бог пошлет. 
Мария с трех лет росла при Храме, была религиозной и необыкновенно красивой – священнослужители отдали ее благопристойному старцу, боясь польститься и впасть в грех. 
Бог судил иначе. Его жене, Марии, выпало исполнить древние пророчества: родить Мессию. Счастлив ли был он, плотник? Или принял Божью волю, явленную ему ангелом, как наказание? 
С каким сердцем человек, проживший почти век в Галилее, где все его знали и ценили, где был трудами построенный дом, хозяйство, где взял он красавицу галилеянку в жены – уходил в Египет, потому что Младенцу, названному волхвами Царем Иудейским, грозил гибелью царь Ирод? Ему было восемьдесят восемь – кто смел называть его старцем, когда он, бросив нажитое, шел с женой и Младенцем в новые земли?!  И обосновывался там, и плотничал, и строил, зарабатывал на хлеб семье своей, дожидаясь, и дождавшись конца царя Ирода, чтобы вернуться в Иудею?! И снова дорога, и вновь обустройство!
Во имя Господа? Или из любви, которую Господь вложил ему в сердце к юной женщине, взятой им из Храма? 
А как он мучился, побеждая плоть, ночами, слыша дыхание молодой красавицы жены, видя в полутьму текучие очертания ее?
Господь ей заповедовал остаться Девой. Крепкий плотник, немало повидавший за жизнь, только изумлялся, и еще больше благоговел перед Марией, способной прожить в чистоте духовной и телесной. Она была Избранницей, следующей Божьему наказу, посвящая свою земную жизнь Сыну.
И так порой тяжко становилось – невмоготу! – но глядел на него маленький Иисус, и такие озаряющие лучики шли от всего лика Его – полвека с плеч! 
Старшим своим детям Иосиф чего-то не додавал, чего-то и объяснить не мог, или не хотел, занятый обычными для молодого мужчины делами или развлечениями. Теперь он видел, что все это преходящее. Господь не зря приставил его к Иисусу: не многие из бревен могут поставить ровный сруб, сделать стол, стул или выстругать домовину. Да и людей Иосиф повидал на своем веку, нанимаясь плотничать как к богатым, так и помогая по строительству бедным. А сколько дум было передумано, в долгом молчании орудуя топором или снимая белую стружку дугой скобеля? Ему было что поведать маленькому Сыну Божьему, и он не жалел на Него ни времени, ни сил.  
Иосиф был добр, и знал, как трудно жить с добрым сердцем? Младенец обладал добротой в сердце, с которой человеку жить невозможно. Его тянуло к убогим, нищим, несчастным. Сирые и обиженные люди рядом с Иисусом распрямлялись и полнились светом непонятной веры. 
Старец понимал, что если при рождении Младенец был не угоден царю Ироду, то разве когда-либо найдется царь, которому Он будет угоден?
Представим себе столетнего Иосифа, когда на празднике Пасхи в Иерусалиме потерялся Иисус, которому было двенадцать. Иосиф и Мария сходили обратно в Назарет, обошли родственников и знакомых, снова за день пути вернулись в Иерусалим. И через три дня нашли Иисуса в храме. «Он сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов».
В Иудее было принято жить для сына своего, стараясь дать ему больше, чем дали им их отец и мать. Но все для того, чтобы сын завел свою семью, и жил для своего ребенка, который должен был продолжить род, накапливая и укрепляясь. Так петелька за петелькой ткалась вязь, имя которой народ, а народ и воплощал в себе – тело Божье.
И не было на Иудее пророков, живших вне семьи.
Могла ли иудейская семья принять Мессию, для которого дом – небесные своды, а семья – люди и народы, идущие за Ним? 
Иосиф не дожил до тех дней, когда многие и многие из народа пошли за Иисусом и когда те же люди, став толпою, побивали его каменьями и кричали «распни». 
Но перед кончиной дней, в сто одиннадцать лет – три единицы, - старцу, которому с восьмидесяти шести лет стал являться Ангел, открывался тяжкий путь, уготованный Иисусу. И видения Голгофы с распятием Сына являлись в бреду или вещих старческих снах.
Винил ли себя Иосиф плотник, который мог остаток жизни счастливо высекать белую закругляющуюся стружку из доски, баловать плоть женщинами и веселить душу пенящимся вином, что это именно он, земной мужчина, явил Божьему Сыну пример самоотречения, и проторил путь, где всему мера воля Божья?»

В счастливом порыве – может быть, и самоотречения, - Валентин купил казан, которого не нашлось в женском доме, долго шаманил над пловом, сдабривая рис пахучим «зира» и не жалея чеснока. Сам рассыпал кушанье по тарелкам. Наливал женщинам вино: было что праздновать! И удачную операцию, и новый жизненный лад.  
  - За благоразумие, - подняла Татьяна бокал.
  - За чье? – уточнил он. 
  - За мое. 
  - А в чем может проявиться твое неблагоразумие?
  - В хоре. В музыке.
Раздался звонок: никого не ждали, и мама Люда, будто спрашивая взглядом, - а кто же это из вас может быть? – ссадила с колен внучку и кинулась в прихожую открывать. Обратно она вошла взад пятки. И развернулась в какой-то оторопелой сладкой улыбке, будто в танце распростирая ладони в сторону входа. В дверном проеме с тортом в руках показалась улыбающаяся Марина Игнатьевна, известная, как «Любимая жена». 
Мама Люда метнула полуслепой взгляд на Валю, и кинулась ставить стул к столу.
Краем глаза Валя видел – чувствовал всем существом, - как сидящая рядом Таня обмерла, прогнулась в спине, и он отъехал в своем ощущении куда-то вдаль от стола, вглубь, в самый угол.
Через секунду все словно бы стронулись, взоры были прикованы только к Марине Игнатьевне, которая ставила торт, развязывала узелки:
- Это от Евгения Борисовича, - являла она само обаяние. - Сам он очень занят, готовимся к фестивалю «Добро, Любовь, Справедливость». Он очень переживает, как у Тани Малининой, у нашей «Малинки» со здоровьем? 
Мама Люда восторженно прихлопнула в ладоши:
-  Добро, справедливость!
Таня покрывалась на третий ряд пунцовым оттенком. 
- Ждем тебя, если сможешь, - великодушно приглашала «Малинку» Любимая жена «потрясающего музыканта».   
Валя, как глубоко провинившийся, сидел в своем, казалось, затянутом паутиной углу, облепленный паучьими тенетами. Устал он, очень устал. Устал бегать, носиться по России, тратить себя, тратить и тратиться. Так уж повелось у людей. Один тянет, и его понукают, другого везут, и он понукает.
- Евгений Борисович тебе все простил, ты знаешь, о чем я. А это дочка? Вся в папу. А где он, твой муж? – вертела женщина головой, будто муж Татьяны мог витать в воздухе. – Как же ты несправедлива к Евгению Борисовичу!
- За Магадан! – пытался сменить пластинку Валя.
«Малинка» ткнула его в бок, еще больше подалась к Марине Игнатьевне, выражая непомерное внимание. Вся разрумянилась, и все круче под столом по-крестьянски косолапила ноги.
Ночью, после близости, он обнаружил, что они лежат, как два столба: рядом, но порознь.
- Помнишь, я говорил тебе, чем женщина отличается от бабы?
Она помнила:
- Ну, там, у женщины все хорошие…
- Талантливые.
- Талантливые. А у бабы все подлецы.
- Теперь я добавлю. У бабы – муж всегда ничтожество. Вот стоят они где-нибудь у билетной кассы, отдыхать собрались, и она его точит, точит, ему уж никуда не надо, в гараж бы куда-нибудь, с мужиками, по стакану, и все. А у женщины – муж всегда лучший!
Таня смолчала: хотелось, на зло, быть бабой.
- Ну, ты завтра пойдешь насчет садика? – нужен он был ей для дела.
Она заснула. А он – лежал, предельно бодрый, хоть стартуй. Поднялся, прогулялся на кухню, но понял, если выпьет, просто взорвется от трясучей бодрости. Деваться некуда, направился к компьютеру.

Форум взрывался ответами:
- Посмотрите: иудаистская семья и поныне – крепка. Крепка мусульманская семья – где пророк Магомет – семейный человек. А христианская семья трещит по швам!
- Господа! Мы так договоримся, что во всем виновато Христианство. Тогда как без Христианства мы бы не имели современной цивилизации, а остались бы на уровне племенного мышления!
- Ага, объясни это нашим женщинам! Они все теперь так и хотят, чтобы муж был плотником Иосифом – стругал себе, обеспечивал, а любить они будут гипотетического мужчину! Мы все сегодня Иосифы! 
- У нашей героини, которая собственноручно вытащила из себя плод, отец был тоже плотником – столяром-краснодеревщиком, если быть точнее. А мать была – завучем в школе. - Вступала сама Непорочная. - Пока дети росли, так они и жили – отец строгал, а мать – учительствовала. Но когда дети выросли и разъехались, мать продолжала учительствовать, оставаясь необыкновенно почитаемой во всей округе: к ней шли за советом и делом. А столяр отец – все чаще уединялся в гараже, который находился в стороне от жилых домов, копался в машине, попивая в одиночестве недорогой коньяк. Так его и нашли – в машине, с недопитой бутылкой, отравившимся выхлопными газами. – Модератор Непорочная, как художественная гимнастка, делала мыслительный кульбит: -  Что касается плотника Иосифа, то вспомним, старцем он был согласно поздним источникам. Если следовать строго Евангелию, он мог быть и молодым, и шестеро детей появились в его семье так, как было приято в Иудее. Когда жена не могла родить, рожала служанка или рабыня на колени жены, и младенец считался ее ребенком. Остальных детей также могла родить и сама Мария. Так или иначе, когда пришел час Иисуса, с ним была мать. И не просто была: «что скажет Он вам, то сделайте», - говорила «служителям». И они послушно делали то, что говорил Сын. Отныне женщину нельзя обвинить в первородном грехе: Мария искупила этот грех. Евангелие высвободило человека от придуманных людским сообществом уз, кроме уз – любви. Но человек не может любить безгранично, как Господь. У человека - если сюда отдал, значит, отсюда взял. «Возлюби ближнего…» - не всякого и любого, а – ближнего» …  

- Еще один Женя, - заспанная Малинка смотрела, как он сидит у компьютера, возле которого ночи напролет проводил ее муж.
Поцелуев смутился, но был тверд:
- Такая, видно, твоя планида. 
Утром, как негнущийся скафандр, Поцелуев сидел возле кабинета начальника образования городской администрации. Он умел договариваться с людьми, особенно с женщинами, даже если те чиновники.  Текст у него был заготовлен: «Мне говорили, что вы самая красивая женщина Иваново, - мысленно заходил он в кабинет в сногсшибательном азарте: ему действительно так говорили.  -  Это не совсем верно, - Валя останавливался в оторопи: -  Вы самая красивая женщина России!». 
Наконец, Валентина Ивановича Поцелуев, представившимся сотрудником столичных СМИ, пригласили. Он сделал тот решительный шаг, которым доводилось брать иные кабинеты. И оторопел. На него смотрела, может быть, и красивая женщина, но не той, привычной сановной приглаженностью, а словно подраненная, с пристальным напряженным взглядом, так напомнившим ему глаза Татьяны. Может, и эта пережила какое-то потрясение, а потом, не через постель и связи, как представляется, когда речь идет о красивых женщинах, взошедших высоко по служебной лестнице, а, преодолев себя, упорством и незапятнанностью сделала карьеру? Или женщины, кажущиеся самыми благопристойными, святыми, на поверку, самые потаенные и грешные?
Он не сказал – застряли на языке – заготовленные слова. Заговорил просто, по сути: нужно место в детском садике. И женщина-начальник смотрела на него с той же сердобольностью, будто тоже про него что-то понимала, и так они глядели друг через друга, в прошлое своего визави, что отказать в каком-то месте для ребенка, не имеющего отца, было делом невозможным.  
Шел снег с дождем. Был конец рабочего дня. Народ валил по центральной ивановской улице: очень много девчонок, молодых женщин, матерей, виновато тянущих за ручки малых детей. Красивые, одна лучше другой, женщины, с некоторой оторопью успевали откликнуться на его взгляд – так, видно, непривычен здесь был мужчина, засматривающийся на женщин! 
Двум мужчинам, живущим в этом городе и связанным с Татьяной детьми, не было до нее никакого дела.  А кто такой он, болтающийся по этому городу невест, как хобот мерина?

                                  Утешение

Плес в ноябре.
Волга встала. Белая ледяная река. 
Необыкновенная красота. И невыносимое уныние.
Космическое пространство без позывных. 
Он подъехал к маленькой неопрятной гостинице. И как ниспосланная воплощенная надежда: на крыльце, обрамленном перилами, стояла молодая высокая, с распущенными светлыми волосами, женщина. Курила. Была чуть навеселе. И опять вспоминались слова классика, возвестившего, что подобное лечится подобным. 
   - Здравствуйте, - бодро нашелся Валентин, о чем заговорить, - не знаете, места в гостинице есть? 
   - Мы группой приехали, я не знаю. Есть, наверное. Конечно, найдется, - заторопилась с гостеприимством женщина.
   - А почему вы здесь одна? 
   - А я одна. 
Все складывалась до нереальности здорово: утешение словно нуждалось в нем.
   - И я один.
   - Только мне уже четвертый десяток? – почему-то вопросительно сказала женщина. 
   - Прекрасный возраст!  
   - А мне горько.
   - О, а у меня как раз шоколадка в кармане!
   - Мне?! Мне уже давно никто ничего не дарил! – несоразмерно своей доброй стати женщина заискивающе улыбалась. 
Она тянула руку, будто боялась, что с ней сыграют в кошки-мышки. 
– Я думала, мужчин уже нет. А они есть, да? 
  - Самый натуральный, - раскинул Валя руки. – Хотите, я вас завалю шоколадом! У меня свой небольшой арбузо-литейный завод…
 Женщина напугано вздрогнула, взмахнув плиткой шоколада.
- Арбузный?!  
- Да нет, -   растерялся Валя, - это я так пытался шутить…
Она кивнула виновато.   
  - У нас там дискотека, - указала женщина в сторону бухающего шума, - правда, музыки хорошей нет. Вы приходите. Меня Галя зовут.  Только вы сами ко мне подойдите, ладно? 
   Валентин спешно снял захудалый номер, занес из машины вещи. Видно, здесь, в глухомани, женщина на машину и польстилась: приняла его за какого-нибудь нового русского. Ну, да и ладно.
   Галя свечой возвышалась в кругу квадратных прискакивающих баб. Подошел, пригласил танцевать.
Правая рука обнаружила упругую стать, а левая – легла на развернутое, ладное, как почудилось, надежное плечо. Глаза их плыли в полутьме почти на одном уровне, что для рослого Валентина было непривычным, и он казался себе мелковатым рядом с этой породистой молодой женщиной. 
- Я хочу быстрый танец, - отпрянула она, словно угадав его чувство.
И воздев руки, Галя пошла, выделывая крутыми бедрами такие кренделя, что и Валя привскочил, с опаской оглядываясь, как бы не увели! Это ведь надо: ехал сюда просто в полном мраке, и вдруг такой подарок судьбы! Мужчины, если они и были, занимались строго выпивкой. За крайним столиком, в углу, сидели крепкие наголо бритые парни, - ни то бандиты, ни то охранники, - но и для них женщины, словно не существовали. Мясистые подружки в лихом угаре мячиками припрыгивали вокруг. Галя танцевала самозабвенно: только что она проявляла к нему интерес и вот, как это умеют женщины, не обращала на него никакого внимания.
Едва стихла музыка, Валя поймал ее руку, и она, вновь на удивление податливо, пошла за ним. 
Сели за свободный столик. Валя налил по треть стакана из припасенной загодя бутылки: ни бара, ни буфета здесь не было, только кухонная посуда. Женщина выпила охотно: хлопнула одним махом, и заулыбалась. 
   - Только мне уже тридцать четыре, - опять вопросительно сообщила Галя. – А вам сколько?
   - Сорок семь, -  убавил Валентин.
   - О-о-й, какой хороший возраст для мужчины! - сказала Галя обрадовано. 
Все шло, как по маслу. 
- Хочу спеть караоке! – вспыхнула Галя, - ты можешь для меня заказать? Это бесплатно. Здесь все оплачено. Там, на стойке, альбом. Найди…  
Валентин долго листал альбом: была полутьма, прописные буковки растекались на залистанной бумаге, а ему не хотелось признаваться, что не видит, возрастная дальнозоркость.  
- Ты чего ищешь? - спросил один из бритоголовых.
- «Как хороши в России» …
- «Как упоительны»? Галька, что ли, просила? Так бы сразу и сказал.
Она пела, не глядя на экран, где шли строки со словами, Галя их знала. Пела, как артистка: всему залу, на всю эту российскую ширь, голосисто, точно по музыке, с тем излишним напором, надрывом, которые в дыму, водочных парах и пьяной общей приподнятости, были как раз впору.  Сходу завела другой эстрадный шлягер юности своей: Валентину показалось, что он на стадионе: таким гулом и одобрением отозвался зал.
- А й-я, наш-ше-ол другую-у, хоть не люблю, н-но целую-у…  
Галя была здесь несомненной звездой. Была любимицей и душой. 
Они выпивали, танцевали. Ей нравился темп, завод, лихость, и Валя кружил ее, поднимал вдруг на руки, показывая силу, она взвизгивала, прижимаясь к нему, в полном счастье.     
   - А тебя не удивило, когда я сказала, чтобы ты ко мне сам подошел? 
Они, разгоряченные, запыхавшиеся, опять сидели вдвоем за столиком. Она странно водила ладонью по столу, как бы поглаживая.  
   - Да нет, женщине же неудобно первой подходить.
   Галя выпила, вновь решительно пододвинула стакан, улыбаясь, дескать, чего ж ты, как в аптеке, наливай! И ни в одном глазу.
   - Я слепая, - нашарила она зажигалку. -  Инвалид первой группы по зрению. 
   Слепоту обычно заметно: асимметрия в глазах. У женщины напротив был совершенно открытый взгляд, правильной формы глаза.  
     В девятнадцать лет Галя отправилась на заработки в студенческие каникулы: собирала арбузы под Астраханью. Сезон на арбузах, выращенных на селитре, отобрал зрение.
 - Нам говорили, что их есть нельзя, но ведь мы же молодые были. И все, кто там был, заболели: на каждом отразилось это по-своему. Одни стали бесплодными, другие – желудочниками. У кого какое место было слабое, то и сдало. Может, так было надо, иначе я бы слишком гордая была.
Валентин только теперь обратил внимание, сколько в зале людей в очках с толстыми, почти непроницаемыми стеклами. Были и с очевидным косоглазием, и, видимо, совершенно незрячие: рядом с пареньками за столиками стояли трости.
- Это гостиница Общества слепых.
- Как же, я же здесь бывал летом, были просто приезжие, из Москвы, в основном?..
- Всех принимают. Деньги нужны. Мы же бесплатно приезжаем. Нас сюда три, четыре раза в год привозят. Разные группы. Но меня почти в каждую берут. Я тут, как у себя дома.   
     Женщины – Галины подружки – все танцевали в полном веселье. Молодые, совсем девчонки: одна слоновьи крупная, с лицом прилежной ученицы в роговых очках, другая маленькая, резвая, как мышка, - носились туда-сюда. Они таскали за собой паренька, похоже, невидящего совсем и каждый раз объявлялись то с новыми бутылками пива, то закуской. Стало ясно, почему здоровые то ли бандиты, то ли охранники пили своим кружком, не интересуясь женщинами и как бы отгораживаясь от происходящего. 
   - Вот вы уже и отшатнулись от меня, - улыбнулась печально Галя.
   - Нет, что ты, нет! Я просто… не сказала бы, я бы этого даже не понял. 
   - Силуэт я вижу, но человека не различаю. 
 Она была слепая, а он переставал слышать. Белый космос опять забирал его вместе с этими движущимися в немоте, в стремлении к мгновенному счастью людьми, уносил в невесомость, пустоту. Господи, да что же это?! Он искал утешение, а что нашел?  А может, и утешение? Что его терзания в сравнении с ее потерей?
 Пила она решительно. Много. Но так и оставалась в легком тонусе.
 Переместились в номер.  Он сидел на низкой кровати, а Галя – возвышалась на стуле возле столика, со стаканом и сигаретой, нога на ногу.    
   - Женщина любит не за секс, не за заботу, - склонилась она вдруг к нему. - Она любит того, кто ее отвергает, кто ее, - женщина танцевально повела длинной ногой, - постоянно футболит.
Это было в точку: в душевную муку. Валя потянулся к слепой, которая про него, как показалось, так все сразу поняла. Здесь, под светом яркой лампочки, он разглядел: в хрусталиках глаз ее, в самых сердцевинах, темнели продолговатые тонкие цилиндрики, - глаза были словно навсегда удивленными. 
- Это после операции, - поняла Галя его интерес, – гвоздики забыли вынуть.
Она широко улыбалась.
- Как ты поняла, что я это заметил?  
- Мужчины ведут себя одинаково. Одни только стесняются сказать, а другие говорят.
- А женщины?
- Что им до меня? Я им не соперница. 
- Ну, это как сказать. 
- Да ладно. Что, ты бы взял меня в жены? Хотя я хозяйка – ничем не хуже зрячей. У меня дома – специально смотреть приходят, как чисто. Дочь ходит в школу – дочь отличница у меня, я ради нее живу, - никто не знает, что мать слепая. Все собрано, вся одета, все постирано. Муж вот машину стиральную, автомат, никак мне купить не может. Себе он «десятку» купил, теперь на иномарку копит, а мне стиральную не покупает. Потому что… - она развела руками, - когда-то я его не любила, а теперь он меня терпит. Брезгует мной. А что делать, кому я еще нужна? Мне дочь надо поднять. Так, что…  я все про себя знаю, – махнула Галя весело, и протянула стакан.
Валя поддержал почин.
- А мужчины, что, все во всем ведут себя одинаково? – Валентину не нравилось, что она его уподобила остальным.    
- Погоди. Ты меня так не допытывай. А то у меня там, - уткнула она пальцы меж грудей, - прыгать начинает что-то, ледоход пошел. Мне это не надо, я все про себя знаю, знаю, как будет. Давай про тебя. Ты же переживаешь, мучаешься? 
- Да ну, какие мои переживания? – Валентин бодряком подлил в стаканы.
- Ты хочешь сказать, что рядом с тем, что я пережила, все ерунда? Не скажи. Любовь — это такие переживания – по себе знаю! Люди жизнью кончают из-за любви. Подожди, у нас там закуски с ужина полно, соки, сейчас я принесу! И ты мне все расскажешь. И я тебе все скажу.
Каждым своим движением она будто куда-то спешила, также мгновенно принесла и расставила на столе столовую посуду со стогом порций творожной запеканки, булочками с глазурью, открытую большую коробку сока. Гостиницу и расстановку мебели, видимо, Галя знала, как родной дом: никто бы не заподозрил, что она движется для нее в ночной мгле.
Слепая слушала. Он говорил, как угорелый, обожженный, проявляя слабость, смятение, терзаясь и не зная, как быть?
  - Она тебя не любит, - вынесла приговор женщина, потерявшая так много, - любит того. Я это по себе знаю. Тебя не любит, но никогда не оставит. Когда ты рядом, ты будешь ее раздражать. А когда тебя нет, тебя ей будет не хватать. Она тебя не жалеет, и жалеть не будет. Но все время будет держать на поводке. Тебе это надо? Мой добрый тебе совет: брось. Рви, если сможешь. Резко. Выкини из сердца и разотри. Иначе измучаешься. Найди другую, соврати, впейся в нее, в ту, другую! Женщина, она, как вьюн, почувствует, скоро обовьет, потом сам будешь удивляться, из-за чего так переживал? 
Он молчал. Думал. 
- Бери молодую, нельзя жениться на женщине старше двадцати трех.
- Почему?
- Потому что она уже успела полюбить, уже на сердце свой груз, обиды всякие. А виноват будешь ты. Женщины мстительны. 
Прорицательница смотрела чуть мимо него. 
- По любому, женщина отдает лет до тридцати, -  повела она рукой от груди. Словно зачерпнула что-то из его души ладонью и зажала в ладони: - А потом начинает забирать. 
У Малинки еще оставалось время - «отдавать».
- Или возьми женщину после тридцати семи. Когда та уже перегорела, дети подросли, женщина боится остаться одной и в мужчине ищет спасения.
Малинка не подпадала под эту арифметику.  
- По любому, - дала отмашку Галя, - бери ту, с которой за радость лечь в постель. Там, человек хороший, хозяйка – не прокатит. Все равно избегаешься. Мы же для чего друг с другом?
Поцелуев молчал, странно подавленный.
- А если манит к ней, так нужна, если так любишь, что не можешь, забирай, увози отсюда, от него, от ее зависимости, от мужа, пусть она с ним и не живет, от всего привычного, и держи возле себя, - показывала Галя, крепко сжав кулак. Слепой ее взгляд теперь упирался ему в сердце.  -  Но не делай того, чего она хочет. Сейчас ты в ее власти, а ей надо почувствовать над собой власть. С тем она власть чувствовала. Женщина любит силу. 
- Да что значит силу-то, по-вашему?! – начинал злиться Валентин. - Быть бездушным? Уметь, как ты сказала, футболить?! Мужа ты, сказала, не любила? Он слабый. А был такой, сильный, которого ты любила?
- Был. Там же, на арбузах. Там за мной, сколько парней увивалось: дыхнуть боялись! А он меня прокинул по полной программе и уехал. Я до сих пор, подумаю о нем, не могу. Люблю! Есть у меня и такой, как ты для своей. С того же времени. Хоть сейчас позвоню, он все бросит, приедет. Он на меня смотрел, как на богиню, так и смотрит. Но, может, не так, может, теперь ему меня больше жаль. Но он без меня не может. И я без него не могу. Замужем за третьим, а люблю всю жизнь того. Поэтому и советую: бросай. Или увози.
- У нее ребенок.
- Ну, и что?
- От него ребенок!
- И что? Какая разница?!
- Удивительный народ – женщины! Нет разницы, от кого родила! «Это же дитя Божье!» А почему раньше, во всем мире, нагулянного ребенка клеймили на всю жизнь и, в лучшем случае, отдавали в рабство?! Потому что все равно вырастал враг: вот он растет, как равный. А потом все равно начинает уничтожать тех, кого звал братьями и сестрами. Чужое семя, чужой род!
- Что ты сравниваешь, сейчас другие времена! Кого сейчас это колышет?!
- Какие другие?! Возьми любую мусульманскую страну? Да и у нас, по сей день, спроси в деревне, у не свихнутых, как все мы?! Тебе сразу скажут: «выблядыш»!
- Ты про кого так, про ребенка?! Я думала, ты мужчина, а ты!..
Галя чуть не вышибла дверь: была – и нет! Только груда запеканок, чуть порушенных вилкой, булочки с глазурью, да початая коробка сока остались от нее на столе. 
Валентин откинулся на постель, заложив руки за голову. Образовавшаяся от подтеков на потолке морда вурдалака, казалось, строила рожу. «Как захирело все на Руси!», - он резко поднялся, взял стакан: нет, в одиночку она, спасительница и отрава, не лезла. На стене – он только что обратил внимание – висела хорошая копия картины «Над вечным покоем». Валентин улыбнулся: покоя не было, а к «вечному» спешить пока не хотелось. Поставил стакан, вышел в коридор. 
Девушка, видимо, недавно заселившаяся, из душа, в халатике, гордо несла себя навстречу, чуть не доходя, четко сунула ключ в скважину, сделала два оборота, скрылась за дверью. Зрячая, отметил Валентин. Приостановился, прикидывая, как быть? Двое слепых, молодые парни, двигались, держась друг за друга: первый шарил рукой по стене, второй шел следом. Без стука, оба, ввалились в ту дверь, куда вошла и девушка. 
- Вы что, совсем, что ли?! – раздался истерический крик. - У меня сейчас муж придет! У меня муж – боксер! 
- Извините, извините, - спинами назад, мелко тряся головами, выпячивались слепые, - мы перепутали.
Галя выскочила из соседней комнаты, подхватила под локти парней.
- Они перепутали, они ко мне.
- Напьются, как скоты, к кому идут, не видят!
Девушка так и не поняла, что перед ней слепые. Раздраженно захлопнула дверь. У Вали пропала вся охота знакомиться. 
Парни, как дети малые, счастливо вцепившись в кофту, посеменили за Галей. В ее комнате послышались шумные голоса, смех. 
Валя спустился на первый этаж.  Из зала, где еще играла музыка, лавиной выносилась толпа. 
- Ну, пойдем, пойдем, выйдем, коза драная!
- Сама ты телка жирная!
Впереди шли, в боевой разборке, подружки, все таскавшие за собой незрячего паренька: «слониха» с лицом отличницы в роговых очках, и мелконькая, шустрая «мышка».  
- Ты что его унижаешь?! 
- Это я унижаю?! Это ты его спаиваешь!
Подруги встали друг против друга в тамбуре коридора, перед выходом.
 - Я спаиваю?! Я если наливаю, так наливаю, как человеку! А ты плеснула ему, как… Он что, не мужик?!
- Какой он еще мужик?! Ты знаешь, сколько ему?!
- Да пошла ты, - надоели дебаты слонихе.
Мышка отлетела к стене, и тотчас, собравшись, с разбега толкнула соперницу. Та пошатнулась. Стала медленно воздевать руки, ширя глаза за толстенными стеклами очков. Паренек заметался меж подругами, и весь переместившийся из зала народ, разделившись соответственно пропорциям, принялся растаскивать противниц. Тем только того и надо было: все это, видимо, происходило не раз, - бестии, удерживаемые людьми, заметались во всю мощь, прыть, напор, во всю силу горла.      
  Валентин осторожно протиснулся меж движущимися «стенками», приоткрыл уличную дверь. 
- Всем по своим комнатам! Лариска, пойдем, покурим! – влетела в тамбур Галя.
Лариска, большая, польщено переваливаясь с ноги на ногу, брала из Галиных рук сигарету: 
- Ну, а что она, в натуре, не понимает? – рисовано поводила она богатырским плечом.
- Все, проехали.
Мышка выскочила тотчас, как бы настаивая на своем праве быть здесь же.
- А что она?!
- Я сказала, - протянула ей Галя сигарету.
Три огонька появилось в полутьме. Валентин стоял по другую сторону крыльца: его не замечали.
- Домой охота, - проговорила Галя. – По дочке соскучилась.
- Каждый раз так, - вздохнула мелкая, - рвешься сюда, рвешься, а приедешь, все одно и то же: перепьются, и понеслось.
- Ты это про кого?
- Пошли, - затушила Галя сигарету. 
Валентин постоял еще на крыльце. Огонек сигнализации мелькал на лобовом стекле машины, как маяк. Снег пошел, повалил легкими большими хлопьями.

В комнате, на том же месте, сидела Галя.
- Ты на машине?
- Да, ты стояла, когда я подъехал.
- Я слышала, что ты подъехал. У тебя хорошая машина?
- Неплохая. 
- Иномарка?
- Иномарка, - усмехнулся Валентин.
- Давай, покатаемся?
- Ну… - замаялся Валя, - я все-таки выпивал. 
- Мы кружочек, немножко, недалеко? Меня муж никуда с собой не берет!
- А этот, который всегда может приехать?
- С ним неинтересно. 
- Почему? Человек так тебя любит!
- У него «Жигули», - улыбнулась лукаво Галя, - старая, вся воняет.
«Дворники» в одно движение смахнули свежий слой снега, в свете фар открылся летящий навстречу белый мир. Мелькнул мрачный угол деревянного дома на обшитом фундаменте, напоминающий нос сторожевого пса; бдительным глазом блеснуло окно; улицу рассекал, будто выходил на встречу, Храм с неровными, как старая деревенская печь, линиями стен, -  все казалось притаившимся древним существом, единым ладом, только сейчас, ночью, возвращающимся в свою истинную жизнь.     
- Проклинаешь, наверное, все, думаешь, навязалась на мою голову?
Примерно так он и думал.
- Что ж с вами делать? Такая, видно, моя участь: страдать. 
Валя подъехал к реке. Свет фар разбивался о белое скользящее полотно. Он вышел из машины, она последовала за ним. Теперь были видны контуры дальнего берега с провальными, словно выеденными, межами впадин. Мерцал огонек вдали. Поземка заметала по льду с торчащими клыками торос. Справа, на вершине, казалось, нависающего из тьмы мыса, по ночному небу плыл заново позолоченный купол Успенского собора. 
Странное дело, показывать красоты слепой? Что видела она? 
- А ты можешь к Собору подняться? – нет, она не смотрела вверх, она смотрела на него. 
- Там, вообще-то, знак: проезд запрещен. Но давай, попробуем.
Наклонная, не наезженная, припорошенная талым снегом дорога поднималась вдоль обрыва. Валентин медленно, настороженно миновал опасное место, полностью протрезвев, остановился у Храма: старинного, строгого, с неожиданно ярким, огневым шлемом купола. 
- Ты далеко встал, - ощутила она ногами землю, - к берегу поехали, к берегу!
С откупоренной бутылкой «Шампанского» в руке, на ходу отпивая из горлышка, она вольно шагала вперед.
- Ты как-то больно смело идешь, - приостанавливал Валентин, - там ведь, впереди, обрыв.
- Ты за меня не бойся. Я здесь все исходила. 
- Да я за себя боюсь. Темно, скользко. 
Он все-таки держал руку наготове, если она так с разгона и шагнет. Но Галя остановилась, встав перед обрывом, и еще сделала полшажка, кончиками носков нащупывая край. 
- Волга! – произнесла она. И запрокинула дно бутылки. 
- Ты, конечно, очень смелая. Но мне на это тяжело смотреть: я стою, как в прыжке.
- Неужели будешь ловить? Неужели стал бы? – чуть подвинулась она вперед.
- Да не пытай ты меня! Иди сюда, - осторожно, боясь вспугнуть, потянул он ее на себя. 
Она подалась, рассмеялась в его объятьях. Снова выпила. Протянула бутылку ему. 
- После водки «Шампанское»?  - покачал он головой. Но сдался. 
- Тебе жить охота, я понимаю. А мне – хоть сейчас бы! Если бы не дочь!..
Она скользнула ладонью по его руке, будто в ласке, перехватила бутылку, сделала резкий глоток. Развернулась к Волге. 
Ему хотелось, но неловко было спрашивать: что она видит? 
- Белое, белеет, вижу, - проговорила она
Снег падал редкий, будто кончались его запасы. Хлопья вдруг взвивались в неощутимых воздушных потоках, теряясь за пределами высвеченного фарами пространства. В Плесе еще местами горели огни. Неспроста художнику эти места и навеяли картину «Над вечным покоем». 
Ледяная пойма Волги отчаливающим кораблем с надраенной палубой словно отправлялась в неведомый путь…    
- Почему вы, мужики, так стерв любите?! 
Галя круто запрокинула бутылку, поперхнулась, согнувшись пополам, ноги тотчас скользнули по краю и, широко взмахнув, она взвилась над обрывом. Глаза его – так и зафиксировали: полет!  Каким чудом ему удалось поймать ее? Подхватить, будто птицей соколом? Он просто обнаружил женщину в своих руках, причем уже далеко от края мыса, куда они приземлились, словно упав с высоты. 
- Все, чтоб больше туда ни ногой! 
А ей было весело - как ей было весело! Она хохотала, извиваясь, победоносно счастливая. Бутылку в этом страстном кульбите она не выпустила из рук!  
Теперь они оба смеялись, выхватывая друг у друга из рук «Шампанское», и запрокидывая дно. 
- Включи музыку, потанцуем!
Он стал искать волны, выбирая спокойную мелодию. 
- Оставь эту, - выбрала она ритмичную, быструю музыку, - сделай громче! Еще громче! На всю громкость!
Динамики забухали, сотрясая машину и, казалось, все это спокойное величавое пространство. 

Рослая, статная, сильная, она танцевала, широко размахивая бутылкой.  Как тогда, в девятнадцать лет, под Астраханью, на бахчи, где поспешно выспевали арбузы, - необозримое поле арбузов, которые студенты собирали в горы, утоляли арбузами жажду в паляще солнечные дни, закусывали ими вино теплыми вечерами, пели, веселись до утра, и танцевали, танцевали!..
- Классно!
Да, она не видела этой безмятежности вокруг, Храма, призванного охранять покой. Или, по-своему, видела, понимала, а ей именно этого и хотелось: сотрясти саму вечность!
- Ее ребенок будет тебе всегда напоминать того, другого, - со злобной радостью стала выговаривать танцующая женщина, - которого она выбрала вместо тебя! Ребенок от него ей всегда будет напоминать его, и ты будешь это видеть. А под старость тебе придется нянчиться с внуками, которые будут походить на него, ее настоящего избранника! 
Каждое движение ее грациозного тела, изворот плеча, вскинутые руки, словно говорили, кричали, возопили: «Любить можно только меня, я – самая прекрасная, единственная из женщин!»  
- И ты будешь смотреть, как она им радуется, и будешь думать, что она радуется ему! Они будут играть, смеяться, а тебе будет хотеться их пострелять, потому что они будут такие же уверенные и наглые, как он! Они выместят тебя из ее жизни, но ты уже ничего не сможешь сделать, потому что будет поздно, и ты будешь зависимым от этой женщины. Ты будешь всю жизнь тащить на себе чужие грехи!.. 
- Да не чужие это грехи!.. - Воскликнул он, не слыша себя в музыкальных ритмах: - Все так, и не так. Она… не стерва. Я сам во все виноват! Она… - Валентин зачем-то пытался объяснить. - Она чистая девочка, она просто очень много ждала от жизни, она хотела любить, рожать детей, она хотела жить всерьез, а я искал утешения, - мы все ищем забав, нам ничего не нужно всерьез, всерьез нам страшно, мы вообще не знаем, что нам нужно?!  
- Как все у всех одинаково! – запрокинула в смехе Галя голову, - даже слушать не хочу! Как вам, мужикам, легко задурить голову! Убедить в чем угодно: вы слышите только то, что хотите слышать! Она в туалете с чужим мужиком при тебе запрется, а потом убедит тебя, что все из-за большой любви к тебе, и ты будешь верить, потому что ты уже решил, что она святая! Развела клиента!..
- Галь, давай сделаем тише музыку, - стиснул зубы Валентин, - здесь же Собор, Успенский! – сделал он ударение на последнем, - мне так и кажется, что он сейчас шагнет на нас!
- Ой, извини. Я забыла. Ты же со слепой…
Он включил тихую медленную мелодию. Романс. Вызволил из ее руки бутылку, поставил на землю. Повел слепую в танце. 
- Ты на меня не обиделся?
- А ты хотела меня обидеть?  
- Я ведь женщина. 
Снег участился, витал ватными хлопьями. 
- Не понимаю, зачем тебе: имеешь мужа, пусть он о тебе мало заботится, есть мужчина, который всегда готов утешить, и ты еще продолжаешь думать о том, с которым на арбузах, «футболисте»?
- И танцую с четвертым?
- И танцуешь с четвертым? 
- И никому не нужна.
- А вы хотите, всем быть нужными, не получится в этом деле, всем!
- Я за свои грехи расплатилась, - склонила Галя голову.     
Снег валил стеной. Певец умиротворенным ровным голосом пел:
 
                               Светятся тихие, светятся чудные,
                               Слышится шум полыньи.
                               Были пути мои трудными, трудными, 
                               Где ж вы печали мои?
  
Они словно поднимались по летящим тающим белым снежинкам, кружились, воспаряя все выше и выше. 
Может, и стоили все его терзание, думалось ему, этих мгновений, этой обнажившейся земной красоты, этого пронзительного ощущения жизненной благодати? 
- Так бы сейчас и умереть, - придвинулась она к нему. 
Глаза ее блеснули в луче, и там, в хрусталиках, он увидел маленькие, открытые дверца в темноту. Во мрак. В невидимую сторону бытия. 
Если правый глаз соблазняет тебя, вырви... Если левый — вырви... - пронеслось то ли в самой макушке, то ли в небесах с неожиданным пониманием. Если в женщине глаз не видит будущее дитя, будущее твое продолжение, то зачем этот глаз перед Господом?  
- Умереть, и на том свете так и оказаться — вдвоем. - Она припала к нему щекой. 
            - А дочь как? – вымолвил Валентин в неожиданном страхе.   
Щека была горячей, ласковой. Влага – талый ли снег, слезы ли? – щекоча, сбежала каплей ему на шею. 
- Не ешь арбузы до сентября, - словно стеная, запричитала Галя. – Не ешь арбузы с желтыми прожилками. Не ешь много ранних арбузов…
В гостинице, в полной коридорной тьме, он почувствовал себя тем слепцом, которого видел на ощупь пробирающимся вдоль стены. Галя теперь была зрячей: вела его твердо, без сомнений.
Ночью Валентин не то, чтобы просыпался, а как бы вырывался из сна, обнаруживая Галины ноги в джинсах: они спали «валетом».  Он снова погружался, ухал в сон, чувствуя, слыша, как откуда-то оттуда, из-за окна, вместе с движущимся, предутренним сизым светом, словно просачивается голос:    
- Не ешь ранние арбузы, заклинаю тебя, не ешь арбузы с золотыми прожилками…
Так их и захватило восходящее солнце, расколотое дольками арбуза: под картиной «Над вечным покоем», в провалившейся утробе одноместной кровати, они лежали, как два близнеца эмбриона, которым еще только предстояло родиться.

                      Чайка, в которую вселяется дух.

Женя вновь «открыл» скаченный из Интернета файл, на котором осталось запечатленным остановившееся мгновение. «Чайка пусто носится над рекой, - отправлял послание возлюбленной парень из унесенного половодьем города Ленска. - Чайка, не имеющая гнезда — чайки ведь не вьют гнезд, а кладут яйца прямо на скалах, средь камней. Белая чайка, в которую, как гласит старинное якутское поверье, вселился дух девушки, насылающей слепоту…». 
«Группа крови», - электрическим разрядом зазвучал телефон. Он лишь в следующую секунду сообразил, что поставил эту мелодию на номер жены. 
- Да, - произнес сдавленно Женя в полной уверенности, что Татьяна жалеет о размолвке, и будет звать вернуться домой.  
- Я уезжаю, - спокойно проговорила она. 
- Да, - повторил он, - и что?
- Ничего. Звоню тебе сказать. Уезжаю не одна. Я встретила человека, мужчину, уезжаю с ним.
Что-то в нем зависло, как файл. Самое удивительное: на экране, словно пробив черты созданной им прекрасной женщины, окутанное огнем и пожарищем, проступило безмятежное лицо Татьяны. 
- Да, и что? – его будто закоротило.
- Ты бы не мог завтра Сашку забрать из детсадика, свозить в кружок рисования. Мама не успевает.
- Ты что, бросаешь детей?! 
- Ты их давно бросил, ничего, а я, значит, плохо?!
- Что я, бросал?! Я не бросал!
- А где ты тогда? Ты что, с ними?
Женя помолчал, сжав зубы. 
- Хорошо. Сашку я буду забирать.
- Да не будешь ты забирать. Ты хоть завтра забери. Просто завтра. Можешь?
- Сказал же, заберу!
- Ну и все. На развод надо подать. Подашь сам?
- Почему я?
- А кто? Ты же не веришь, что ребенок твой.  
- А чей он? Этого, с кем уезжаешь?
- Сейчас это уже неважно. Подашь на развод? А я на алименты подам?
- Зачем на алименты?! Что я, так не буду Сашке платить?!
- Плати так. Посмотрим, как будешь. Сколько уж от тебя ни копейки не видим. 
Ему нечего было ответить: деньги в последнее время он отдавал маме для покупки новой квартиры.
- Ну, все.  Значит, заберешь? – еще раз спросила она.
- Сказал же! 
Неужели это с ним?! Неужели он – брошенный муж?! Он, которого все так любили?! Мама, друзья, даже Танькины подруги?! У них, подруг, глаза тряслись от зависти, а ее бабушка повторяла, что молиться надо на такого мужа! И его – оставили?! Казалось, это могло быть с кем угодно, только не с ним! И вот, случилось. 
А может, действительно, как пишет Непорочная, Бог стал говорить через женщин: и мама, и Таня всегда знают, как надо, а ни он, ни папа – не знают. Папа смотрит маме в рот, и делает так, как она скажет, а он – мечется между мамой и женой, которые говорят по-разному, и никак не может понять, как надо ему.
Русская американка, писавшая парню из Ленска, тоже твердо знала, как надо. «Я счастлива, что я добилась своего, - отвечала она уверенно, а через мгновение восклицала: - страшно Вася хочу к тебе душа моя полетела»    
Высотное здание на экране обрушилось, сложилось спичечным коробком, и в клубах пыли, огня, дыма, во вспыхнувшем зареве Таня улыбалась, как лишь она может улыбаться: застенчиво, из глубины, из души, которая не здесь, не с ней и не на картинке. А где-то далеко-далеко. Наверное, там, где вечность.  
А с кем он еще хотел в жизнь вечную? Да только с ней, с Таней, женой своей.
Сердце тихо, сладко саднило. Через разлом на экране он уходил, как приучился уже уходить за идеальной женщиной, туда, за грань.
Огонь умолкал, на месте пожарища вырастало ромашковое поле, и тело Евы становилось нагим, и Адам в рекламных плавках гладил ее по длинным путающимся волосам, опускал руки к груди, бедрам, как же хорошо, сладко было с ней, пока еще законной женой своей, здесь, в компьютерной расширяющейся галактике. В настоящей жизни.

                               Земная вечность

Получалось, Женя видел прежде очень зауженную плоскость жизни, которая его касалась. И в этой прослойке действительности он блуждал, ничего не понимая. Теперь ему открывался мир, давно существовавший вокруг него, и все становилось ясно.
Вероника Непорочная творила документальный Интернет-роман из жизни Поцелуева, с которым, как выяснилось, и уехала Таня. Ее она называла «Малинкой», а его – «Поцелуевом». Доброхоты слали фотографии, видеозаписи, записи, а то и сочинения, запечатлевающие Поцелуева -  география складывалась впечатляющая! Была ли это женская месть, или желание сохранить для себя? 
Однако по количеству выложенного на сайт материала с Поцелуевым скоро вполне стал соперничать Евгений Борисович Бобруйский – так, что начиналась путаница: кто же Поцелуев? Снимки целующегося дирижера занимали несколько страниц, были записи концертов хора, интервью. Форум пользователей сайта буквально потряс ответ почтенного руководителя певческого коллектива на вопрос журналиста о слухах по поводу его связи с бывшей хористкой и родившемся ребенке. Евгений Борисович, с прискорбью, объяснил ситуацию желанием дискредитировать - прежде всего, хор, духовную музыку и, в конечном итоге, национальную культуру, которой он самозабвенно служил всю сознательную жизнь! А бывшая хористка называлась женщиной легкого поведения и преподносилась как лазутчица, продавшаяся за тридцать серебряников неким таинственным вражьим силам. 
Скоро на сайте появилась фотография, где Бобруйский стоял, опираясь на костыль, склонившись на бок и прижимая к паху ладонь скрюченной руки. 
По слухам, инсульт случился с Евгением Борисовичем после неких криминальных разборок в бане: он вернулся домой с ссадиной на скуле, похожей на шляпку вбитого гвоздя. Лег спать, среди ночи захотел подняться, и не смог. Инесса Юльевна, жена почтенного дирижера, посчитала, будто муж по обыкновению перебрал, поэтому о чем-то невнятно мычит, и «скорую» вызвала лишь к утру.  
После курса лечения руководитель хора нашел в себе мужество оставить город, преподавал в сельской музыкальной школе. Он отказался от своего звучного псевдонима, вернув сою первоначальную несколько смешную и милую фамилию – Бобрик. Сельчане отзывались о любезном Бобрике в предельно уважительном тоне, рассказывая, как этот скромный человек умеет привить не только ученикам, но даже их родителям чувство понимания великой триады – добра, истины, красоты.  
Инесса Юльевна Бобрик вдруг захотела увидеть девочку, про которую все кругом говорили, что она дочь ее мужа. 
Татьяна старшую дочь забрала с собой в Москву, а младшая, Ася, пока оставалась жить там же, в Иваново, с бабушкой. Целое поколение можно смело назвать «бабушкиными детками», ибо молодые родители, уезжая на заработки из маленьких поселков в большие города, оставляют детей бабушкам, которые еще сами не стары, полны сил и, чаще всего, одиноки. Из больших городов в свою очередь матери и отцы уезжают в столичный мегаполис, разбухающий, как на дрожжах, так что в России и СНГ скоро будет целесообразно сохранить только шахтерские разрезы с нефтегазовыми вышками. Все остальные – будут жить в Москве и области. Впрочем, и отсюда отправляется молодежь осваивать зарубежные палестины, также оставляя детей на бабушек. Это не так уж плохо! Готовы ли они, молодые люди, взращенные в «лихие девяностые», воспитать нарожденных детей? А для бабушек, поднимавших своих чад во времена, когда все заботы были о том, как выжить да прокормиться, существует перспектива реализовать неистраченные возможности: они в свое время получили вполне приличное воспитание.
Две прилично воспитанные женщины встретились, деликатно друг другу улыбнулись. Двухлетняя Аська помогала накрывать на стол, настойчиво повторяя: «Я сама». Инесса Юльевна сфотографировала девочку и во весь рост, и только личико. Уходя, прощаясь, покивала головой и развела руками: «Ну, надо же, надо же: копия!»
В выходные дни она традиционно навестила мужа в деревне. Показала ему фото. Это был принципиальный вопрос для Евгения Борисовича, который всю жизнь посвятил утверждению идеалов нравственности и морали! И не только по отношению к себе - среди участников хора всегда пресекал любые попытки самого невинного флирта! Но даже, если гипотетически представить, будто кто-то кого-то где-то родил, то ребенок – явление не только биологическое, но и, прежде всего, духовное! А какая же духовная связь могла у него быть с какой-то интриганкой бухгалтершей?!
«Вот мой истинный ребенок», - обнял Бобрик за плечи занимающегося у него дома ученика: сын местной алкоголички, стал лауреатом Большого конкурса, исполнив на фортепиано пьесу, написанную композитором Николаем Шереметьевым.      
Чутье вовремя остановило Николая Николаевича в его неистовом устремлении к вершинам музыкального олимпа. И он создал то, чего был всегда мастером – видимость. Ореол отшельничества, непонятности, неоцененности не дюжего музыкального дарования окружал «потомственного графа Шереметьева». Его красивый дом стал чем-то вроде музыкального салона: молодые люди, юноши, девушки, с запросами, с претензией на элитарность, устраивали богемные вечеринки, играли, пели, и оставшиеся после них благовония курительных трав говорили об особом тонусе и сладости проводимого здесь времени. Колю Шереметьева и поныне, в иной среде и с иной значимостью часто назвали «Достоевским», зная о пережитом им во времена тоталитарного режима смертном приговоре - по политическим, разумеется, мотивам! Так или иначе, все его бандитское окружение перестреляли или пересажали, а он жил-был себе припеваючи! 
Снова по чудесному Крыму ходила беременной от местного хулигана соседская девочка из многодетной семьи, наконец-то, вместо таджикского свидетельства о рождении получив паспорт. Она беременела, и вынашивала ребенка, будто наперекор судьбе, все глубже погружаясь в жизнь религиозной секты, которая не запрещала рожать без мужа и венчания, зато строго запрещала делать аборты. У секты была еще одна привлекательная сторона: она помогала многодетным. 
Украинского капитана-гаишника, одарившего пятисотенной представителя российских СМИ -  Поцелуев встретил у Киевского вокзала. Теперь он был лейтенантом службы ППС российской полиции. Потерявший звездочку в новых исторических условиях офицер бдительно «досматривал» гастарбайтеров из Средней Азии.  «Как сделать человечество счастливым?!» -шагнул к нему Валентин. «Нужно всех сделать гаишниками!» - явил остроту памяти полицейский. Расхохотались. 
Еще до костров на киевском Майдане бывший «даишник» навострил лыжи в Россию, благо, жена была у него московской области. Побегал, получил гражданство, и теперь: «Русский офицер!» - горделиво выставил он погон. И погрозил указательным пальцем льстиво улыбающимся азиатам.  «А щеки-то – там были круглее?!» - восполнил баланс справедливости Поцелуев. «Так мы свиней – молоком кормили! Там сало-то было!..» - отмерил бывший украинский капитан руку чуть не по локоть, ничуть не теряя веселости духа 
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…Современная барыня возвращалась с личным водителем на «Кадиллаке» в свое несказанно богатое именье. Бобруйский, служивший у нее дворецким, негнущейся рукой прятал початый шкалик в валенок и кричал мужу хозяйки: «Женька, барыня едут, хватит в компьютеры-то играть, садись за диссертацию. Да страницу, страницу-то переверни, ты еще третьего дня на тридцатой-то был!» В светелке выстраивались в два ряда двадцать восемь деток. За их спинами располагались Бобруйский с Женей. И хор, по взмаху барыни-дирижера, запевал. Песня неслась по степи, раздавалась в машине. Это мчался Поцелуев, небрежно бросив руку на руль, как обычно любил ездить, поднимаясь по взгорью. На обочине, на уровне облаков, подавшись всем существом вперед, ему навстречу, ждала юная хрупкая девушка.  
- Как долго ты ко мне ехал, - устраивалась она рядом. 
- А где люди, которые должны прибежать, стечься потоками и помешать нам? Так было всегда в моих снах?  
- Нам никто не может помешать. 
Они уносились вдвоем – когда неважно куда, лишь бы вместе. 
- Тебе всегда девятнадцать?! – изумлялся он.
- Девятнадцать было моей бабушке. 
- Бабушке?!
- И мама рассказывала о тебе.
- Ты – не сон?!
- Твое имя повторяли все женщины вокруг. Потому что все они были одиноки.
- Все одиноки?           
-Я любила тебя до своего рождения. Я устала ждать, пока вырасту, тебя любя. Я люблю тебя, Поцелуев. Я живу твоей жизнью…
Поцелуев пронзал пространство, поднимаясь по дороге, восходящей в небеса…
По экрану поползли титры, в которых сценаристом картины значился Валентин Поцелуев. А режиссером монтажа – Вероника Непорочная. В зале раздались аплодисменты. Это был премьерный показ, где собрались знакомые и близкие создателей фильма.
В фойе, принимая поздравления, Валентин не переставал посматривать поверх голов. В долгополой шляпе, в черной приталенной двойке с длинной юбкой, изящная и строгая из зала вышла Вероника Непорочная. Мгновение они смотрели друг на друга. Вероника улыбнулась, чуть склонив голову, пошла навстречу.
Удивительны женщины: красивая, изящная, с точеными движениями, прекрасно одетая Вероника также умно смотрела и тонко улыбалась. Но не было его, как ее мужчины, и она не осыпала внезапными, так поражавшими всех, восточной пряности остротами.
Удивительны мужчины: не было теперь с ним женщины, верующей в его редкое человеческое предназначение и силу, и не мог он сгрести в охапку едва знакомых женщин и пылать любовью, как прежде.
Они были похожими на себя людьми, потускневшими, как заброшенные картины. 
Знакомые здоровались с Непорочной церемонно, не переступая невидимой черты. Скорее всего, они почувствовали себя тем, кем неожиданно ощутил Валентин - частицей, созданной ею в Интернете человеческой мистерии.
Народ дружно отправился к Поцелуеву в гости послушать слаженно поющих хором деток в галстуках-бабочках, как это было в кино, и походить своими ногами по дворцу с мраморным залом и белым роялем! 
С заметным вздохом облегчения люди увидели недостроенный бревенчатый дом. Часть окон была без рам, а над фундаментом летней кухни высилась одна дверь, без стен, с рисунком пронзенного стрелами сердца и надписью: «Любимовка». 
Хозяин, словно заведенный на лишний оборот, успевал, показывая, что-то тесануть топором или стругнуть рубанком.   
Подобно урагану промчались по двору дети, и тотчас, там, за сараюшкой и курятником, набрав скорость, «саранча» пронеслась обратно, оставив, казалось, после себя хвостатый след.
«Папа», - вынырнула, казалось, из небытия маленькая девочка. Отец спешно для нее укоротил скакалку. «Дедушка», - потребовала внимания почти девушка.  Дед оценил сережки в ее ушах. «Поцелуев», - называла третья по фамилии, отчим отдавал ей телефон, и девочка тотчас углублялась в игры, издающие писклявые сигналы. Менее всего можно было заподозрить эту саранчу в том, что ее можно выстроить в хор.
- Ну, как? – нетерпеливо спросил Валя четвертую девочку, только что вышедшую из дома. 
Нервничал он заметно, видимо, как понимали дело люди, все еще переживая премьеру. 
- Пока никак, - отвечала та, растягивая слова на поволжский лад.
- А ты отвар на укропном семени пробовала? Или компотик из урюка? Я же тебе говорил! Компотик! – стрелял он словами, указывая вглубь дома.
- Попробую.        
Для всех гостей эта девочка особо не отличалась от других. И только Непорочная сразу отметила: как только эта последняя девочка появилась – все остальные дети во дворе поджали локотки и притихали, кажется, действительно готовые построиться в хор. Вероника мысленно даже назвала ее Эльзой Кох, известной надзирательницей Освенцима: такая благообразная строгость была в лице и осанке. 
 - Малинка, жена!  - ударив себя по лбу, представил Валентин.
Татьяна не стала барыней. Зато была женой Поцелуева. Работала в госструктуре на ответственной должности, под назначением на которую стояла скромная подпись руководителя государства. Сейчас находилась в очередном декретном отпуске, решая с помощью известного «президентского курьера» демографическую проблему.
Вероника, окинув семейство бывшего мужа взглядом, произнесла сочувственно: 
- Так и не успел, Валя, нагуляться!
Березовые сухие поленья вмиг вспыхнули в мангале. Валентин нанизал куски парной баранины на шампуры, взрываясь смехом и повторяя: «Так и не успел нагуляться!». Свиные ребрышки укладывал в барбекю, и хохотал до слез, заражая безудержной смешливостью гостей.       
Непорочная, легко улыбаясь, помогала ему, расставляя на столе зелень и фрукты.  
Мясо скоро зашипело на углях. 
- Никак, - появлялась взволнованная Малинка. 
- Если никак, тогда мыльца немножко, мыльца! – Взвивался Валя. - У нас так все бабы в Любимовке делали, все бабы! 
- Я еще с Дашкой китайским не занималась, а Полинке платье надо погладить! 
- Сама пусть гладит, саму приучай! Мыльца, говорю тебе, прямо туда!  Народный способ!
Он и сам то и дело удалялся. И, выгрузив на большую чашу ломти свиных ребрышек и куски бараньей корейки, сдобрив все кольцами ошпаренного кипятком и смоченного уксусом лука, используя общее движение к долгожданной пище, снова сгинул. Непорочная, по привычке, положила ему кусочки шашлыка на тарелку, подождала, зная, что он может чем-то увлечься и забыть про еду и гостей, пошла за ним. 
Мебель в доме была первой попавшейся, собранной отовсюду, застегнутыми или приоткрытыми сумками были завалены углы, как символ нескончаемого вокзального настроения. 
Валентин прижимался к спинке детской кровати, подавшись вперед, с напряженным ожидающим выражением лица, будто сейчас, через мгновение, должно решиться и произойти нечто чрезвычайно важное для всей его судьбы и судьбы человечества.  
- По-ка-ка-ла, - просияла Малинка, приподнимая за ноги младенца и вытаскивая из-под него марлевый подгузник с желтым абстрактным рисунком.   
У нее было двадцать восемь кукол, и всех она, вставая раньше, чем будила мама, успевала до ухода в садик поднять, одеть, покормить с ложечки, и усадить рядком. 
- Я ж говорил тебе, говорил, кусочек мыльца, - ликовал Валентин, -   у нас бабы всегда так делали, в Любимовке! 
Глаза родителей светились, лица были одухотворены, наполнены смыслом и ощущением вселенской важности происходящего.
- Глаза умнющие – в меня, – упоенно оценивал новорожденную дочь Поцелуев. - А ротик капризный – в тебя!
- Ага, как что хорошее, так в тебя, а как плохое – в меня.
- Я же объективно, объективно. У тебя глаза тоже неглупые, более того, красивые! Но не в тебя. Разрез глаз, ну, точно, мой. Точнее, бабушкин: у мамы такие глаза были! А лобик – в отца!
Зеркало, стоящее в коридоре, отражало профиль Вероники – из зеркала, искоса, вдруг посмотрел – ее покойный отец. Как было важно когда-то для отца, что она похожа на него, как выискивал он черты бабушек и дедушек. Тогда это было непонятно. А с возрастом, Непорочная все чаще стала замечать в себе, в движении рукой, в повороте головы – словно проступающих отца или мать. 
В саду Эдеме было два древа с запретными плодами. Древо познания, от которого отведали люди. И древо жизни, охраняя плоды которого Господь и прогнал Адама и Еву из рая, дабы люди, нарушившие запрет, не смогли откушать с него, став подобно Богам и получив жизнь вечную. 
Столб пламени вырвался из груди, и Вероника тотчас загнала его обратно, заглушила, зная силу заповеди «не оглядывайся», нарушение которой способно испепелить и превратить в каменный столб.
- Улыбается! – вздрагивал счастливыми смешками Валентин. – Невероятно: мамы давно нет, а здесь, вот она, рядом. Просто мама смотрит: с нежностью и… требовательностью. Как смотрела.  
 Там, за взглядом дочки, словно разверзался длинный, светлый коридор, где удаляясь, высвечивая путь дальше, впечатывались его черты с маминым разрезом глаз и отцовым лбом в земную вечность.    
Огонь в мангале пылал до глубокой ночи. 
Непорочная поднялась пораньше, чтобы уйти не прощаясь, не занимая проводами хозяев. Татьяна уже не спала, кормила маленькую. Запахнула ворот, вышла проводить гостью с ребенком на руках. 
Женщины на крыльце с умилением смотрели на Валентина Поцелуева, который, бросив руку на руль, в явном блаженстве мчался по небесам: «Я любила тебя до своего рождения. Я устала ждать, пока вырасту, тебя любя. Я люблю тебя, Поцелуев. Я живу твоей жизнью…» - слышал он голос юной попутчицы.
Малинка была спокойна: машина, с дремлющим за рулем водителем, покоилась с открученными колесами во дворе на чурбаках. 
Солнце вставало над тесовыми воротами, забормотали кряквы в пруду, дети высыпали во двор…

Картинка на мониторе уменьшилась, сгруппировалась. Вероника Непорочная, склонившись над компьютером, закачивала в свое виртуальное творение новые документы. 
Солнце заглядывало во двор. Утки, задрав хвосты, поплавками дергались на пруду. Резвилась детвора. Мужчина рубил дрова. Женщина, устроившись под высоким деревом, кормила грудью младенца.  
Чайка, в которую, по поверью, вселяется душа ослепшей девушки, с гортанным криком металась над полоской земли и воды, будто придавливаемая толщей неба.    
Мгновение остановилось.      
И не было ничего навсегда. Молитвенные голоса втекли, оживили даже самые дальние уголки компьютерной вселенной. 
 Девочка была одна в старом Храме, и ангел пел из души ее… 
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